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КНИГА ПЕРВАЯ



Что пользы будет, с чисто практической точки зрения если мы изведём из жизни поэзию, мечту, прекрасную мистику и всяческий обман? Что есть истина, неужто это вам известно? Ведь мы продвигаемся вперёд только через символы..
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ГЛАВА 1. ПАСКУДА



в которой Хаген теряет свою последнюю связь с буржуазным миром, громит квартиру друга и размышляет об эстетике отбросов


В руке пакет из дешёвого супермаркета «Тенгельман», я стучусь.
Есть и звонок, но он издаёт такой бинг-банг — бинг-бонг!
Хорошо было бы высадить эту дверь. Проломить надвое, чтобы половинки косо повисли на петлях, чтобы — зияющий провал и краска лоскутами. Ей было бы к лицу.
Хоть бы её не оказалось дома! Пусть бы она умерла! Молю судьбу! Да минует меня чаша сия!
Злость от безвыходности!
Открывает Ангела.
Как я ни молил — всё напрасно. Никакого телекинеза не существует. Иначе бы у неё — при моём-то страстном желании — по меньшей мере рука отвалилась.
Сейчас полдень. Я ещё не накопил сил, чтобы хоть что-нибудь противопоставить этой зверюге.
Уй — и как такое фырканье может исторгать столь чувственная пасть!
— Опять ты?
— Д-да, — заикаюсь я. — Пожалуйста, пусти меня повидаться с Вольфгангом, моим старым добрым другом.
Её глаза гневно сужаются, рот сжимается в белую щель. Как она меня презирает! Даже на шаг не отступила от двери, избороздила всего острым взглядом — сверху вниз и обратно. Стою, как животное в зоопарке, с головы до ног обсмотренный.
Это подточило мои силы, и без того изнурённые.
— Вольфганг! — громко возопил я через её плечо. — Вольфганг!
Мой вопль эхом разнёсся по всей их съёмной квартире. Ангела ответила издевательской усмешкой.
Я раздавлен, просто по полу размазан изобилием её плотских прелестей. Пыль жрать проклят и приговорён. О, Ангела у нас красавица, ясное дело! Картинки на обложках глянцевых журналов учат нас, что именно это и есть красота. Стройная, блондинистая — обстругана гладко, без заусениц. Длинношеяя тварь благородная. Все подонки ликуют. Она и туготитяя, она и узкощелая! Ух ты! Ах ты!
Но до чего же ледяная. Вблизи такой женщины у меня если что и затвердеет, так лишь от холода.
Издаёт шипение:
— А тебе не кажется, что ты появляешься здесь чаще, чем хотелось бы тебя видеть?
Ах — что ни слово, то наговор! Я давно перестал бывать здесь часто, последний раз заглядывал недели две назад — и так же ненадолго, как и без всякой охоты.
Но я не отваживаюсь на ответ и опускаю голову — просто выражений подходящих не нахожу, чтобы достойно с ней контактировать.
Кто-то в глубине квартиры выключает проигрыватель. По тёмному коридору медленно плетётся Вольфганг. Так, значит, он дома! И кажется, он рад меня видеть. Это утешает.
— Хаген! Это ты! Входи же, что ты стоишь!
Ангела, его жена, вскинула голову, метнула в него через плечо испепеляющий взгляд. Вольфи вздрогнул. Должно быть, увидел в её лице что — то ужасное.
Я собираю всё наличное мужество и прокладываю себе путь, мягко отодвигая бабу в сторонку. Она гневно пыхтит и с шумом удаляется в спальню. Хлопает дверью, обиженная. Но не стсит обольщаться, это, как всегда, не более чем притворный жест любезности… Я-то знаю, сейчас же вернётся и продолжит свою войну на уничтожение. Я должен быть истреблён — стёрт с лица земли. Выдавлен, как прыщ. Только брызги полетят! Мне, «нежизнеспособной сволочи», как она меня называет, нет здесь места, ни полсантиметрика квадратного.
Стремиться уничтожить нечто и без того нежизнеспособное — в этом мне видится немалый парадокс. Ну да.
Вольфганг подаёт мне руку.
— Как дела?
— Терпимо.
До чего же бесцветная у них квартира! Чёрный ковёр на полу, чёрная мебель. Белые стены без картин. Много всякого звукотехнического оборудования разбросано там и сям. Это Вольфганг записывает свои амбициозные четырёхдорожечные композиции. Ангела пометила свои территориальные притязания жуткими цветочными вазами; они торчат в каждом углу, свешивая наружу своё мёртвое содержимое.
— Не было ли для меня почты?
Он говорит, что нет, и с сарказмом добавляет, что больше ничего и не будет, если не считать рекламных проспектов.
Он хотя бы знает, какую боль мне причиняет эта правда?
Четыре месяца, как ничего не приходит. Какая жалость.
А почту я любил. Утро, когда в ящике лежало два письма, автоматически становилось добрым.
Все связи оборваны. К этому я уже привык. То было в другой стране, в другие, далёкие времена, на другом языке. Всё прошло.
Я кивнул на свой пакет:
— Опять пришла пора попировать!
— Да уж попируем.
С некоторого времени, вот уже несколько недель, я приношу еду с собой, чтобы Ангела заткнулась. Но это не помогает. Она ругается ещё сильнее.
Мы идём на кухню, она очень тесная, а из-за большого окна, белых полок и пузатого морозильника кажется ослепительно светлой.
Я ставлю воду для лапши и открываю баночку с гуляшом. Вольфи ухмыляется, выковыривает из упаковки пиво и протягивает мне. Но себе не берёт. Тким я его не узнаю.
Он, почти извиняясь, отмахивается и лепечет что-то насчёт того, что он и так жирный и что ещё слишком рано для пива…
Это вселяет тревогу.
На сцене появляется Ангела. Выглядывает из — за плеча Вольфганга. Смотрит, как я готовлю. Вольфганг прислонился к дверному косяку, он кажется меньше ростом — будто сжался в ожидании удара. Нет, я не могу во всё это поверить, это не может быть правдой…
Ангела выражает своё отвращение громким «бэ-э». Она не понимает, как можно радоваться такой еде. Да — это самый дешёвый гуляш, да — всего одна марка за баночку — в супермаркете они навалены рядом с собачьим кормом, — но если как следует сдобрить его пряностями, из него можно кое-что изладить. Поваренная книга исследователя мусорных баков, страница 13.
Я сосредоточенно уставился в кастрюлю, молчу, подсыпаю очередные пряности, помешиваю, а когда снова поднимаю голову. Ангелы уже нет. Уф-ф!..
Вольфи хороший человек. Добрый. В этом ему не откажешь. И похож на плюшевого мишку. Типичные такие щёки и мягкое, круглое лицо. Он смазывает свои чёрные волосы чем-то жирным, и это придаёт ему заурядный и скучный вид. Он и на самом деле тихий и совсем ничего о себе не воображает.
Дела его, кажется, идут неплохо.
Причиняет ли ему хоть какое-нибудь неудобство тот факт, что его худшая половина так со мной обращается — со мной, его старым другом? Думаю, куда больше его тяготит то, что он выглядит при этом тряпкой. Подкаблучником. Но по — настоящему он, похоже, ничего не стыдится, кроме своего небольшого пивного животика, который он старается скрыть под просторной чёрной майкой. Но животик даже и названия такого не заслуживает. И этот стыд — скорее так, для времяпрепровождения. Пустая трата чувств. Развлечение в свободное время.
Он улыбчив. Сейчас это больше похоже на смущение.
Нет, мне и на самом деле здесь не так уж приятно.
Норны[1] очертили вокруг меня круг из улиц. То ли это магический круг, то ли путы — вопрос остаётся открытым. Во всяком случае, стоит мне сделать шаг с улицы и переступить порог дома, как начинается столпотворение.
А было время, я поварил в этой кухне дважды в день. И готовил совсем другие блюда, не то что сейчас. Пальчики оближешь. Настоящий блуд желудка. Это длилось целых четыре месяца. Были времена! Тогда я не умел ценить их по достоинству.
Я был тогда на краю, на южной оконечности жизни, где океан говна — если говорить языком кошмарного сновидения средневекового корабела — переходит в гигантский водопад, обрушивающийся в пустоту хаоса.
Много всяких событий напроисходило, видит Бог. Слишком много потребовалось бы вложений и боли, чтобы всё это вспоминать и заново пережёвывать. История, завязанная узлом. Как это часто бывает, причины таятся в эмбриональной слизи. Известное дело. В конце концов я стал игроком. Игра же выродилась в вонючую работу. И я тянул эту лямку. Пока вдруг не кончились деньги. Удивительным образом ниоткуда не было прихода. Этакое безобразие!
Признаться, я восемь недель подряд просто сидел на кровати и смотрел на синих тряпичных слонов, устроившихся в обнимку на батарее отопления, — подарок минувшей любви. Но чтобы из — за этого лишиться квартиры — просто смешно. Уж на квартиру-то денег можно наскрести! В таких случаях я закладывал или продавал телевизор или ещё какую-нибудь технику, а то перехватывал денег у друзей.
Годами так и было. И хоть бы что. Но чтобы схема работала, надо было хоть иногда долги-то возвращать, так? Неожиданно все ниточки оборвались, всё прекратилось. В доме больше не осталось ничего ценного — за исключением нескольких старых книг. С которыми я не хотел расставаться. Освобождая квартиру, я забрал их с собой, а остальное было мне безразлично.
Приток средств прекратился, но я только посмеивался. И поселился у Вольфганга. Друг не дал мне пропасть и привёл в свою двухкомнатную квартиру; я водрузил своих синих тряпичных слонов на батарею, а сам уселся на кровать и стал на них смотреть, то и дело прикладываясь к пиву.
Я чувствовал себя по-настоящему беззаботно. Всё было в порядке. Два метра, отделявшие меня от слонов, создавали пространство, достаточное для жизни. Вскоре я решил готовить для моего хозяина. Это было честно. Ему нравилась моя стряпня. Места нам хватало, и мы не ссорились.
Тогда у Вольфи не было женщины, и это его невыразимо печалило. Ему нужна была женщина. Казалось бы, чего: панель вот она, за углом. Но Вольфи непременно надо было влюбиться до потери памяти. И он своего добился. Да. Ангела…
Она захватила квартиру с жадностью термитной орды. Не надо было обладать пророческим даром, чтобы предсказать беду.
Золотой крестик у неё на шее указывал уровень, который для меня был гораздо ниже порога приемлемого.
Вначале я разговаривал с ней по-хорошему, даже пробовал её соблазнить — в соответствии с денизом «Жёны наших друзей — наши жёны». Она неё недовольнее высказывалась по поводу моей социальной апатии. Тогда я начал прикидываться, что ищу работу и вот-вот начну новую жизнь. Врать я умел.
Но это не помогло.
Она вышвырнула меня. С пинками и руганью. Разъяренная, словно злая шлюха, изгоняющая со своей территории конкурентку.
Сколько дней перед этим она давила на Вольфганга! А когда я напился — спустила меня с лестницы. Я не узнавал моего старого друга, который стоял рядом с ней и только беспомощно пожимал плечами.
Ничего не поделаешь. Он был тогда не в себе — на седьмом небе, влюблённый и потерянный.
Пришлось мне подружиться с улицей — как нарочно в октябре, с наступлением холодов. Всё покатилось под откос. Моих слонов Ангела погубила. Она растерзала их кухонным ножом. Я поклялся убить её за это тем же способом.
С тех пор я знаю: давая обет, надо ставить себе жёсткие сроки, чтобы не замотать обещанное. Впрочем, всё это лишь фантасмагории мести, я никого не смог бы убить, тем более с наслаждением. Между тем я на стороне людей, которые расценивают это скорее как слабохарактерность.
Ох уж эти слезоточивые истории в прошедшем времени! Надо с этим кончать!
Вот я сижу здесь. Идиллический свет пронизывает мой пивной стакан, и Вольфи улыбается. В его лице с тех пор завёлся маленький комплекс вины. Так и прыгает, как чёртик. Страшно взглянуть.
Еда готова.
Она хороша, на вкус неопасна. Я предпочитаю заправляться на кухне, поставив тарелку на плиту. В гостиную сунуться боюсь — а ну как баба там поджидает.
Она уверяет, что заболевает от одного моего вида.
Невозможно отнестись к этому с пониманием. То есть понять это можно, но лишь поневоле.
Она называет меня паразитом. Ну, хорошо — а кто не паразит? В наши дни люди работают только из-за несостоятельности или из-за угрызений совести либо из желания иметь обманчивую уверенность в завтрашнем дне.
Каждый может назвать меня попрошайкой. На здоровье. Одно из ругательств, лишённых всякого значения.
Ангела ведь тоже не работает.
Как только я заговариваю о ней, глаза Вольфи загораются счастьем.
Конечно же, я пытался плести интриги. Тщетно.
У Ангелы есть эта пресловутая щель, и она её использует. Немилосердно. По два раза, когда припрёт. Вольфи так сильно любит её. Ангела любит его не так сильно.
Вольфи сейчас очень хорошо зарабатывает. Они собираются вскоре переехать отсюда — в более приличный район.
Я выглядываю на улицу.
Это совсем другое дело — когда видишь улицу из окна. Окно — это невидимо затемнённые очки, оно скрывает от взгляда самое существенное.
Казалось бы, окно — всего лишь кусок стекла, которого — если его хорошо вымыть — почти что и нет. Ха! Как бы не так. Окно — это фасад. Дай кому-нибудь в руки кирпич — и у него в руках будет кирпич. А дай ему квадратный кусок стекла в раме — и у него в руках почти что дом. Окна — это фильтры для зрелища.
Вольфи живёт не в «хорошем» районе. Это дешёвый север, хотя и он довольно дорогой.
Мюнхен по большей части считается чистым и мёртвым городом, но отсюда, по крайней мере, можно увидеть немного дерьма. Оно дожидается меня там, снаружи. Сюда ему нельзя!
Ангела — чистюля. Образцовая домохозяйка. Квартира просто вылизана, так и сияет чистотой. Одно время я пользовался здесь ванной. Но она запретила мне это, потому что ванна — её святыня.
Ангела будет излучать здоровье, даже если травить эту землю восемьдесят лет подряд. А то и больше. Любой водитель скорее врежется в дерево, чем раздавит это тело.
Она ненавидит меня, потому что я дерьмо.
В дерьме я кое-что смыслю, да. Об этом мне есть что сказать. Уплетая за обе щёки, я смотрю на дерьмо. Это одинарное стекло пролегает между нами крепостным рвом. Мусор. Отбросы. Грязь. Эти слова больше не наделены для меня зловещим смыслом. Я люблю его. Дерьмо.
Оно — моё царство, там я правитель, там меня терпят, там я подолгу роюсь во флоре отбросов. Моё комическое, моё устрашающее царство.
Я не хочу жаловаться. Упаси Господь!
Если бы я хотел пожаловаться, я бы рассказал о зиме. Зимой мой характер меняется, а моя философия приобретает более жёсткие черты. Каждая жалоба имеет свойство сбываться.
Сейчас всё так и пышет июнем. Такие подробности имеют чрезвычайно важное значение. А январь наступит только в январе, тогда и будем говорить о нём.
Дерьмо — это моя сага. Дерьмо повсеместно объявлено смертельным врагом. Его пытаются смести с лица земли. Буржуазия перепугана. И то правда, дерьмо алчно. Но я его сторонник. Защитник отбросов. Адвокат всего гниющего.
Возьмём хоть этот небольшой участок, видимый из окна. Улица, ведущая в недавно застроенный квартал. На асфальте поблёскивают осколки, словно вкрапления кварца в пляжном песке. На газонах окурки — как грибы среди травы. Ветер гонит красные клочки листовок. С афишной тумбы свисает полуоборванная реклама. В лужицах под ней радужные химические разводы. Рядом дети роются в контейнере со строительным мусором. Во всём этом нет ничего безобразного.
Если представить здешний ландшафт году этак в 1400: деревья, деревья, деревья, река, пригорок с виселицей, бедное подворье, тропа, полузаросшая травой, опять деревья, деревья, деревья, попадаются и люди — на десять тысяч тупых один умный — и снова десять тысяч до следующей светлой головы, город с высокой крепостной стеной и белым собором, опять деревья, деревья, а в промежутках поля и лес, звериный рык и птичий посвист, прозрачное озеро и деревья, деревья, деревья …
Нравилось ли всё это людям в те времена? Вряд ли — иначе они оставили бы всё как есть.
Большинство моих современников тоже вечно всем недовольны, они стенают, жалуются и хнычут. Дремучие люди, беспомощные недобитки, отставшие и отпавшие отовсюду, они живут где-то во временах, обозначенных ещё трёхзначными числами.
Мне только двадцать семь, я поэт и с удовольствием смотрю на вещи снизу. Может быть, это нечто вроде смирения. Но оно даёт мне возможность видеть вещи масштабно. Галлюцинации. Я знаю в этом толк. Красота — это галлюцинация. От неё становится хорошо.
Я стараюсь не жалеть ни о чём, что уже произошло. Я не хочу обратного хода событий. Когда небо затянуто пыльным смерчем, когда солнце глохнет, а луна зеленеет, дети с восторгом приникают к своим свинцовым подзорным трубам и восхищённо наблюдают за светопреставлением.
Разложение и его грация. Пафос разрушения, меланхолия распада. Просто опера.
Да уже и правила установлены, как должны выглядеть забитый и залитый клозет, опустевший рыбный базар, заплесневелое яблоко, чтобы не казаться старомодными. Действительно — разве китч не являет собой противоположность дерьма?
Я принял дерьмо, как принял деревья и камни, крыс и китов, человекоподобных обезьян и обезьяноподобных людей.
Эстетика дерьма — единственное, что меня ещё интересует. Оно непритворно, не симулировано, свободно от приукрашивания. Я никогда не любил греческих храмов — мне нравились только руины.
Сага мусорного бака богаче, содержательней и интересней, чем сага находящегося поблизости леса. Это — наша сага, наш гимн. Я говорю «да» кофейной гуще, пустым стаканчикам из-под йогурта и черноте под ногтями.
Я говорю «да» йогурту, кофе и красному лаку на ногтях. Но остров блаженных — это не для меня. Утром, когда я встаю, мне необходимо видеть высотный дом вдали, чтобы знать, почему я в нём не живу, и испытывать благодарность к дерьму рядом со мной за то, что оно позволяет мне понять красоту. Великолепное столетие — этот двадцатый век.
Я уже знаю, что вы мне ответите: мол, о да — декларировать зло как счастье, поражение превращать в победу-в этом мы всегда были великие мастера, правильно. Наука пропаганды. В каждом из нас сидит собственный, аутогенный Геббельс. Маленький пиар-штаб в мозгу, который разрастается и превращается в орган.
Вплоть до того, что трагика становится модной формой счастья.
Пусть так и будет. А почему бы и нет?
Вольфи начинает плакаться.
Его новая работа: сидеть в тесной студии и ночи напролёт смешивать трамбующую музыку. За это ему платят много денег, но он ненавидит это бумм-бада-бумм ещё больше, чем я. Целую неделю записывать только барабаны и ударные для одного сингла! Множество народу будет вертеться под эту музыку. Ритм, ритм, суррогат. Ткм-там. Выдержать невозможно. Наступает перевозбуждение.
Особая акустическая форма дерьма, которую я бы с удовольствием изгнал из мира, поскольку она не даёт покоя даже на улице, она громыхает из тысячи дешёвых стерео, как будто я попал в сети этого грома. Хаус. Фанк. Хип-хоп. Рэп.
Что-то во мне того и гляди повредится, что-то очень чувствительное: музыка у меня в голове, она сопровождает всё происходящее, как пианино в немых фильмах. И мелодиям в мозгу приходится восставать и отбиваться в бешеном форте. А это как раз мои самые любимые места.
Вольфи жалуется долго и нудно и рассказывает о музыкантах-кокаинистах, которые трахают свою группу прямо на пульте.
Между тем я поглядываю в сторону остатков моего домашнего имущества — моих книг и пластинок, которые стоят на нижней полке у них в гостиной. Быстро осматриваюсь. Ангелы не видно.
Я бегу к жалким фрагментам моей библиотеки, вытаскиваю что-то и показываю Вольфи, уводя его подальше в кухню.
— Взгляни — это вещь! Очень дорогая, но хорошая. Первое издание Оскара Уайльда. 1881 год. Продаю тебе — за какую-нибудь дохлую пятидесятку!
Он ухмыляется, глядя мне в лицо.
— Но она и так здесь стоит!
— Ну хорошо, но признайся: то, что ты обладатель, ещё не значит собственник. Это неполноценное состояние, оно не может тебя удовлетворять.
— Хаген, насколько я припоминаю, эту книгу ты мне уже однажды продал…
— Да? Продал? Может быть. Вполне возможно. Но мы можем заменить её на что-нибудь другое. Вот это, например…
Я 6eiy к полке, потом возвращаюсь с древним Свифтом, который значит для меня очень много. Вольфи перебивает меня:
— У меня достаточно книг. Больше мне не нужно. Я ненавижу читать!
Таких страшных слов он ещё никогда не говорил. Надо пропустить их мимо ушей. Он точно больной на голову — а всё из-за этой трамбующей музыки. Но мне нужны деньги.
— Послушай, да ведь эта книга — только для того, чтобы ею похваляться! Она и не предназначена для чтения. Это предмет интерьера. Отдаю за две сотни! Считай, что подарок! Она стоит в четыре раза больше — как минимум. И я к ней сердечно привязан. Поэтому я оставляю за собой право выкупа!
— О боже мой…
— Ну ладно — так уж и быть: можешь считать её своей собственностью за сотню. Только пообещай мне, что никому её не перепродашь, хорошо?
Он нервно раскрывает свой бумажник, извлекает пятидесятку и швыряет её мне:
— А книгу эту проклятую можешь оставить себе!
Ну и хорошо. Это замечательное решение вопроса. Я растроганно хлопаю его по плечу. Он кажется смущённым со своим ротиком плюшевого мишки.
Внезапно в дверях возникает Ангела, руки в боки.
— Ты дал ему денег?
Вольфи молчит. Он никогда никого не умел обманывать.
— Ты дал ему денег, этому подонку?
— Не волнуйся так, Анги. Оставь нас, мы сами разберёмся…
— Так ты никогда от него не отделаешься!
Ангела резко поворачивается в мою сторону и смотрит на меня уничтожающе. Воинственная амазонская морда. Её пасть превращается в заветную «щель», но с кастаньетным прищёлком. Срамные губы, гневно налившись кровью, производят синхронный перевод гитлеровской речи:
— Послушай, ты! Я тебе скажу, раз он не смеет! Он сыт тобой по горло! Он просто слишком деликатный человек, чтобы сказать тебе об этом!
— Да? — Я смотрю на Вольфганга, он отрицательно качает головой, но как-то медленно и неубедительно — так, как будто по сути со всем согласен, только в деталях есть отдельные неточности. Я хочу выжать из него опровержение: — Вольфи, ты слышал, что сказала твоя благоверная?
Вольфганг молчит, упорно глядя в окно. Так деликатный он или трусливый? Плечи у меня опускаются до самых бёдер. Всё это не может быть правдой…
— Да он мне через день жалуется, что больше не может выносить тебя. Оставь уже нас наконец в покое! — орет его большая любовь, большая по форме. — Тебе здесь просто не место, ты поганый паразит! Притаскиваешься сюда и заговариваешь ему зубы, упираешь на старую дружбу, лишь бы вытянуть из него несколько марок, ты провонял мне всю кухню, всё перевернул вверх ногами, ты вторгаешься в нашу частную жизнь…
И так далее и тому подобное.
Я хотел бы осквернить твой труп, думаю я про себя. Вскрыть твой гроб и оторвать твои позеленевшие груди, растерзать их моими когтями и кинуть на корм кладбищенским крысам и червям, воронам и грифам — всей фауне смерти. Набить тебе рот землёй, чтоб полопались щёки. Я хотел бы засунуть палец тебе в глазницу и расковыривать вытекший глаз! Я хотел бы сделать с твоим трупом такое, чтобы меня обвинили в убийстве падали!
Но я помалкиваю. Прикусил язык так, что с губ и мышиный пердок не сорвётся. Она же ругается, брызжет слюной, верещит, и мне вдруг становится ясно, что я бы даже переспать с ней не смог, какая бы она ни была раскрасавица. Оказывается, я ещё не настолько прогнил, как сам о себе думал.
Вольфганг оттирает её за дверь, стараясь успокоить ласковыми словами. Целых десять минут он её оглаживает, бормочет ей что-то, чего я не могу расслышать. Они продолжают шептаться в спальне.
Я открываю кухонные шкафчики и набиваю себе карманы брюк съестными припасами: баночка спаржи, тунец, луковая колбаса. Сливочный кекс.
Вольфанг возвращается — один, без приложения, весь блестит от пота, заговорщицки тычет мне указательным пальцем в плечо:
— Послушай… сам же видишь… то есть, может, будет лучше тебе больше не приходить сюда.
Надо будет — позвони, мы где-нибудь встретимся и что-нибудь учиним. А если к телефону подойдёт Анги, ты просто повесишь трубку, а, договорились?
Как тихо и испуганно он это шепчет. Как всё это постыдно и банально, как это карикатурно и уродливо. Ужасно. Нестерпимо. Меня трясёт.
— Так низко ты опустился?
— Прошу тебя, Хаген, не надо упрёков! Ведь она, в конце концов, не так уж и неправа…
— Ах вот оно что!
— И пожалуйста — не надо этого тона! Только не это!
— Какой такой тон?
— Ах да! Да-а-а, сам от себя ты в полном восторге, это ясно. Смотришь на меня свысока, сверху вниз, ведь так? Ведь ты считаешь себя свободным человеком!
— Ну, по сравнению с тобой-то…
— Ах да-а-а! — голос его крепнет. И с этой минуты он больше не смотрит на меня. — Свободный человек, который у меня побирается! Вот уж действительно класс!
Я уверен. Ангела подслушивает и довольно потирает руки.
— А ты подумал, каково приходится мне? — продолжает он. — Всякий раз я вынужден выслушивать массу упрёков!
— А почему бы тебе просто не дать ей по морде?
— Тише ты!
Всё это становится в конце концов скучно. Пора рубить сук. С моей склонностью к драматизму — самое время.
— Всё с тобой ясно! — говорю я.
— Хорошо, хорошо, тогда давай проваливай уже!
— Ухожу… ухожу…
— И прихвати свои проклятые книги!
— Знаешь что? Я их тебе дарю! В память о нашей многолетней дружбе.
— Они здесь только место занимают!
— Ах так? Но мои пластинки — их-то ты ведь слушаешь, разве нет?
Он поворачивается и уходит в гостиную. Мне плохо. Я достаю из холодильника бутылку вина.
Вольфганг возвращается, держа в руках две синеньких.
— Вот — я их у тебя покупаю!
Две ничтожные сотни — это чересчур мало за триста пластинок, всё сплошь избранные записи. Но я беру деньги. На большее мне здесь рассчитывать не приходится. Ну, а теперь приступим.
Сейчас они своё получат. Должно пройти как по маслу — особый случай. Я отключаюсь и бью моего друга Вольфганга по морде. Он даже вскрикнул. Это страшно. Меня мутит. Добавлять я не стал. Лучше вазы, которыми Ангела уставила всю квартиру. Всё вдребезги, звон осколков… красота!.. Эта царственная особа выскакивает из спальни и рвёт на себе волосы от ужаса. А-а-а…
Мебельная стенка опрокинута. Бумм! Ангела бросается к телефону. Но я её опережаю. Выдёргиваю кабель. Сыплется штукатурка. Мне приходит в голову достойное завершение моего визита в этот дом: её священная ванная комната. Во всём её блеске и славе. Вольфганг лежит на полу, закрыв лицо руками. Наверное, ничего больше не хочет видеть. Я перепрыгиваю через него, становлюсь на оранжевые плитки ванной и писаю — выписывая моё имя — подписываюсь. Бежит Ангела, вооружившись тупым столовым ножом. Я стою спиной к ней, но, к счастью, есть зеркало, и, к счастью, она не очень сильная. Ножичек со звоном падает на плитки. Я валю её на пол, пинаю под зад. Достаточно. Ангела плачет. Ну и на здоровье. Она очень серьёзно относится к своей ненависти. Это самое поразительное.
Самое время оставить это время в прошлом.
Все канатные мосты в старый мир уничтожены, перерезаны. Это был мой последний адрес. Ещё одна сентиментальная секунда — и я хватаю вино, бросаюсь вон и бегу что есть мочи.
Передышка.
Спрятаться. Присесть. Успокоиться. Блевануть. Выблевал с литр. Уах!
Всё же я совершил что-то страшное. Друга своего ударил. Я распечатываю бутылку вина — просто вдавив пробку пальцем внутрь.
Вы всего лишь горящие восковые куклы, с фитилём в голове. А вы думаете, у вас в черепке что — то тёплое и уютное? Вы пылаете и плавитесь; мне надо было пописать в ваши глазницы, чтобы не намочить пол!
Многовато для одного дня. Слишком много разрушений, и ещё не всё позади. Это хорошо.
Всегда бывает хорошо, когда чёрт скачет на свинье навстречу рассвету. Ху-у-у-ха-ха-ха! До чего же мне плохо.
Где я, собственно, нахожусь?
Земля под ногами, как ей и положено. Все поросло травой. Хорошо.
Я богат! Двести пятьдесят марок, бутылка «шабли» и на два дня еды. Всё путём. Вон там стоит какая-то разбитая машина, сплошь обломки. Я осторожно влезаю в неё. Ангела вполне могла вызвать булей. Лучше часок переждать в укромном месте, а потом уже двигать дальше. Из приборной панели свисают оборванные провода — красные и жёлтые. Старение и ржа, расшатывание и обрушение. Класс!
Машина — красивая вещь. Многие автомобили — скучнейшие штуки. А эта развалюха — превосходна. Мы уже тысячелетия интегрируем дерьмо и делаем это всё рафинированнее. В дерьме есть и яд, и мощь.
Растёт число копрофагов.
Удовлетворяемся ли мы при помощи кожи, бича и острых высоких каблуков, идём ли на кладбище и трахаем там мёртвых или робко довольствуемся фильмами ужасов — так или иначе, трэш — это форма искусства, и наш гимн — барабанная дробь и культивированный крик…
Когда возник планктон, когда он пополз вверх по утёсам, пустил корни, то лава и огонь наверняка сперва хохотали во всё горло и лишь потом принялись жаловаться, сомневаться, впадать в отчаяние и выть: «Ах, мы затвердеваем, мы каменеем, повсюду лишь остывший пепел, жизнь умирает. Ох-хо-хо…»
Победа. Тоже не более чем галлюцинация — равно как и борьба В последнее время начинает развиваться эстетика поражения-на пару с кокетством потерянности: сборник правил хорошего тона для терпящих банкротство… Кто-то стильно передаёт ложку, а кто-то неуклюже идёт через Иордан. Это новейший вид спорта, очень весёлая, но только наидешевейшая мода на ипохондрию, мне она безразлична.
Мне вообще нравится китч. Время оливковых деревьев, кустов боярышника и розовых клумб миновало, они перекочевали в рекламные проспекты и привлекают туристов: на сегодняшний день — свалявшийся клок волос в алюминиевой пепельнице; но китч, эта навязчивая раскрашенная гетера, ведёт смертельную борьбу за нашу благосклонность. Это я люблю.
Дерьмо рассказывает в конечном счёте о том же самом, непрерывно указывая на это своими гнилыми пальцами.
Пока что дерьмо и китч приблизительно уравновешивают друг друга. Магическая смесь мишуры. Раньше я стремился в будущее, потому что был оптимистом. Сегодня я хочу оставаться в настоящем, потому что я есть оптимист. Я принад лежу сегодняшнему дню. Здесь моя игрушка. Та глина, из которой я леплю фигуры — от утреннего тумана до неоновой пестроты. Я тоже борюсь. За победу. Ну конечно, за что же ещё? Борьба — это слишком святое дело, чтобы заворачивать её в знамя.
И если какой-то наивный, высунувшись из окна, кричит, что земля уродлива, жизнь бессмысленна, потому что реки отравлены, озёра полны мочи, а деревья носят короткие стрижки, то этот парень может быть полезен, как и всё остальное, но я позволяю себе язвительно посмеяться над ним и прямо-таки эрегирую, потому что тот ничего не понял.
Но вот час прошёл. Патрульная машина так и не подъехала.
Снимаемся, направление зюйд-вест.
Хорошее белое вино! Я выливаю себе в глотку этот слабо концентрированный яд, таящий столько наслаждения, и выбрасываю пустую бутылку в мусорный бак для стекла.
Хотя моё отношение к дерьму интимно и гармонично, я произвожу его гораздо меньше, чем многие другие. Поэтому из моей спермы никогда не вырастет дитя! Пока земля не опустеет и не очистится.
Для этой клятвы я дал себе определённый срок.
Ода…



ГЛАВА 2. ЛИЛЛИ. ПРОСТИТУТКА



в которой Хаген представляет нам свою семью, в которой говорится об убийце Ироде, появляется беглянка, а Лилли зарабатывает двадцать пять марок


Раны мои горят. Натёртые рубцы разъедает соль. Шагать — просто пытка. Непроветриваемый пот сжигает мне яйца, впивается в кожу. Каждый шаг причиняет боль. Мои трусы — на два размера меньше — натёрли меня до крови, разъели мне бёдра до мяса.
Я пытаюсь оттянуть тесную одежду, проветрить тело. Ничего не получается. Узкие джинсы привносят свою долю, не дают даже руку просунуть на помощь, отрезают меня от моей нижней половины, где царит субтропический климат — там парит, всё бродит, конденсируется, увлажняется.
И вот я, растопырив ноги, топаю вперёд, похожий на ковбоя, изнемогающего от нереализованной любви. Ну и позорный же вид! Как будто я жертва какой-то чудовищной мутации — приговорённый таскать раздувшуюся, вспученную мошонку, готовую в любую минуту лопнуть, разбрызгивая сперму по всему городу.
Некоторые альтернативно одетые женщины с самоуверенными причёсками, проходя мимо, бросают на меня взгляды, полные презрения. иозмущённые изобилием выставленной напоказ мужественности.
Знали бы они, как ошибаются на мой счёт!
Я мог бы хромать, подволакивать левую но- iy, показывая, что я болен, разодран, натёрт. Но я не хочу так низко падать. Уж лучше презрение, чем сострадание и жалость. Впредь — решено! — буду тщательнее подходить к выбору одежды. Достойными кражи будут считаться только простор- I иле, удобные штаны.
Синий трамвай скрежещет на повороте. Все пассажиры смотрят на меня. Мои ноги, разведённые почти в шпагат, занимают три четверти ширины тротуара — встречные прохожие жмутся к стенам домов. Это уж совсем смешно. Так дело не пойдёт.
Сворачиваю в парк, прячусь в ближайшие кусты, снимаю брюки, стягиваю трусы, выворачиваю их наизнанку и снова надеваю. На полчаса хватит.
Маленькая девочка хихикает и бросается прочь, но зацепляется за кусты своими длинными волосами. Рванулась, так и не набравшись смелости оглянуться.
Тонкая светлая прядка осталась реять на ветке орешника.
И как я не заметил девчонку! Надо рвать отсюда, такое может плохо кончиться — ещё схватят за эксгибиционизм. Или в моём случае это лишь нарушение норм общественного порядка? Так я и знал! Что я вижу на вершине Насыпной горы? Девчушка держится руками за голову и плачется своему папе, показывая пальцем вниз, в мою сторону. Папа грозит мне кулачищем, этакий очкастый бородач с цейссовской рекламы. К счастью, нас отделяет друг от друга метров двести. Но он орёт мне вслед: «Распутник! Поганая скотина!» Впредь надо быть поосторожнее.
Насыпную гору я люблю. Здесь я играл и запускал когда-то воздушных змеев, зимой катался на санках и водил свой Африканский корпус в решающую битву за Сталинград.
Мой отец как-то говорил, что сюда свезли обломки разбомблённых домов, засыпали их землёй, засеяли травой — и получился зелёный холм.
Я тогда со вздохом объяснил моему отцу, что это легенда, сказка, что на самом деле такого быть не может. Но мой школьный друг Марк подтвердил эту историю. Марку я тогда верил слепо. Позднее я прорыл в этой горе множество норок пластмассовой лопаткой, пытаясь найти что-нибудь волнующее, но не извлёк ничего, кроме червей. Достаточно волнующим был сам по себе тот факт, что из домов можно делать горы. А особенно это интересно, когда ты уже потерял веру в дома.
Во многих вопросах я ренегат. Ещё три месяца назад я верил в дома. Когда на улице зима, это многое извиняет.
Я проделываю ностальгический путь: мимо Шайд-плац по Дюссельдорфской улице с её коричневыми восьмиэтажными домами. Где-то там лежит погребённым моё детство, оно, наверное, уже сгнило до костей.
Я плетусь через огромный белый жилой комплекс школы сестёр — полквадратных километра. Ещё двадцать лет назад на этом месте был последний дикий лес Швабинга, с шиповником, яблонями и грушами, а в траве — железяки от старых машин.
Дикие кустарники — не продерёшься, свободные, неиспользуемые пространства. Там мы устраивали себе дома среди деревьев. Собирали стеклышки. Заглядывали в маслянистые лужи. Там шли игры в войну. Детский секс. Междоусобные битвы. Горящие автомобильные шины, дым от которых пульсирующими чёрными сгустками устремлялся к небу. Красные муравьи. Оплавленные в огне игрушечные солдатики. Пепел. Всё это пепел.
Дальше.
Эта кондитерская, на Боннской площади — она славилась лучшими в городе пирогами с маком. Однажды я съел их десять штук — в надежде забалдеть от опиума, который, по словами Марка, содержится в маке. С тех пор я не люблю пироги. Там я услышал мою самую первую любимую песню — «Seasons in the Sun». Мне было лет пять. Или уже семь? Я тогда рисовал гильотины. Целые ряды гильотин. Никогда не рисовал отрубленные головы, никогда не использовал красную краску, но гильотины рисовал всевозможного вида. Я был лучшим семилетним художником — гильотинистом всех времён. Мою учительницу это ввергало в полный ступор; она не знала, как ей относиться к такому исключительному таланту. Но мне не удалось победить ни на одном из школьных художественных конкурсов. Что было, конечно, подло; я и сейчас ещё нахожу свой гильотинный дизайн необычайно зрелым. Но уж по истории мне точно полагался высший балл; особенно что касалось голов французских революционеров — тут уж я знал всё досконально. Позднее мне надоели гильотины; тогда я начал разыгрывать Нюрнбергский процесс; вешал чучела нацистов на площадке для металлолома, а все мои картинки с гильотинами подарил одному однокласснику-еврею. Потом наступило время, когда ничего такого больше не хотелось видеть; всё, что было связано с Французской революцией, мне осточертело. Ужасная эпоха! Они там одну за другой вешали на фонарях молодых девушек из благородных семейств — а у меня не было подруги.
Когда я иду этой дорогой, я всегда изображаю собственного гида. Вот здесь Хаген покупал комиксы. Здесь он выкурил первую сигарету, там увидел первый лобок, а там второй… Глупости всё это. Забудем.
Мимо гимназии Оскара фон Миллера-массивное здание старинной постройки. Из мрачного центрального портала выбегает толпа младших школьников, они толкают меня, чуть не сбивают с ног. Некоторые из них отпускают в мой адрес наглые высказывания. Ещё и кривляются с негритянским приплясом.
Так и хочется изловить пару экземпляров и подготовить их как следует к грядущим жизненным испытаниям, но потом я вспоминаю, что мои собственные школьные времена были адом, по сравнению с которым все дальнейшие жизненные испытания могли показаться вполне терпимыми. Так что я разжал кулак и скрылся от полуденного зноя в тени каштанов. Оттянув майку, почувствовал терпкий дух своих испарений.
Меня беспокоили мои башмаки. В них можно было ходить только по прямой и строго вертикально, медленно перекатывая ступни с пятки на носок, чтобы подошвы не продолжали отрываться от верха. При каждом шаге раскрывалась кожаная пасть, прося каши. Воровать обувь не так-то просто. А на благотворительных раздачах бывает только дрянь. Можно было бы неплохо поживиться в раздевалках спортзала-но там легко попасться. Обворованные спортсмены — народ горячий, они тебе спуску не дадут…
Сунувшись в задний карман, я вспомнил, что богат. Очень хорошо. Тут же сделал крюк и купил на распродаже кроссовки. Не особенно люблю кроссовки, но быстрая ходьба важнее.
Вязкий, горячий воздух облепляет меня. Стискивает. Чувствуешь себя как боксёр в пятнадцатом раунде. Провисаешь и задыхаешься, бьёшь в пустоту и отшатываешься к канату.
Мне уже недалеко. Ещё три улицы — две маленькие и Леопольд-штрасе. А оттуда уже будет видна площадь Мюнхенской Свободы. Ничего себе название для площади! Вечный предмет для шуток.
Чёрный юмор. Мальчик, если ты ищешь свободу, она чётко обозначена на карте города.
Моя семья обретается тут целыми днями.
Каждого из них можно спросить о чём угодно. Они всё равно будут клянчить пива. Такова уж их восточная манера — говорить иносказательно. Повидавшие виды, совершенно опустившиеся люди.
Я машу через улицу с четырёхполосным движением и жду, когда появится просвет в потоке машин. Фред машет мне в ответ.
Глаза у него острые. Он небрежно облокотился на парапет входа в подземку — вместе с остальными нашими братьями-сёстрами, неподалёку от парковых шахматных столиков.
Я всегда рад их видеть — мою семью. Картина сказочная! Вот уж паноптикум — вся зоология сверху донизу, калейдоскоп наиредчайших генов.
Самый заметный — Фред, бывший матрос — богатырь из Гамбурга, руки сплошь в татуировке. У него ещё осталось немного волос на задней половинке черепа, остальная голова лысая и какая-то угловатая. На всех видимых участках кожа натянута, как на барабане. Высокий лоб, массивный нос. Высасывает в день полтора литра шнапса. Вспыльчивый мужик с чувством собственного достоинства, он уже не по одному разу поколотил всех своих братьев и многих сестёр. Только я избежал этой участи. Ко мне он испытывает необъяснимое уважение. Он уверен, что я не в своем уме и, если меня побить, это принесёт несчастье.
А я вовсе не безумен, но в вышеописанных обстоятельствах воздерживаюсь от доказательств. Фред хороший мужик, он защищает членов своей семьи, если кто-нибудь к ним цепляется. Такой человек всегда нужен.
Светофор переключается. Я успеваю дойти до разделительной полосы. Вокруг Свободы всегда большое движение. Некоторые машины так и норовят меня переехать — как Ральфа, с которым это случилось три недели назад и который теперь валяется в больнице.
Солнце блестит в «чёрном великане», высотном здании универмага «Херти», фасад которого составлен из затемнённых стеклянных пластин. Вроде бы его собираются скоро снести. Будет жаль. Это здание меня всегда привлекало, особенно свет, расплавленный в темном стекле — как будто в кофе или в океане на закате.
Улицу я одолел, и мой взгляд переходит с Фреда на Меховую Анну — женщину шестидесяти пяти лет, которой с виду можно дать никак не меньше восьмидесяти. В знак приветствия она помахивает своей котомкой.
Не женщина, а сплошные морщины.
Говорят, она уже лет двадцать в любую погоду, в любое время дня и при любом настроении носит меховую шубу, что-то вроде дешёвой чёрной овчины, но совершенно облезлую и рваную — мне случалось видеть таких шелудивых кошек, облезших до голой кожи.
Сагу Анны можно выслушать только по телефону. Живьём её долго не выдержать, разве что в качестве декорации к гибельному настроению. После третьего пива по её дырявым чулкам течёт жёлтая жижа, она воняет, и все держатся от неё подальше.
К счастью, она неговорлива, в общении довольствуется хихиканьем.
Если приходится попрошайничать, она принципиально пристаёт только к благополучного вида мужчинам среднего возраста. Это её причуда. «Милостивый государь, не найдётся ли у вас для меня одной марки?» Весь её запас слов ограничивается этой фразой. Она произносит её пронзительно и протяжно. Потом просто хрюкает.
Для меня остаётся загадкой, как она переживает зиму с постоянно мокрыми ногами.
Шоколадно-коричневый, но с усиками, рядом с ней стоит Метис. Баварский акцент делает этого чернокожего гротескной фигурой, какие часто встречаются в развлекательных фильмах. Все называют его коротко — Метис. Своё прежнее имя он, пожалуй, уже и сам забыл. Он гордится тем, что он метис.
— Я горжусь тем, что я метис!
Ему это кажется настолько важным, что он повторяет эту фразу по пятьдесят раз на дню. Любому его высказыванию — даже по самому банальному случаю — предпосылается это заявление.
Жирная Лилли — самая объёмистая: есть на чём задержать взгляд.
Жертва желёз радости, она сидит на парапете и массирует свои ноги. Месит их как тесто в квашне. На голове у неё растёт слипшаяся солома. Мускулы рук бывшей официантки из пивной «Хофброй» давно выродились в свисающие груды жира. Рот в размазанной помаде присосался к горлышку винной бутылки — красное на красном, вино течёт по её бледной коже с подбородка на шею. Она одета в белое и почти чистое — если не считать винных пятен — платье. Деталь примечательная и заслуживает быть упомянутой.
И напоследок — Эдгар и Лиана.
Эдгар, с вечной кривой ухмылкой, с проседью в д линных, до плеч, волосах. Ещё ни одной минуты я не видел его трезвым. Эдгар, чьё измождённое тело представляет собой чудо динамического равновесия в постоянном движении. Эдгар — это картина! Смешное пошатывание и коловращение, взмахи рук и балансирование. В нём нет ничего нескладного — скорее бессуставное, гуттаперчевое, марионеточное, подвешенное на нитках.
Когда он с кем-то говорит, он вцепляется в плечо собеседника и влажно шепчет ему в ухо со своим своеобразным акцентом. Гордый человек. Преклоняется он только перед Лианой, на которую молиться готов. Уже много месяцев он пресмыкается перед ней, но безрезультатно — он ей безразличен. К заходу солнца он регулярно набирается мужества и целует ей коленку, после чего она его машинально стряхивает. Тогда его глаза наполняются скорбью, и он оборачивает свой тоскующий взгляд к нам, как бы спрашивая, почему так, и его смещённые одна по отношению к другой губы дрожат.
Лиану можно назвать хорошенькой, если исходить из критериев эстетики китча. Она насчитывает уже тридцать вёсен, столько же поклонников и выгляд ит не намного старше своих лет. Из-за то и дело повторяющихся изнасилований она носит исключительно брюки-у неё хорошие ноги, особенно в слабом свете ночных фонарей, когда шрамы и царапины не видны, а силуэт пускает в глаза эротическую пыль. Фигура у неё пока в норме. Её узкое лицо, в котором нос и рот образуют лишь незначительные выступы, мечтательно светится во мраке грубых шуток.
Я никогда не видел, чтоб она смеялась, и никогда её карие глаза не вспыхивали огнём.
Однажды в состоянии потерянности под действием винных паров она меня к себе подпустила. Никакого удовольствия я не получил. Я вынул свой инструмент и вместо продолжения начатого просто гладил её короткие волосы, утоляя мою поэтическую душу, а выпил лишь спустя несколько часов после этого.
С тех пор она не обращает на меня внимания. В основном она сидит с отсутствующим видом на стуле, держа сигарету у лба, как стетоскоп, и в замедленной съемке можно было бы заметить, что она постоянно раскачивается верхней частью корпуса.
Это моя семья.
Вообще-то она ещё больше.
Но фактически я уже давно не встречал многих из них — возможно, они уже кормят где-то червей, кто знает… В июне сразу видно, кто из старичков не пережил зиму, а кто не попадался тебе по чистой случайности. Круг наших людей достаточно постоянный. Пьют дешёвое красное вино-два литра за четыре марки. Это испытание не для слабых.
Сегодня я мог бы выставить всем пиво, но нужно вести себя осмотрительно. Народ у нас милый. Только в денежных вопросах они очень придирчивы и аккуратны. А в конце дня красное вино — самый подходящий напиток, в это расползающееся от нестерпимой жары время между огнём и дымом. А не то в воздух вырвалось бы слишком много углекислоты.
Откуда-то залетел к нам прохладный ветерок, попробовал разные направления и остановился, не зная, в какую сторону отправиться.
Я беру бутылку. Теплое вино оставляет во рту мыльный привкус.
— Плати одну марку, раз участвуешь!
Фред протягивает руку. Пальцы у него разбухшие, как будто он три часа просидел в ванне. Чудовищные, коричневые от загара личинки в коконах из мелких струпьев. С удовольствием вкладываю в его руку монету, она дивно смотрится в таком обрамлении.
Фред говорит, что нам надо ещё успеть кое-что сделать до наступления темноты. Меня, правда, сегодня деньги не волнуют — я, в конце концов, богат! Но в это лучше никого не посвящать. И я послушно сажусь в очередь. Нельзя оставаться в стороне от общего дела — это произведет плохое впечатление. У нас тут плановое хозяйство.
Ритуал попрошайничества у прохожих. Идёт мимо тип, смахивающий на жертву, первый из наших подходит к нему, клянчит мелочь и после этого садится в хвост очереди. Таким образом никто из нас особенно не мозолит глаза, а дело не вырождается в конвейерное производство.
Моя квота невысока. Вот Фред у нас настоящий добытчик.
Люди перед ним начинают трепетать от страха. Лиана тоже приносит хорошие деньги. Эдгар насилу раскрывает пасть и за день не набирает и двух марок. Мы вынуждены были организовать наше попрошайничество таким образом из-за этих поганых панков, из-за этих живучих реликтов конца семидесятых, которым тут давно уже нечего делать, но они никак не хотят исчезать. Они торчат у самого метро и перехватывают наших клиентов, тогда как мы не смеем туда сунуться из-за охраны, из-за чёрных шерифов, которые нас гоняют. И получается, что панки снимают сливки. Фред, бывает, выйдет из себя, разгонит их, но они снова слетаются как мухи.
Мало того, они ещё и ругаются на нас. Вчера один встал передо мной и заорал:
— Я — революция! Я — провокация! А ты — НИЧТО!
Вот из-за таких, наверное. Будда и пришёл к выводу, что НИЧТО предпочтительнее всего остального.
Теперь наступает моя очередь.
Встаю, смиренно опустив голову, и тихим голосом, но артикулированно прошу одну марку. Для меня это скорее времяпрепровождение, чем попрошайничество. Студенты подают чаще всего. Получаю тридцать семь пфеннигов и снова сажусь. Теперь выходит Анна, ей ничего не дают, и потом Лиана… У этой полная рука. Недосягаемая вершина, наш передовик производства. С её взором — где-то между ранним и поздним романтизмом — она берёт в оборот молодых мужчин. Этим тоскующим глазам цены нет — почти как и брутальной роже Фреда.
Сегодня эта игра не доставляет мне удовольствия.
Лилли наклоняется и достаёт из-за цветочного ящика с фиалками газету.
Газета сегодняшняя.
Наш распорядок дня спонтанно сбивается. Снова всё закручивается вокруг темы, которая стала в последние дни и недели главной. Мне это неинтересно. А другие просто сатанеют от этой темы. Даже Лиана в знак душевного участия слегка приоткрывает рот. Анна повернулась ухом к крашеной пасти Лилли, которая зачитывает новости вслух. Но нового там ничего нет! Всего лишь пережёванные факты! Пустая перестановка фраз. Пересказ того, что уже и так хорошо известно. Смена перспективы в езде по кругу.
Речь всё ещё идёт о том детоубийце, который поверг в ужас и смятение весь Мюнхен.
Тот, который… он склоняется над детской коляской, маскируясь ласковым сюсюканьем, всеми этими «ути-путй‘, убью-убью», и — чик-чик — перерезает горло грудничку… Медленно отходит прочь, без малейших признаков тревоги. Матери, которые сидят тут же, в парке или на скамейке бульвара, вяжут или читают, или как там ещё они коротают время, замечают злодеяние лишь тогда, когда кровь просочится сквозь коляску и закапает на землю. Вот это да! И такое — в Мюнхене! Где — нибудь в Нью-Йорке это было бы не так заметно, но здесь…
Газеты просто стелются перед убийцей, подстёгивают его славой к новым подвигам в надежде как-нибудь пережить летнее бессобытийное безвременье. На самом же деле пятеро младенцев за два месяца — это даже разговора не стоит.
А известно о серийном убийце всего ничего. Якобы — но в этом пункте показания редких свидетелей противоречат друг другу — у него неухоженный облик. Полиция со свойственной ей черепашьей скоростью истерически ползёт по квадратам городского плана. Из-за бродяжнического вида убийцы под подозрение попадаем мы все.
Многих из нас уже не раз ставили к стене и обыскивали — нет ли бритвы, орудия убийства.
Поначалу мне этот парень был чуть ли не симпатичен. Само собой разумеется, я ничего не имею против детей, коль уж они родились. Но убийства происходят, публицистически выжариваются — и от скуки уже и я смотрю на диаграммы и отдаю свой голос за кровавую бойню месяца.
На первой странице сегодня поместили, за отсутствием более значительных событий, снимки маленьких жертв — порылись в семейных альбомах. Ах, какие прелестные малыши! Такие трогательные! Такие пухленькие! Такие восхитительные! Фред, Метис и женщины сгрудились вокруг газеты, разглядывают картинки и не могут прийти в себя от расстройства чувств.
Меня всё это оставляет равнодушным. Мне нет до этого дела. Иди Амин таких даже поедал и утверждал, что на вкус они скорее солоноватые. Вольфи однажды сказал, что когда-нибудь мы все, как Иди Амин, начнем пожирать своих детей, потому что ничего другого не будет. Хорошенькое дело, если человечество наклепает себе запас еды! Интересно будет посмотреть на это…
Знаю, о чём сейчас пойдёт разговор. Газета попала в точку. Как распуганные куры, их эмоции раскудахтались на всю округу. Лилли требует смертной казни. И самой жестокой! Она получает всеобщую поддержку. Я разворачиваюсь и отхожу в сторонку.
Фред извлекает из кармана штанов пожелтевшее фото — его сын в нежном возрасте.
— Сколько ему теперь? — спрашиваю я.
— Дай прикинуть… Двадцать! С тех пор я его не видел. — Он снова сунул фото в карман.
Теперь они предаются кровожадным пыточным фантазиям, соревнуясь в изобретательности.
Повесить его! Я бы его разорвал на куски, попадись он мне! Сжечь его на костре — и показать это в прямом эфире по кабельному телевидению! Посадить на кол! Четвертовать! Восьмертовать! Распять! Передать в руки матерям погубленных деток! Я горжусь тем, что я метис, надо содрать с него кожу живьём!
И так далее. Хватит. Как будто человек — опасный вид зверя. Глупости всё это! Всего лишь возмущение общественного спокойствия. Только жертвам уже поистине всё равно.
Однако в этом бульварном листке чёрным по красному напечатано: «Самый ненавистный в мире человек». На него даже навесили кличку — Ирод. Журналюги, видать, полистали Библию.
Сто тысяч немецких марок вознаграждения.
Фред бьёт себя в грудь и клянётся отомстить. Даже Лиана роняет своё непоколебимое чувство собственного достоинства и сжимает кулачок. Только Эдгар равнодушно слоняется по камням мостовой и ковыряет в носу. Добыча у него знатная: зелёные козюльки, засохшая кровь, комочки нюхательного табака. Он по-чаплински стряхивает с пальцев добытое и чуть не падает при этом, что с ним происходит довольно часто.
Душный смог собирается в тучи.
Вот она, моя семья. Вот человечество, тысячное его продолжение.
Большинство из них по-настоящему глупы, но мне это безразлично. Можно казаться и страшно умным — тем не менее это всего лишь действенная иллюзорная отрава. Насчёт смертной казни — это они всерьёз, хоть мозги у них размягчаются вовсе не из-за маленьких деток.
Невероятно, но почти все они, эти неимущие, на выборах голосуют за правых. Вернее, голосовали бы, если бы расстарались и раздобыли себе карточки для голосования. Многие получают свои политические убеждения по наследству от дедушек — как мебель или посуду. Фред — фан Гитлера, он хотел бы поднять его из могилы, чтобы тот очистил улицы от дерьма. Он построил бы три тысячи новых автобанов! Хм.
Если быть честным, я всегда считал строительство автобанов преступлением со стороны Гитлера, которое ужасает меня больше всего, потому что затрагивает меня лично. Всякий раз, когда лес натыкается на многополосный асфальт, я проклинаю Гитлера. Во всём прочем он для меня — принадлежность тех чёрно-белых времён. Ребёнком я не мог себе представить, чтобы всё это происходило в цвете.
Раньше я любил подолгу бывать в лесу. Теперь я предпочитаю город: здесь меньше автобанов.
Теперь Фред принимается за меня, он ругается:
— Ты скотина! Ты марксист!
Вот уж марксист-то я меньше всего. Но я не хочу втягивать Фреда в спор по этому поводу. Судя по его виду, он на какой-то момент забыл, что я не в своем уме. До такой забывчивости дело доводить нельзя.
Эдгар — тот никого не боится. В том числе и Фреда. И что проку? Взгляните в лицо Эдгара!
Мужество — это для меня непозволительная роскошь. Дорого обходится и только губит меня. Есть другие пути.
— Брось ты, — говорю я, — всё это не имеет никакого значения! — И протягиваю Фреду руку. Я говорю то, что думаю. Ведь действительно ничто не имеет особенного значения.
Когда-то давно я считал глупость злом. Но это верно лишь отчасти. Глупость меньшее зло, чем полуглупость, а полуглупость супротив четверть — глупости — просто ангельская добродетель. Этот аспект я оставляю без внимания. Во всём прочем я ничуть не считаю несправедливым то, что тупые составляют такое громадное большинство. Это вполне целесообразно, честно и справедливо с точки зрения продолжительного и напряжённого матча. Да, я как был игроком, так и остался им. Просто я больше не довольствуюсь белыми и чёрными кубиками.
Фред соглашается: по рукам!
Ирод изменил вид этой площади.
Детских колясок стало меньше, а оставшиеся кажутся бронированными. Может, это только моё воображение, но у матерей, по-моему, помрачнели физиономии. Может, они даже вооружены и рядом с каждым грудничком лежит наготове топор.
Я как-то пробовал вообразить себя на месте беременной женщины. Я представлял себе: вот внутри меня что-то растёт, шевелится, и я должен это защитить. Мороз по коже. Материнский инстинкт содержит в себе что-то убийственное.
Больше никто не спускает глаз со своих малышей. Интересно посмотреть, как этот серийный убийца Ирод справится в новой ситуации.
Пятое убийство было совершено тут неподалёку, за углом. Все бегали смотреть. Я не бегал. Мне всё это казалось лишь скучным подражанием.
В небе что-то готовится. Объёмистые чёрные тучи с грохотом сталкиваются. Пока ещё жарко и душно. Но надежда на грозу, на большую мойку крепнет.
Фред и Метис решили взять город под наблюдение. Напополам. За это они выпили. Сто тысяч немецких марок! Это кое-что!
Ой, кто это идёт?
Наконец-то Том — як нему хорошо отношусь. Он энергично топает в нашу сторону-парень лет двадцати, приземистый, но подвижный, как зараза. Наивный, но не глупый. В правом глазу у него нервный тик, и можно подумать, что он то и дело подмигивает. Незнакомых это раздражает. Его стрижка под пажа совершенно не сочетается с остроносыми башмаками, обитыми металлом.
Том — нечто особенное в составе моей семьи. Можно даже назвать его кем-то вроде друга. После того как я рассказал ему, что был в Америке, он относится ко мне с восхищением, считая меня опытным, светским человеком. Цель его жизни — попасть на Гавайи. Он самый ловкий вор из всех, кого я знаю. Дружба с таким человеком всегда может пригод иться. Если Том заход ит в супермаркет, то не выходит оттуда без дюжины пачек сигарет, рассованных по карманам куртки.
Его сага знакома любому до боли.
Настоящий трудный ребёнок, взятый из современной социальной сказки. Родители умерли, тюрьма д ля малолетних и всё такое. Но у меня никогда не было чувства, что он так уж несчастлив. У него есть своя мечта — Гавайи и длинноногие женщины, а благодаря его необычайному таланту материальные заботы ему относительно чужды.
— Привет! — говорит он. — Только что был в порнокино — прокрался туда через запасный выход. Ну, скажу я вам, на добрых полкило полегчал, хотите верьте — хотите нет!
Мне хочется подурачить его, и я спрашиваю, о чём был фильм.
Он отвечает вполне серьёзно:
— Ну, там были две школьницы, одна боялась получить плохую отметку по математике и отправилась домой к учителю, и тогда…
Я отмахиваюсь. Всерьёз это слушать невозможно, а шутки что-то не приходят в голову.
— Хочешь сигарету? — спрашивает он.
— Всегда.
— Вот. А мне за это дай какой-нибудь клинышек! Скоро начнётся гроза. Это как бомбёжка. У машин срабатывает сигнализация. Можно спокойно взламывать под шумок. Пошли, Хаген, быстренько откроем какую-нибудь и посвистим куда глаза глядят!
— Не надо. Не хочу связываться с машинами.
— Что ты как старик!
Это правда. Я старик. Это случилось, когда мне было лет двенадцать и я начал потаскивать книги из школьной библиотеки. И случайно узнал, что в Лондоне, во времена Оливера Твиста, беспощадно вздёргивали на виселице даже двенадцатилетних воришек. Тот факт, что я был бы приговорён к смерти, родись я на двести лет раньше, глубоко потряс меня. И в моей душе водворилась преждевременная старость. Каждый день я проживал будто последний, а однажды в школьной тетрадке по математике вместо домашнего задания написал: «Что пользы вычислять площадь круга, если он в любую минуту может замкнуться?»
Учитель поставил мне низший балл, но я думаю, ему стало не по себе от этого моего домашнего задания.
Лилли постучала пальчиками по плечу Тома:
— Слушай, а ты ведь тоже считаешь, что Ирода надо повесить?
— Мы тут спорим о способе смертной казни, — объяснил я.
Том наморщил лоб, облизнул губы.
— Смертная казнь, — сказал он, — это дело хорошее. По-настоящему трагичное. Можно было бы снять об этом неплохой фильм. Помните, как тому маленькому немецкому гашишному дилеру грозила смертная казнь в Малайзии? Вся Германия тряслась в ужасе и молилась за него. Романтично! Или вам так не кажется?
Что он такое несёт? Я думаю, его следовало бы выпороть, не повредит…
— Он прав! — верещит Лилли. — Смертная казнь возвращает жизни её прелесть!
С меня довольно. Я неторопливо удаляюсь — мимо эксклюзивного кафе, с обслугой которого я нахожусь в состоянии войны.
Время от времени я вижу кого-нибудь из своих старых знакомых по прежним временам среди тех, кто там рассиживает, полизывая разноцветные шарики мороженого, и меня ностальгически тянет зайти, перекинуться словом, но обслуга гонит меня прочь. Моё присутствие здесь нежелательно, утверждают эти твари. По правде говоря, ни один из знакомых по моей прежней жизни не оторвался от своего мороженого и не встал, чтобы поболтать со мной где-нибудь в другом месте.
На грубых деревянных скамьях возле ящика с песком сидят блицшахматисты, они готовы за две марки сыграть партию с любым желающим. Один из этих крупье особо притягателен для меня — ископаемое седовласое существо, состоящее из одних костей и пергамента. Руки у него так трясутся, что противники дают ему минуту форы. Но он всё равно в основательном цейтноте. Того и гляди помрёт, не закончив партию. Этакий ужас. Наверняка большой мастер был в молодости.
Том подходит ко мне сзади. Он моя тень. Мой Санчо Панса. Мой фактотум.
— Как я истосковался по музыке, — говорю я, — по настоящей, великой музыке. Все мелодии у меня в башке уже расползлись в кашу, потеряли всякие очертания. Очень нужно хоть немного хорошей музыки. Ну, там, третий акт «Тристана», под управлением Кляйбера. Или «Электра» Бёма — Ризанека. «Борис Годунов» Мусоргского. Ну, хоть что-нибудь! Можешь мне это устроить?
— Каким же образом?
— Ну, не знаю. Организуй похищение оркестра!
— Сходи лучше в магазин пластинок!
— Бэ-э! Это не настоящая музыка.
— Тогда иди в оперу…
— Хм… В Мюнхене сейчас машут палочкой разве что какие-нибудь неудавшиеся капельмейстеры.
— Ну, не знаю, чем тебе и помочь…
По крайней мере, видно, что он всерьёз думает о том, как мне помочь, его тонкие пальцы искусного карманника барабанят по острому подбородку.
Я погружаюсь в мечты и представляю, как я с пистолетом в руке врываюсь на виллу Микеланджели, чтобы принудить его сыграть мне что — нибудь на рояле. Если бы я в детстве учился игре на пианино, я бы сегодня не оказался на улице. Я был бы тогда лишён изрядной доли свободы. Пианино привязывает человека к дому, вырабатывает у него домашнее мышление. А я не выношу никаких стен. Разумеется, улицы — это тоже своего рода стены. Только они не так заметны, потому что лежат на дороге плашмя.
Упали первые капли дождя, и водители из осторожности снижают скорость, переходят на вторую передачу. Но радость продержалась недолго. Солнце опять прорывается сквозь тучи, день идёт в последнее наступление.
Седовласый крупье валится со скамейки. Коллапс. Несколько мгновений спустя поднимается благодатный прохладный ветер. В качестве издёвки. Старика уносят. С ним уже дважды так случалось: падал. Ещё вернётся. А может, и не вернётся. На всякий случай я заранее преклоняю голову в знак траура.
А в семье что-то новенькое. Фред разговаривает с юной девушкой. На это стоит посмотреть поближе. Событие как-никак.
Бледная малышка, с виду ей нет и восемнадцати, в д раных джинсах, как теперь носят: на коленях протёрто насквозь. Мода на разрушение и отбросы. За плечами у неё рюкзак. Тонкие светлые волосы, причёска «плакучая ива». На самом-то деле хорошенькая. Невинное личико, светло-голубые глаза, вздёрнутый носик.
Фред положил ей руку на плечо. Сразу видно, что девчонке это неприятно.
Старые мужчины так падки на это — трогать женщин. Лапают при малейшей возможности, а если не получается лапать, так они рады любому прикосновению, будь то всего лишь дружеский тычок в бок.
Иной раз они даже бьют женщин только для того, чтобы на долю секунды до них дотронуться.
Фред в свои сорок два года уже настоящий дед среди нас. Но и мы тоже старые. Все.
Постепенно становится понятно, что здесь происходит.
Она, оказывается, беглянка! Вот это да! Она ищет помощи и поддержки!
Каждому хочется оттрахать её первым. Метис, наш шармёр, становится в очередь за мороженым, чтобы взять для неё стаканчик.
Девушка робко улыбается и не знает, куда ей податься. Фред предлаг ает ей ближайшие кусты.
Да, этакое — сбежала из дома, ищет приюта, — все мужчины слетелись, вожделеющие тела сомкнулись вокруг неё, всё зашевелилось — и внутри штанов, и снаружи, каждый рвётся промокнуть ей слёзки, которые пока даже не выступили, вытереть ей нос. Наперебой дают советы и осыпают неумелыми комплиментами.
Она пока ничего не понимает и почти рада такому вниманию, такому участию. Но вот, судя по выражению её личика, она учуяла вонь. До неё добрался аромат окруживших её мужчин.
Фред и Эдгар запечатлевают ей синхронный поцелуй — по одному в каждую щёку. Для них предпочтительнее всего было бы прямо тут же, на месте, благоговейно вылизать её ракушку. Она уже начинает задыхаться. Ей вливают подкрепляющий глоток вина. Они обнюхивают её, словно собаки. Эта картинка дорогого стоит. У Тома сперма уже из глаз брызжет. Я протискиваюсь вперёд и тоже принюхиваюсь к ней.
Все ей уже представлены — это Хаген, а я Фред, а вот это… Малышка принуждённо улыбается и уже прикидывает, как ей сбежать. Эдгар щекочет её, и она пищит, все ликуют, как будто развлекаются с маленькой зверушкой. Метис протягивает ей мороженое — ежевичное и лимонное. Теперь ей уже не так просто будет от них отделаться. Она берёт мороженое из вежливости, и все взгляды прикованы к её тоненьким губам, прильнувшим к тающему шарику. У всех потекли слюнки. Фред сейчас лопнет от похоти. Он лапает её, и с девочки слетают последние остатки наигранного чувства собственного достоинства. Глаза её неуверенно ощупывают плотный круг сгрудившихся бродяг, она мечтает высвободиться из прочной хватки Фреда. Ay того капает слюна. Эдгар пошёл судорогами. Том пытается казаться весёлым и рассказывает что-то про порнокино. Метис изображает хладнокровного мачо и втягивает животик. Просто настоящий концерт звериного гона и течки!
— Ну что, теперь ты довольна, а? Разом нашла столько друзей! Не бойся! Мы тебе споём колыбельную и приготовим мягкую постель — всю нашу одежду отдадим под это дело. А всем остальным тебя укроем.
Фред уже неприкрыто проводит лапой по её слабеньким грудкам. Теперь она окончательно поняла, куда попала, она дёрнулась, оттолкнула Фреда, но тот зажал её и впечатался губами в её рот. Она уже готова кричать и звать на помощь. Картина изменилась и утратила всю свою привлекательность. Я вдруг почувствовал прилив жалости. Насилуют растрёпанного позолоченного ангела. Больше я не мог это выдержать. Это было несправедливо. Просто скотство. Фу! Сохранять хладнокровие.
Я принимаю меры. Лилли и Лиана помогают мне. Они ещё не забыли, что сами женщины. Фред огорошенно уставился на меня.
Ну всё, это конец, думаю я. Сейчас он поднимет на меня руку, и я замертво рухну на землю. Воздух аж искрит от возникшего напряжения. Я вытаскиваю девушку из круга.
Лилли схватила Фреда за плечо, а Лиана напустилась на Эдгара.
— Придётся тебе ещё раз сбежать, и поскорее! — советую я малышке.
— А ты что, тоже с ними? — Её юное тело дрожит и приятно пахнет потом.
— Да, сегодня я побрился лишь случайно. Сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— Тогда возвращайся туда, откуда пришла. Тебе не справиться, ничего не выйдет.
— Почём ты знаешь? — Она с налётом гордости отводит со лба свои ломкие волосы.
— Я вижу это по твоему лицу.
— А что с моим лицом?
Я запинаюсь.
— Оно красивое. А теперь быстро дуй отсюда!
Она посылает мне на прощанье улыбку, поворачивается и медленно идёт вниз по уклону в метро.
Фред тяжело кладёт мне на плечо свою лапу. Я омертвело соображаю, какой вид мести он выберет.
— Ну и что всё это значит? — говорит он, и все дружно почитают за лучшее стоять и ухмыляться.
По кругу идёт фаталистическое пожимание плечами. Но ведь не думал же он всерьёз о реальной возможности секса с таким существом! Д ля него это был просто ритуал и обычный выход, с этим он давно уже смирился без возражений. И лишь из последних остатков самолюбия делал вид, будто был возможен какой-то другой результат.
Большого счастья здесь никто не ждёт — кроме меня. Я неисправим, я подобен мухе, которая упорно бьётся о стекло, пытаясь вылететь.
Я смотрю девушке вслед. Пока она не сворачивает за угол. Так много вокруг красивых девушек. Но глядеть — это, как видно, лучшее, что с ними можно делать. Мой взгляд превратится в шланг, чтобы всасывать их красивые личики.
Мальчишка на спортивном велосипеде объезжает металлические штанги, на каждой из которых закреплено по четыре прожектора, чтобы в тёмное время погружать площадь в море идиллического света.
Вот он не вписался в вираж — ив штангу лбом. Он ревёт, я смеюсь. Синтез — молчание. Вот так.
Слышен дальний гром. Скоро тучи выжмут друг друга. Но все как сидели, так и продолжают рассиживаться. Скамьи — из стальной проволоки, покрашенные в зелёный цвет, этот сетчатый узор так и отпечатывается на седалище. Фред тащится к фонтану, зачерпывает воду горстями и поливает свою полулысину.
Время сегодня движется на повышенной скорости. Скаковая лошадь среди подагрических кляч. Наполненный день. Теперь закапало более обнадёживающе, чем перед этим. К Мюнхенской Свободе примыкает супердорогой жилой район — из — за близости к сити и к Английскому саду. Поэтому здесь гораздо чаще, чем где бы то ни было в среднем, попадаются стройные, загорелые, эксклюзивно одетые люди. Обладающие гармонией равнобедренного треугольника. С любой стороны одинаково хорошо выглядят, так и пышут здоровьем.
Воспитанные дети, смуглые от постоянного пребывания на солнечной стороне жизни. Пустые франты. Подонки свободного времени, поддерживают себя в форме и немилосердно повышают свои жизненные потребности, — при этом они не ожидают от жизни ничего такого, чего нельзя было бы осуществить в течение ближайших десяти лет. Наборы органов, бессмысленно бороздящие пространство.
Я разглядываю мостовую.
Уложенные вытянутыми эллипсами булыжники надолго приковывают мой взгляд. Я как будто бы орёл, а булыжники — небоскрёбы, над крышами которых я парю. Улицы между небоскрёбами — коричневые и замусоренные — навод няются каплями дождя. Муравьи спасаются бегством.
— Я больше не хочу! — пьяно и громко выкрикивает Лиана — громче, чем случалось ей высказываться когда бы то ни было. — Я больше не хочу, — тупо повторяет она.
Что я вижу? У неё на глазах слёзы?!
— Что такое, что такое? — озабоченно кудахчет Эдгар и обнимает её колени.
— Всё одно и то же! — говорит Лиана и кусает ногти. — Всё одна только работа. Начхать на неё. Я не хочу здесь торчать! — Она встаёт. — С меня хватит! Я ухожу! Всё только работа! Если уж работать, так за хорошие деньги!
— И куда же ты собралась? — Эдгар в ужасе.
— Уйду! Но без тебя!

— Останься, останься же, прошу тебя! — Он крепко вцепился в неё, как обезьяний детёныш.
Лилли барабанит пальцами по вискам.
— Что за унылый и скучный народ! — недовольно ворчит она.
— Лиана, — говорю я поучающим тоном, — это всё чепуха! Где ты тут видишь работу? Это глупо, просто у тебя ипохондрия!
— Это работа! — упрямо настаивает она на своём. — Всё одна работа!
— Скажи это тем, кто роет каналы. Скажи это парням в рудниках!
— Пошёл ты со своими рудниками! Какие ещё рудники? Да и есть ли они вообще? А мы — работай, да? Кака всё это! После смерти наш пепел пойдёт на песочные часы!
Она разражается слезами. У Эдгара виновато отвисает челюсть, и он крутится возле неё, не зная, как угодить.
— Сидеть тут, попрошайничать и пить! Я сыта по горло! Мы что, в Калькутте? В Мали где — нибудь? Ведь мы живём в благополучном государстве! Мы же здесь в самой сердцевине сытого мира! Это же просто смешно!
— В Калькутте кто угодно может сидеть на улице, в этом нет ничего особенного…
— Заткнись! Может, ты сам себя считаешь за что-то особенное?
— Да.
— Терпеть вас больше не могу, все вы жопы, дырки вы от жоп!
Но она снова усаживается на прежнее место. Наверно, поздновато для большого побега, вечер как-никак.
Том толкает меня в бок:
— Скажи, о чём это она?
— Примитивно-философская проблема толкования мира. Мышечная сила и деньги как краеугольные камни патологической страсти к косметической облицовке смерти.
— И что, это плохо?
— Гораздо хуже — это нормально.
— Попробуйте мне позлословьте на мой счёт! — кричит Лиана. — Да вы сами-то — только посмеяться над вами!
— По крайней мере мы не трагические фигуры!
— Ты врун, Хаген, великий врун, ты сам это прекрасно знаешь!
Она по-своему права. Каждый по-своему прав. Ну и что? Эдгар лепечет Лиане что-то успокоительное. Она поневоле смиряется. Лилли выклянчивает у меня сигарету. Солнце проваливается за край земли. Восток поливает улицы темнотой. Мимо проковылял хромой голубь с воспалёнными глазами, поклевал в лужице пива. Гиблая тварь. Я в ярости срываюсь и прогоняю эту птицу в сумеречное небо. Она отлетела метров на пять и снова опустилась. Сыта по горло небом, пропастина.
Кончается день.
Дети на игровой площадке ещё висят на канатах, изображают Тарзанов. Клубятся сумерки. Под клёнами зажигаются фонари. После этого начинается тяжёлый дождь.
Пора уходить. Золотые циферблаты церкви Святой Урсулы показывают половину десятого.
Эдгар хватает Лиану за задницу. Та отбивается сумочкой. Эдгар вскрикивает. Опять нам под ноги подворачивается хромой голубь. Мы переходим улицу, сворачиваем направо и идём вдоль Английского сада. Навстречу нам то и дело попадаются люди, совершающие свою благополучную вечернюю пробежку. Мы двигаемся целенаправленно — к недостроенному трёхэтажному офисному зданию. Там у Фреда оставлена газовая плитка. На которой для ночного пиршества можно поджарить яичницу и разогреть картошку в мундире из баночки.
Мы крадёмся через территорию стройки по глинистым лужам. Лестница в здании ещё пока без перил. Эдгар рухнул и чуть не разбился насмерть. На втором этаже в незаштукатуренном углу лежит куча наших одеял, в которые мы завернёмся на ночь.
Фред зажигает голубое пламя походной газовой плитки. Я поднимаюсь этажом выше и смотрю из пустого оконного проёма на мой город: вижу монотонный танец автомобильных стеклоочистителей, любуюсь трубами, мощными антеннами, водостоками на крышах, откуда пенистые потоки низвергаются вниз по водосточным трубам.
Том поднимается за мной следом. Мой Пятница, мой слуга и оруженосец. Я выказываю ему моё недовольство. Хочу побыть один.
Здесь всё насквозь продувается, но запах жира, на котором поджаривается яичница, проникает и сюда.
Живая игра падающей воды в тёмно-сером свете удерживает мой взгляд ещё две минуты. После этого я вытаскиваю из кармана своё портмоне и достаю свои денежки. Я никогда толком не знал, значат ли они что-нибудь в моей жизни, и если значат, то много ли? По крайней мере раньше, когда я был игроком, я предпочитал оставаться слегка в проигрыше, чтобы избавить себя от подлого нытья моих шипящих и топающих противников. Когда я выигрывал много, это было тоже хорошо, потому что эти нервничающие существа хотя бы имели тогда основание для злобы. Но всё-таки деньги оставались лишь трофеями, цивилизованной версией скальпирования противника, и не имели для меня большой материальной ценности.
Но когда ты изо дня в день терпишь нападки нужды, дело принимает совсем другой оборот. Тогда эти купюры приобретают чрезвычайную важность, и это нормально. Туг нет места для романтики.
Вдруг я слышу пыхтение поднимающейся по лестнице Лилли. Она вооружена горящей свечой. Тени скачут по стенам, словно лошади.
Мне неприятно, что я вынужден быстренько упрятать деньги. Мне стыдно за эту вороватость, поэтому я не издаю ни звука протеста, когда она входит.
— Хаген, радость моя, тебе хоть досталось выпить?
— Мне не надо. Я ещё раньше выпил.
— Ну, замечательно!
Знаю я эту жирную, противную, грязную бабу, знаю её повадки, знаю, какое выражение она нацепила сейчас себе на морду.
Она накапала воска на пол, укрепила в образовавшейся лужице свечку и стала подмазываться ко мне, чтобы я ей чего-нибудь дал. И выпить у неё душа горит, и новую губную помаду безотлагательно надо купить, острая нужда в бабках, и вся-то надежда у неё только на меня.
— Исчезни!
— Ах, Хаген, ведь я к тебе всегда хорошо относилась, ты же знаешь!
Она взвалила на меня свои тяжеленные руки.
Собственно говоря, мне следовало бы сразу ей что-нибудь дать, чтобы она оставила меня в покое, но на этот раз мне захотелось её как следует помурыжить.
— Эй, тебе же ничего не стоит дать мне в долг двадцатку! А?
— Ничего не выйдет. Самому нужны позарез.
— Ну как же так? Ты ведь друг! Я же обязательно отдам!
— Во-первых, я не друг, а уж тебе бы я в любом случае не дал.
— Почему?
— За всю ту чепуху, которую ты молола сегодня целый вечер. Приходи недельки через две, тогда я, может, обо всём забуду.
Она негодующе вскидывает плечи и ощетинивается.
— Уж нельзя и мнение своё иметь! И потом, ты всё понял неправильно! Я совсем не то имела в виду!
— Отлезь!
Она упёрла кулаки в бока.
— Ах так! Ну, тогда мне придётся заработать эти деньги!


Иес-са! Я ужасно боюсь толстых женщин, особенно когда они дышат мне в ухо. Эта воздыхающая свинья повисла на мне, тянет меня вниз, нагрузила меня своими колышущимися телесами, их можно боксировать сколько угодно — она даже не почувствует, студенистая масса всё погасит. Что же мне делать? Не могу же я кричать, звать на помощь… Уи — она всё ещё сильная, дырища ненасытная, будь она проклята; миллион литров пива проводила она в последний путь, миллион пивных кружек сформировал её неподъёмные ручки. Её грудь выпирает из платья, как закипевшее молоко, такая же белая, ну и коровища, атака смертоносных титек, и при этом она пыхтит, как гармошка, по которой кто-то топчется… Могучая хрюкающая свинища. Хоть бы никто не поднялся сюда. Стыдоба-то какая — ситуация просто смехотворная… Если подумать, она же меня насилует, у меня нет никакого выхода. Я ругаюсь на неё на чём свет стоит. И получаю к ответ убийственный поцелуй, она засасывает у меня пол-лица, я задыхаюсь, она упирается мне коленкой в грудь, приперев меня к стенке, расстёгивает мне штаны и достаёт мой эрометр, который от страха съёжился, вялый, как бабушкино тело. Ой-е, я умоляю, я прошу… Лилли устраивает мне один паралич лица за другим, она сползает вниз и присасывается там, но я всё же слишком пьян — если она и дальше будет меня так душить, то ей придётся дожидаться моего трупного окоченения, чтобы хоть что-то затвердело. Да что же это такое? Демоны воздуха, стыд-то какой, да заберите же вы от меня эту пробку! Нет!.. Это ужасно!.. Он раздувается, бесстыдный мой парень, — не может быть, как это пошло! А она хрюкает так громко, что на пол — Швабинга слышно. Я не спускаю глаз с лестницы, жду — вот сейчас сбежится вся свора, встанут вокруг нас, ухмыляясь, ликуя и улюлюкая. Пу-у! Она дрочит меня изо всех сил, туда-сюда, вверх — вниз. Она вспотела — и поднялась вонь. Пот некоторых толстух разъедает глаза и нос, как кислота. И вот мой сок выбрасывает белый флаг, вырывается из подавленной крепости, спасается мощным прыжком на волю.
Мой взгляд приклеился к дыре на лестничную клетку. Никого не видно. Я быстренько натягиваю штаны, мой член послушно складывается, минуя промежуточную стадию.
Как бы то ни было, она проделала тяжёлую работу, мне нечего на это возразить. В двадцатке ей не откажешь.
Она выплёвывает сперму за окно на улицу и протягивает ко мне руку. Я даю ей сверху ещё пять марок, специально оговорив условие, что она захлопнет пасть на все оставшиеся времена — и в том и в другом смысле.
— Великие дары получает любовь! — Она смеётся и грузной поступью удаляется вниз, тяжело пыхтя.
Я остаюсь ещё какое-то время сидеть и наблюдаю фигуры, которые выплясывают на серой стене тени от свечи, гляжу на металлическое небо, переполненное молниями.
Редко меня так уделывали. И не вспомнишь, когда в последний раз.
Мысли мои кружат истерической ласточкой, они вьются над погружёнными в забвение городами, цитрусовыми садами, над пятнистыми тенями, над пеной морской и рекламой пива, кружат над женщинами моего прошлого и над скалистыми стенами из белого мрамора, кружат, кружат и хищным коршуном падают вниз.
Я разорвал купюру в десять марок на части, примерно по десять пфеннигов каждая, и пустил это благородное конфетти планировать из окна, желая тем самым что-то доказать себе.



ГЛАВА 3. ОПУСТОШЕНИЕ



в которой мальчик едет с родителями в Нюрнберг, чтобы обыскать квартиру умершей тёти, и попутно тренирует разновидности лицемерной вежливости


Сонно моргая, мальчик переводит в арабские цифры положение фосфоресцирующих стрелок часов.
Пять часов утра — но, кажется, он слышит за дверью голос отца.
Необычное время для супружеского скандала средних представителей среднего класса Четырежды за последние недели отец после ссоры с матерью уходил из дома, предпочитая ночевать в казарме на солдатской койке. Обычные родительские разборки начинаются с раннего вечера и заканчиваются в полночь. После этого верх обычно берут правила, согласно которым нельзя нарушать ночной покой многоквартирного жилого дома Неужто они теперь ругаются даже во сне?
Мальчик боялся их развода Он слышал не раз, что при разводе матери получают детей, а отцы — всё остальное.
Поскольку он был в том благословенном возрасте, когда усталость немедленно и безоговорочно капитулирует перед любопытством. мальчик выпрямился, сел в кровати и попытался понять, в чём дело.
Вчера, например, отец принёс газету и читал её на кухне. Мать учинила скандал и кричала до хрипоты, а потом четыре часа ползала по полу на кухне, оттирая следы типографской краски. Такие сцены в последнее время участились, и казалось, что она вот-вот из-за какого-нибудь пустяка выгонит мужа из дома вешалкой для одежды У отца были некоторые основания подумывать о разводе, хоть он и надеялся, что «климактерическое расстройство ума», как он это называл, со временем пройдёт.
Мальчик прислушался. Нет это была не ссора Отец говорил по телефону, а мать нетерпеливо вставляла короткие вопросы между его «есть», «понял» и «никак нет».
За окном бушевала чёрная ночь, полная призраков. Красные сигнальные огни Олимпийской башни монотонно мигали в небе.
С тех пор как верхний ярус кровати убрали, детская комната казалась опустевшей. На полу царила настоящая пустыня, все игрушки, способные хоть как-то ободрить мальчика, на ночь запирались в шкаф.
Неслышно, в подражание индейцам, шестилетний мальчик скользнул к двери и открыл её внутрь с особой осторожностью, чтобы не скрипнули петли.
Главную часть беседы брал на себя телефон. Отец довольствовался лишь короткими комментариями.
— Да? — Есть! — Неужто? — Чудовищно! — Есть!
Это отрывистое «есть» — дурная привычка, от которой мать пыталась его отучить в течение уже примерно тысячи телефонных разговоров. Симптом тридцатилетнего солдатства.
Тень мальчика упала на пол коридора. Мать заметила её и двинулась в направлении детской комнаты.
Мальчик сорвался с места, понёсся, забыв все прочитанные книжки Карла Мэя, и с шумом бросился назад в постель. Кровать скрипнула. Он натянул одеяло на голову и притворился спящим. Коленки и локти дрожали от страха и волнения.
Мать включила свет. Все злые духи в ужасе вспорхнули и толпой ринулись вон.
— Выходи уж!
Её голос звучал уравновешенно. У мальчика отлегло от сердца. Прямая угроза миновала.
Распахнув глаза, он принуждённо, зевнул. В этом притворстве не было особой необходимости, но мальчик уже привык притворяться. Поэтому он спросил укоризненным тоном, почему его разбудили.
Мать перепробовала самые разные выражения лица. За радостью следовала меланхолия, которая переходила в злобу.
— Одевайся! Сегодня в школу не пойдёшь. Мы едем в Нюрнберг. Куни умерла.
Между тем отец распрощался с телефоном и молча встал рядом со своей женой В коричневом обрамлении стеклянной двери эта пара смотрелась горькой карикатурой на их свадебную фотографию. Они словно сговорились принять серьёзный и опечаленный вид и отправились менять пижаму и ночную рубашку на уличную одежду.
Мальчик полез под подушку и достал оттуда трёх пластмассовых солдат Японец заколол русского в спину, а наполеоновский гвардейский капитан безучастно взирал на это и даже подшучивал. Потом мальчик отправился в ванную, где мать как раз выдавливала прыщики на лбу при помощи своего обручального кольца.
«Гадость какая!» — подумал гвардейский капитан и изменил программу, предпочтя поход в туалет который находился в другом конце коридора. После этого он вернулся в уже опустевшую ванную, отложил саблю и орден в угол, взял рукавичку-мочалку, намылил её и потёр шею, грудь и руки. Он выдавил из тюбика белого, резко пахнущего мятой червячка и нарочно обронил его мимо зубной щётки. На сверкающей белой внутренности ванны он лежал, почти невидимый. Мальчик быстро и испуганно оглянулся через плечо. Если застукают на таком обмане, то ему попадёт. Но в это утро риск был невелик, контроль за гигиеническими процедурами был сегодня вытеснен из ряда первостепенных материнских обязанностей.
Он показал язык отвратительному мятному запаху, плюнул на него и смыл белого червяка в слив. Теперь ничего не докажешь. Утро начиналось хорошо. Выбившись в одном пункте в лидеры, он влез в свою одежду.
Между тем отец звонил в Гармиш, чтобы проинформировать о положении дел свою дочь, которая училась там на детскую медсестру. Он говорил ей что-то о семейном долге. Голос его становился всё громче. Видно, у дочери не было никакого желания ехать в Нюрнберг. Отец грубо, со стуком швырнул трубку на аппарапь.
Несколько недель назад она уехала из дома. С тех пор детская комната принадлежала мальчику целиком. Как счастливо кружилась она в танце вечером накануне отъезда! Как печально ему было оставаться без неё одному. Сестра не раз защищала его от бед. Она была на двенадцать лет старше и отводила от него процентов восемьдесят наказаний.
Ночью, перед тем как ей уехать, он положил перед дверью квартиры пластмассовую змею, чтобы сестра побоялась переступить порог и осталась бы дома. Всё тщетно. Потом он выбросил эту змею.
На кухне мать готовила завтрак, состоящий из кофе и макового пирога. Они сидели за столом в неуютном неоновом свете.
Отец получил только полпорции, чтобы не толстеть. Мальчик украдкой дал ему откусить от своего куска Оба были довольны, потому что мальчик по утрам никогда не хотел есть. Он не верил что от еды становятся большими и сильными.
Они заперли квартиру на два замка и спустились по лестнице к лифту, который доходил только до седьмого, предпоследнего этажа Многоквартирный дом был посередине полый, и мальчик глянул в пугающую глубину между гирляндами белых лестничных перил Он надеялся, что его сон никогда больше не повторится хотя он видел его уже трижды за последние два месяца.
Сон всегда был один и тот же: на первом этаже он заходил в лифт тянулся на цыпочках вверх чтобы достать седьмую кнопку, двери закрывались, лифт трогался вот третий этаж, вот шестой, вот седьмой, вот проехал мимо седьмого, мимо восьмого — до девятого. Вообще-то у лифта нет ни восьмого, ни девятого. Но мальчик вышел потому что вниз лифт никак не ехал, не реагировал ни на какие кнопки. На девятом этаже было совершенно темно. Перила замыкались в квадрат, и чернота этого квадрата скрывала все этажи расположенные ниже. Лестницы отсюда не было — ни вниз, ни наверх. Какие-то смутные, условные очертания человекоподобных существ сновали по коридору между четырьмя дверями — из одной в другую. Они не обращали на него никакого внимания. И вот двери лифта вдруг сомкнулись, лишив площадку даже этого освещения и кабина умчалась вниз. Мальчик опустился на колени, вцепился в прутья перил, почувствовал запах краски, ощутил ладошши холодную гладкость, расплакался и стал звать на помощь, пол под ним закачался, а призраки существ без лиц шмыгали мимо него и флюоресцировали.
На этом месте он всякий раз просыпался, с облегчением осознавал реальность своей комнаты и лежал в кровати без сна до самого звонка будильника.
Он побывал в царстве мёртвых, в этом не было никаких сомнений. Царство мёртвых располагалось на девятом этаже восьмиэтажного жилого дома, и ему казалось излишним и даже опасным рассказывать об этом кому-нибудь.
И вот он стоит рядом с матерью в сальных октябрьских сумерках, а отец выгоняет свой фольксваген «Вариант» из подземного гаража «Вариант» по-домашнему был окрещён «Отто», к нему относились как к члену семьи Дверь гаража поползла вверх; зажглись фары и осветили дорогу. Улицы Швабинга были уже заполнены машинами.
Умерла тётя Кунигунде.
Мальчик испугался при мысли, что он попадёт в очередной девятиэтажный сон. Однако оставалась возможность, что её направят на девятый этаж не здесь, а в каком-нибудь жилом доме в Нюрнберге. В соответствии с местом проживания. Эта тётя на самом деле была ему никакая не тётя, а., как это называется? Приёмная бабушка-тётя? Сестра отчима матери.
Автобан был проложен прямо, как стрела. Можно было уже разглядеть тёмное облако смога, висевшее над далёким городом Инголъштадт.
Отец смелее обычного перестроился для обгона в левый ряд.
— Она не была хорошим человеком, — вдруг сказала мать, и отец ей поддакнул.
Мальчик лежал на заднем сиденье и скрёб пальцами обивку. Противно пахло пластиком и машинным маслом Куни, как её звали в обиходе, действительно не любили. Отец злился, когда, навещая нюрнбергскую родню, должен был заехать и к ней.
— Я никогда ей не прощу, что она не дала мне тогда денег на чулки, — шёпотом сказала мать. — У неё хватило бы денег даже на то, чтобы послать меня учиться. Но, Бог свидетель, эта женщина непременно должна была сначала увидеть мир, это было для неё важнее!
Затем следовала история с салями, которую мальчик слышал уже дважды Какая-то неправдоподобная легенда, если верить которой, то спустя несколько месяцев после окончания войны Куни, сидя за столом в кругу голодных родственников, распечатала салями и у всех на глазах жадно сожрала её сама, одна. А потом с блестящими от жира пальцами спросила с невинным видом, не хочет ли кто-нибудь чего — нибудь ещё.
— Ты представить себе не можешь, как мы голодали! — объясняла ему мать в тысячный раз. — А у этой бабы чего только не было!
Ожидали значительного наследства, потому что Куни экономила на всём, никогда не ходила в парикмахерскую, почти не пользовалась горячей водой Она была жаднее морского дна Толстая женщина с варикозными ногами и морщинистой куриной шеей. Растрёпанные седые волосы, маленькие голубые глазки и неприятный скрипучий голос. У неё был друг, по фамилии Рётлингсхоф›ер; его щ ёки были изрыты кратерами, как после бомбёжки, и всё лицо мерзкое и угловатое. Жилистый человек с натянутой коричневой кожей худощавого телосложения.
Этот мужик однажды нечаянно прижёг мальчика кончиком своей сигары и, считай, даже не извинился, не говоря уж о денежном возмещении. Маленький шрам от ожога до сих пор виден на тыльной стороне ладони, напоминая о случившемся.
— Как это можно — в шестьдесят пять ещё иметь мужчину-друга! — возмущались родственники все последние годы — Это отвратительно! Аморально!
Они боялись, что он что-нибудь получит от Куни и тем самым уменьшит их законную долю наследства. Но полгода назад этот рябой умер, и клеветники смолкли.
Рядом с автобаном протянулись ряды колов для хмеля. Тут делают пиво, мальчик уже знал это от отца. В Холледау.
«Отто» сбавил скорость, замедлил ход и совсем остановился в хвосте длинной пробки Вдали виднелся синий свет Отец нетерпеливо ударил по рулю. Сталь и выхлопы медленно заскользили в полонезе вперёд.
Около восьми они свернули в город Нюрнберг. Солнце обещало тёплый осенний день. Долго ехали вдоль красно-коричневой крепостной стены в сторону Старого города.
Оба родителя мальчика происходили из этих мест «Отто» остановился перед обветшалым серым доходным домом. Квартира Куни была на первом этаже, перед дверью стояли родственники приветственно маша руками, — дядя, тётя и двоюродный брат Всех их мальчик любил. Тётю — за то что она всегда была в радостном расположении духа, дядю — за то что он всегда шутил, и не проходило ни одной поездки к ним в гости без того, чтобы дядя не сунул мальчику в ладошку денежку; а их сына — за то что во время их общих отпусков он, будучи на шесть лет старше, играл с мальчиком как с равным и не козырял своим старшинством.
Все поприветствовали друг друга, но не особенно разливаясь в любезностях, поскольку повод для этого незапланированного съезда был более чем серьёзный.
— Мы дожидались вас, — сказала тётя. — Без вас не входили в квартиру. Чтобы, не дай бог, не было никакого спора!
Все согласно покивали Позвонили к соседке, которая и обнаружила умершую Кунигунде и позаботилась о том, чтобы её труп увезли. Она вынесла им ключ, и его дважды повернули в замочной скважине.
Все шестеро медленно продвигались по тёмной прихожей Всё тут было потемневшее, грязное, неприбранное. Куни, как видно, совершенно не подготовилась к нашему визиту.
— Отчего она умерла? — шёпотом спросил мальчик.
— Паралич сердца, — шёпотом же ответил отец.
Пахло чем-то старым, затхлым. Сырым линолеумом и прелой бумагой Пыль толстым слоем лежала на шкафах. Мальчик повеселился, заметив, как противно здесь его матери.
Соседка открыпа форточки, но всё равно, когда распахнули дверь спальни, на них пахнуло вонью мочи Большие пятна желтили простыню, на которой умерла Кунигунде.
Мальчик подёргал отца за штанину:
— Она делала под себя в постель!
— Мёртвые себя не контролируют, они не могут удержать жидкость, — объяснил отец.
Секунды три все стояли без слов, отдавая молчаливые почести смерти. Мальчик сообразил, что на сей раз ему не придётся целовать Куни. И он расплылся в счастливой улыбке.
Окна широко открыли, занавески отдёрнули, свет проник в квартиру до самой прихожей, и в его лучах ворочалось коричневое марево.
Разделились и приступили к поискам.
Куни никогда не сдавала деньги в банк.
Они должны были находиться где-то здесь. Большая cijmmo, скопленная за шестьдесят шесть лет скаредности.
Медленно и судьбоносно, как Наполеон на поле битвы, мальчик шагнул в гостиную, прямиком к трёхстворчатому шкафу рядом с канапе.
Он остановился перед ним и помедлил. Ладони его налились тяжестью. В застеклённом шкафу стояла маленькая пластмассовая собачка, копеечной стоимости.
Всякий раз, когда он бывал здесь в гостях, он тоскливо взирал на эту собачку, так она его привлекала. Собачка с очарователыюй улыбкой и чёрными обвислыми ушами, рекламный подарок сберкассы.
Всякий раз, бывая здесь, он восклицал:
— Какая хорошенькая собачка!
И, не дождавшись никакой реакции, снова:
— Ах, какая она хорошенькая, эта собачка!
Всё напрасно. Куни ни разу не отозвалась на его невысказанную просьбу, не сделала ни малейшей попытки подарить ему эту собаку.
К такому мальчик не привык и разражался слезами. В конце концов, он уже знал, как надо утончённо выпрашивать что-нибудь. Для этого необходимо в очевидном восхищении широко раскрыть глаза и фиксировать объект вожделения до тех пор, пока его владелец не обратит на тебя внимание. Время от времени вздыхать, но при этом принять робкую, скромную позу. Если объект был не очень дорогим, он доставался мальчику наверняка. В большинстве случаев он благодарил за подарок такими словами:
— Нет что вы, я правда не могу это взять!
И:
— Ну зачем же вы, совсем не нужно было этого делать!
Из уст шестилетнего это звучало достаточно редкостно и настолько приходилось по вкусу дарителю, что мальчика вскоре задаривали мелочами, только чтобы развлечь себя его вышколенной вежливостью.
Как суют деньги в щель музыкального автомата, так ему совали пятаки и игрушки, восхищаясь его воспитанными штампованными фразами; растроганно и добродушно улыбались — потеха, от которой они получали огромное удовольствие.
Мальчик по-настоящему наловчился объегоривать родню и продолжал совершенствовать свою технику.
Только с Куни у него всегда выходила плачевная осечка.
Однажды даже мать подпела ему:
— Кажется, он не на шутку полюбил эту собачку!
Старуха, однако, совершенно безучастно взирала в потолок, продолжая очернять ту ветвь родни, которой она пренебрегала.
И вот она умерла, её увезли Наконец-то. Злую бабу забрали отсюда.
Мальчик открыл стеклянную дверцу, медленно поднял руку, затем быстро схватил собаку, стиснул её и почувствовал, как в нём поднимается победное ликование.
Он ласково трепал зверушку по голове.
— Теперь ты у меня, собачка. У меня не будет настоящей собаки, потому что мы живём в высотном доме, зато у меня теперь есть ты.
Он закрыл дверцу и оглянулся. Тускло блестевшие деревянные половицы гневно скрипели от каждого его шага. Он присоединился к родителям и родственникам, которые обыскивали шкафы и выдвижные ящики, выгребали их содержимое и сортировали его на «пригодное» и «хлам». Какие-то мелочи мальчик совал себе в карман. Ему достались: кусочек красного сургуча и штемпель без гравировки. Странный кубик с цифрами 2, 4, 8, 16, 32, 64, а ещё деревянная юла.
Это было настоящее приключение.
Мальчик побрёл на кухню, где дядя как раз очищал один шкаф, роясь в тарелках, бокалах, чашках и рюмках.
Именно в этот момент и обнаружились деньги — синие и коричневые купюры, спрятанные в сахарнице.
Мальчик тут же, играя в герольда, громко возвестил:
— Вот они! Мы их нашли!
Будь он немного поопытнее, он бы молча следил за дядей, чтобы в случае, если тот поведет себя нечестно, войти с ним в долю. Пополам.
А так все устремились на кухню и принялись считать деньги.
Кто-то сказал:
— Шесть тысяч.
Другой:
— Не может быть, чтоб это было всё!
И продолжали искать дальше, переворачивая всю квартиру верх ногами, выворачивая всё наизнанку. Но наличности больше не было.
Разочарование глубоко врезалось в лица взрослых. Отец заподозрил соседку. Тётя уверяла, что безобидная соседка вне подозрений. Провели последний поиск под вспучившейся полосой линолеума, после чего мать сказала:
— Она всё промотала!
А тётя добавила:
— Давно надо было сообразить, что такая никому ничего не отдаст, даже после смерти!
Они снова заперли квартиру и отправились обедать в столовую неподалёку от крепости. После этого они сняли в отеле недорогую комнату.
Там и сели делить. Дети играли на полу с юлой а взрослые сидели за круглым столом, перед ними лежала кучка сине-коричневых денег, а еще оставшиеся от Куни драгоценности и несколько ценных бумаг.
Начались переговоры Сговорились неожиданно быстро. Драгоценности перешли в распоряжение матери, хоть они и были старые, безвкусные — чистый китч. Зато нюрнбергской семье достались наличные деньги за исключением тысячи марок. Наименее ценная мебель была определена к продаже.
Стороны разошлись, довольные друг другом.
А перед этим наступил великий час для подрастающего поколения. Их позвали к столу и отдали им мелочь — серебряные и медные монеты Сколько было радости! Каждому из них досталось по 17 марок 20 пфеннигов.
Погребение было назначено на следующий день, потому что Куни уже и так два дня после смерти пролежала в своей постели.
Мальчик спал спокойно и во сне ничего не видел.
На следующее утро в кладбищенской церкви собралось около дюжины посетителей — больше, чем ожидалось.
Перед ними стоял сосновый гроб, рядом с которым священник произносил какую-то незначительную речь.
Мальчик неотрывно смотрел на гроб. В своём кармане он нащупывал собачку. Наконец-то она принадлежала ему! Но теперь она больше ничего для него не значила — это была всего лишь игрушка для маленьких детей. Обладание оказалось скучным. Но зато каким чудесным было завоевание! Мальчик провёл своё первое этимологическое изыскание, обнаружив «войну» в корне слова «завоевание».
Внезапно он заметил рядом с собой плачущих женщин. Они всхлипывали, и их скорбь передалась ему. Две тяжёлые слезы скатились по его щекам.
После отпевания гроб вынесли и опустили в могилу. Каждый из присутствующих мог бросить на гроб лопату земли.
Прощаясь на кладбищенской стоянке для машин, дядя вложил в ладонь мальчика двадцатку — так, чтобы родители не заметили потому что всё, что превышало пять марок, немедленно изымалось и перекочёвывало на сберкнижку, предназначенную для бесконечно далёкого будущего.
Ритуал получения подарка был исполнен до конца. Рука отмахивалась, лицо выражало радостное ошеломление: «Та-а-ак много… Нет… это правда чересчур…» Всё это произносилось шёпотом, и тем радостнее дядя зажимал ладошку племянника и таял от удовольствия.
В отличие от умершей Кунигунде среди тех, кто стоял у её гроба, не было жадных. Они легко и охотно отдавали. Нужно было только уметь подобающим образом благодарить.



ГЛАВА 4. ГОЛОГОРЛЫЕ КОЛОКОЛА



в которой Эдгар разочаровывается, в которой оплакивают газовую плитку, а Хаген бреется и идёт гулять по городу, встречает старого знакомого, получает по морде и уносит ноги, ничего не видя


Такая замечательная газовая плитка, последняя роскошь, самое почитаемое действующее лицо — из второстепенных, — характерная актриса, вечно изображавшая для нас люкс посреди чернильно-чёрных могильных ночей… Теперь ты почила в бозе, пришёл тебе каюк, назад ты не вернёшься никогда.
— Свинюги! Я их урою!.. Потопчусь на их тыквах! Спалю их вагончики на фиг!
Фред никак не мог успокоиться. Мы лишились спального места, лишились газовой плитки, а эти строительные рабочие явились с неприемлемым численным превосходством. И всё из-за лужи, которую Эдгар наблевал на свежий бетон. Лужа — это самое подходящее слово; уж если Эдгар рыгает, то в его лужёной глотке булькает, как в водосточной трубе.
Стоит только человеку показать, что содержится у него внутри, как у всех добропорядочных граждан начинается истерика.
И вот снова ночь, а мы без ночлега. Спаслись бегством в Английский сад.
— Куда бы нам податься? — говорит Лилли, кутаясь в свой шарф.
— А как насчёт бункера? — спросил Том.
— Бункер закрыт, — говорю я. — Наш приличный город находит нежелательным, чтобы мы ночевали в бункере. Нечего нарушать мир и спокойствие.
Эдгар валится на землю и хихикает. Повалялся, встал, обошёл нас по периметру квадрата, остановился, принялся помавать руками, изображая сцену безумия из старинной трагедии, и, запинаясь, твердить — как он это делает вот уже несколько дней:
— Где же Лиана? Никто её не видел? Где она? Что с ней? Лиа-а-ана!
Эдгар ищет её в кустах и в долине ручья, взбирается на причудливые стальные перила мостика и разглядывает уток в пруду.
Мы находимся неподалёку от Китайской башни; парк трещит по швам от изобилия гуляющих, все явились сюда праздновать его двухсотлетие.
На берегу пруда построили сцену. Блюз-джаз чередуется с дикси-капеллой. Лужайки и дорожки затоплены парочками всех возрастов, сидящими и гуляющими в обнимку.
— Лиа-а-а-на!
Эрик оглашает своими воплями все окрестности. Скоро зароется в землю и будет вопить в самую глубь земли.
Вот начался фейерверк. Все парочки останавливаются и смотрят, задрав головы вверх. Небо наполняется искрящимися красками.
Разноцветная эякуляция среди медлительных дождевых туч.
Фейерверк горит слишком высоко, от него не согреешься. Том трогает меня за плечо:
— Смотри, Эдгар на пределе…
— Не мешай, он так чудесно страдает. По — настоящему стильно.
— Тебе это нравится?
— Да. Ты только посмотри! Истинно верующий человек.
Эдгар пристаёт к прохожим, спрашивает о своей возлюбленной, мечется от одного к другому, цепляется за брюки и юбки и делает отчаянные попытки описать Лиану при помощи жестов: вот такого роста и такая тоненькая… Но все только плечами пожимают.
Ещё три дня назад, до того как Лиана покинула нас, Эдгар был вполне сносный парень. И вот что теперь делается. И всё только из-за удалённого отражения, из-за дематериализовавшейся галлюцинации.
— Захватывающе!
— Что?
— Месяцами он удовлетворялся от неё чисто оптически. И вот, не помогает никакая скромность и смирение. Лиана ушла — и он страдает. Потому что его любовь-у него в глазах и нигде не может встать на якорь.
— Ммм…
— Это неистовство пройдёт. Сейчас его любовь переезжает со всеми пожитками, со всем своим скарбом, с детишками и игрушками перекочёвывает в тыл его черепушки. Идёт изгнание в область воспоминаний. Последняя резервация, так сказать. И цена этому горю — один вздох.
— Ас виду можно подумать, что он свихнулся…
— Это народная молва так называет. Переезды — это всегда хаос и неразбериха. Он страдает. Но, насколько я разбираюсь, он справится с этой задачей быстро.
Какое-то насекомое садится мне на грудь, жаждет крови. Я прогоняю его прочь. Его громкое жужжанье вызывает у меня в затылке мурашки.
— Пойду скажу ему! — решается Том и направляется к Эдгару, прежде чем я успеваю сообразить.
— Эй, Эдди, Лиана не может прийти, у неё возникли серьёзные препятствия!
— Том! Оставь его в покое!
Но слишком поздно.
— Лиа-а-ана? Где она? Ты что-то знаешь. Том? Какие препятствия, где?
— Между ног, командир. Она промышляет своей волшебной шкатулкой!
Эдгар схватил шутника, вцепился ему в горло и пытается выжать из него подробности. Том тотально недооценил потенциал тоски Эдгара. Он уже хватает ртом воздух и хрипит то, что знает.
— Она открыла своё дело, ты, сумасшедший Квазимодо с любовной горячкой! Она на Розенхаймер-плац, работает нелегально…
Руки Эдгара ослабили хватку. Он отвернулся. Глубоко огорчённый и разочарованный. Рухнули столпы, на которых держался его мир. Балаган погрёб под собой барахтающегося клоуна.
Раз-очароваться — должно быть, это особо изысканная вещь. Но этого никто не понимает. Никому это не нужно.
— Лиана… Бу-у-у-у!
На какое-то время из него ушла вся мышечная сила. Клякса бескостной каши шмякнулась в высокую траву.
Я ругаю Тома за его сплетничество.
Он поднимает плечи и растирает свой кадык.
Фейерверк закончился, гуляющие парочки расходятся по домам, поддерживая друг друга, словно раненые.
Но вот дрожь прошла по куче грязи, Эдгар приподнялся из травы, глаза его по-леопардьи озирают горизонт на все триста шестьдесят градусов, выискивают ту сторону света, в которой расположена Розенхаймер-плац.
На Розенхаймер самообразовалась спонтанная любительская панель, и теперь Лиана занимается там непотребством — как начинающая. Неужто в этом её будущее? Вчера мы с Томом случайно встретили её, прогуливаясь по городу. На ней была чёрная мини-юбка, она была сильно накрашена и отвернулась от нас. Мы тоже отвернулись от неё.
Эдгар патетически-медленно поднял с земли своё безвольное тело, потянулся и убрал со лба волосы. Он всегда был мне симпатичен, этот ощипанный феникс. О скольких уже драмах он успел мне поведать!
И вот он галопом поскакал по траве, прямиком в катарсис. Умопомрачительно. В обоих смыслах слова.
— Куда это он помчался? — спросил Том. — Розенхаймер-плац совсем в другой стороне…
— В его состоянии это даже лучше. Он и так найдёт её раньше, чем следует.
— Как ты думаешь, что будет?
— Понятия не имею.
В наш разговор встревает Мария.
— Но ведь теперь он может её купить! Именно это он и сделает! Сунет ей пятёрку и отдрючит где- нибудь за складской тарой. Спорим, так и будет!
— Нет, Мария. Уж это он точно не будет делать. Всё что угодно, но только не это!
Мария только сегодня прибилась к нам снова после того, как два месяца пытала счастья где-то в пригороде. Мария у нас — дива. Так она сама говорит. Решительная женщина семидесяти двух лет от роду. Расплющенное лицо, какие бывают у балаганных боксёров. Старческое повествование — история о девушке, которая сбежала из дома ради любви. У неё есть фотография, на которой ей двадцать два года. Очень красивая.
Её отстранили от дела, вывели из обращения, хотя мужчинам всё равно, кого трахать, — ночь уравнивает возможности, к тому же Мария была когда-то самой желанной шлюхой Монмартра. Так она говорит. Здесь у нас каждый рассказывает о себе легенды. А я им всем верю.
Мария всё ещё продолжает предлагать себя. Но никак не находится охотников быть сценой д ля этой актрисы. Поэтому она бедная. Она мёрзнет. Иногда это трогает моё серд це. Но я бы ни за что не подложил её под себя. Тьфу, чёрт! Она по полдня рассказывает про Париж.
— Меня любил сам Генри Миллер!
Так она говорит. Я думаю, она толком и не знает, кто он был-то ли художник, то ли композитор. Да это и правда не играет роли. А кого в Париже не отымел Генри Миллер?
Шлюхи редко оказываются на улице. Они — народец бережливый и пужливый. Но чтобы представить Марию хозяйкой квартиры? А может, теперешнее её лицо как раз и говорит в пользу её утверждений. Она рассказывает о лукулловских оргиях, о щедрых Великих Моголах, о сверкающих жемчужных ожерельях, красной камчатной ткани и о всяком таком. Может, и правда, была у неё золотая пора. Вполне возможно. Но теперь она вся проржавела, а сам вид старых женщин меня тяготит. Одной Меховой Анны уже слишком много, а скоро в их стан перейдёт и Лилли.
Да, ещё один тип сегодня объявился, чей вид меня сильно раздражает.
Это Эрих со своей гитарой, трубадур с задушевным взглядом. Старый хиппи. Длинные светлые локоны и запутанная слипшаяся борода. Он «старьёвщик», а не бездомный. У него где-то есть нора. Где — никто не знает. Но когда ночи становятся холодными, его не доищешься. А чтобы предложить кому-нибудь помощь — такого за ним никогда не водилось.
Это такой тип, который смотрит, как над крепостью кружит стая чаек, и ждёт, когда две из них столкнутся. Если вы понимаете, что я имею в виду.
Реликт начала семидесятых, свинюшка с двадцатью восьмью семестрами германистики! К тому же, хлебая суп, он вываливает язык наружу — терпеть не могу. Шёл бы он отсюда!
— Тибет вон в той стороне!
Я показываю приблизительное направление и пинаю его гитару.
— Что-что?
— Сваливай давай!
После короткого обмена ругательствами он сваливает с неожиданной готовностью.
Фред храпит. Луна, сокращённая на четверть, бледнит края облаков. Такое небо я уже видел. Оно висит, написанное маслом, на вилле Штука — думаю, работа Римершмида. Метис щёлкает пальцами.
— Эй, я горжусь, что я метис…
Да-да… Он поправляет свой потешный жёлтый жакетик.
— Я вам ещё не рассказывал свой вчерашний сон?
Не-е-ет…
— Ну так вот, вы мне всё равно не поверите, это самый горячий сон за всю мою жизнь, брутальной интенсивности сон. Итак: стою я в такой низине, да? — что-то вроде Восточной Фрисландии — громадная равнина, и вот я там стою — хм… — в спущенных штанах — и заткнул дыру в плотине. Вы ведь все знаете сказку про мальчика, который заткнул дыру в плотине пальцем и предотвратил катастрофу, да? Так вот, я делаю то же самое, но не пальцем, а моим толстячком — ситуация и впрямь непривычная, а? Все мужики убежали за подмогой — это я поясняю обстоятельства, — а теперь следите! Наверху, на плотине, стоят молодые женщины из деревни и танцуют по очереди стриптиз, чтобы моя штуковина не потеряла твёрдости. «Держись!» — кричат мне и неуклюже обнажаются, по-крестьянски, как могут. Я тут чертовски важная персона, поэтому они сменяют друг друга, все девушки и женщины от четырнадцати до пятидесяти, а потом вдруг выходит деревенская потаскуха, с такой странной, зловещей ухмылкой на губах. На ней такая коротенькая юбчонка из бахромы, наподобие соломенных юбочек у негритянок, а двигается она — йес-са — непристойнее, чем бордельные богини Востока. Она явно перегибает палку, но делает всё хорошо, и даже ещё лучше, — ну просто фантастика! С какой яростью она срывала с себя свои лохмотья!
Как она играла своим языком! О-о-о!.. «Прекрати!» — кричу я наверх, потому что уже слишком хорошо! А она только отвратительно смеётся и продолжает танцевать, вкладывая в это дело всю свою страсть. Я хочу отвернуться, но не могу. Мне становится ясно, что произойдёт, если я не отвернусь. Тогда из всего заряда моего сока получатся вместо деток мертвецы! А потаскуха немилосердно держит мои глаза на привязи у своей юбчонки, вот она спускает её вниз… «Проклятье, — кричу я, — проклятье!» Ну и плевать, я не хочу отворачиваться, я хочу смотреть, я больше ничего не могу поделать, из меня так и прёт — а-а-ах! — я спускаю прямо в океан, выпускаю весь заряд — деревенские тётки застыли в ужасе. Воцаряется зловещая тишина. И только деревенская потаскуха хлопает себя по ляжкам и кричит от удовольствия. А потом океан как хлынет — вот это был оргазм! Всю долину затопило! Конец всему! Потоки меня смыли и сомкнулись надо мной. Тут я и проснулся в мокрых штанах…
Хохот Марии гремит в ночи так, что мозги в позвоночнике стынут, Фред проснулся. Лужёные голосовые связки пьяной бабушки сгоняют у меня с языка последние остатки юмора.
— Таких снов у человека не бывает! — заявила Лилли.
— История хорошая, а хорошие истории всегда истинны! — говорю я.
— Что ещё за история? — спрашивает Фред и зевает, но, не получив ни от кого ответа, опять вспоминает про свою беду: — Моя красивая газовая плитка!
И уже в третий раз принимается перелопачивать это злосчастное событие.
Строительные рабочие выползли из своих жилых вагончиков, принеся в жертву целых полчаса сна, и выстроились перед нами во всём своём ландскнехтском великолепии. Десять или двенадцать рослых мужиков, десять или двенадцать лиц, по которым жизнь проехалась, как плохое кино.
Они ругались и изрыгали угрозы, потрясая деревянными брусками над своими деревянными головами. Мы-to хотели договориться с ними. Лилли вызвалась вытереть блевотину Эдгара и даже обязалась делать это со всеми будущими блевотинами. И как это бывшая кельнерша может быть такой наивной, спрашиваю я себя.
Нет, мы должны убираться отсюда, вообще без остатка исчезнуть с горизонта, шагом марш, а поскольку мы не сорвались тотчас же с места собирать своё барахлишко, старший из рабочих схватил голубую газовую плитку Фреда и шарахнул её об стену, отчего она распалась на три составные части, которые потом так и не удалось соединить вместе.
Фред разъярился и попёр на них, невзирая на их численное превосходство. Я его еле удержал. Если сюда заглянет полиция, то загребут-то нас, а не их, независимо от исхода битвы. И Фред печально сник. Пальцы кусал от ярости.
Должно быть, сейчас полночь или около того. Li сигаретном дыму то и дело вспыхивают реваншистские мысли. Каждый должен отыграть эту обиду на свой манер. Разговор скачет с одного на другое. Вскоре все говорят уже только сами с собой. На этой лужайке, среди светлячков и собачьих какашек, на отмирающем ветру…
— Такого во сне не бывает, а если и бывает, то просыпаешься раньше, ещё до окончания…
— Моя газовая плитка, она прослужила мне четырнадцать лет, она ни разу не ломалась за всё это время… А интересно, сколько стоит купить новую?..
— К сожалению, я забываю почти все мои сны, особенно если они были красивые…
— Однажды вечером зашёл Генри, без гроша в кармане, и из пасти у него воняло так, как у Анны из задницы…
— Посиживать на Гавайях в песочке и давать женщинам мелочь на чай — у них там на эту мелочь можно месяц кормиться…
— Хи-хи-хи-хи…
— Мне безотлагательно нужна опера, это всё ерунда, что опера умерла, что времена серьёзной музыки миновали, это может быть только в том случае, если мы живём в безвременье, когда всё давно прошло…
— Всё-таки надо было мне им всыпать, они знают, что мы не готовы защищать нашу газовую плитку всеми средствами, включая жизнь — и свою, и их…
— Зарыться в песочек и жрать кокосовые орехи, конечно, скукотища ужасная, зато как мило и тепло…
— Генри спросил, есть ли у меня для него кредит, но у меня ни для кого нет кредита, будь ты хоть сам китайский император, ну ладно, для китайского императора ещё куда ни шло, но уж никак не для Генри…
— Насчёт Метиса я хоть так, хоть этак не верю, что это ему только приснилось, вы же тут все оскотинились до мозга костей…
— Ах, эти нежнейшие гавайские женщины, с ними можно дрючиться в самом быстром темпе… нет, это было бы всё равно что танцевать вальс в ритме мамбо… нет, это должно совершаться медленно, очень медленно, протя-я-ажно, скользить, как в суперзамедленном кино…
— У тебя ещё есть сигареты, Том?..
— Самый горький момент жизни, несомненно, наступает тогда, когда тебе говорят, что теперь ты больше не можешь требовать столько же, сколько берут твои товарки…
— Опера снова вернётся, это ясно, она вернётся преображённой, в модифицированном виде, а попса как была мертвечиной, так и остаётся ею…
— На Гавайях я бы бросил курить, в раю полагается вести здоровую жизнь, как бы глупо это ни звучало…
— Хи-хи-хи-хи…
— Анна, попридержи свой язык, а! Так и лезут из тебя глупости…
И я осеняю их всех!
Да, это дерьмо. Но это и музыка, хотя, когда она затихает, не слышно аплодисментов, никто не хлопает в ладоши, нет ни топота, ни ропота, ни даже возгласов недовольства. Слышны разве что самые ничтожные признаки существования. Это комическая, великая, ужасная опера, в ней полно статистов и бесконечных мелодий. Они все поют, они не разговаривают. Нас семь человек, каждый год мы стареем на семь лет, и я здесь играю на органе фоновую музыку, чтобы придать всему происходящему некоторый блеск и славу. И кто бросит в меня камень за это? Пусть только попробует, я ему сделаю!..
Должно быть, дегенеративный бог помахал здесь своей кистью, верша извращённую акцию живописи, — я вижу картины, полные лжи, предательства и грязи. Великолепно. Вышвырнуть однодневное дитя на помойку — пусть радуется, что уже достаточно повидало для того, чтобы вытерпеть смерть. Без сомнения, эту жизнь можно недорого купить ценой смерти… И только когда умираешь каждый день, возникает вопрос, не перекосило ли где-то весы, на которых всё уравновешивается. И так постепенно их души коснеют в ожидании жрачки и спасения, а я, жопа, онанирую над их барахтаньем, потому что я здесь почти доброволец, я мысленно вижу себя в заоблачном кресле, сижу и посмеиваюсь, — ну хорошо, у каждого из нас свои приемы, мне не придётся ни за что просить прощения, я всех вас заткну за пояс. В любом случае холодный ветер утихнет, а ночь — наслаждение, она великодушное домашнее животное с выменем, которое она нам подставляет. Чудеса меня давно не посещали, чудеса поражены болезнью, но стоит только встать и сделать несколько шагов… чудеса гнездятся в сточной канаве — я убеждён, они явятся тут же, как только понадобятся мне.
Шутки в сторону, сейчас я отправляюсь гулять и грубо прикрикиваю на Тома, чтобы он не смел тащиться за мной. Сейчас я должен быть один, чтобы моё заоблачное кресло не соскользнуло вниз и не разбилось о пустынную землю. Я актёр, который играет сам себя, я сам сочиняю себе тексты, сцену за сценой. Так теперь поступают продвинутые люди. Одни только провинциалы продолжают играть суперменов: Джимми Дина, Гитлера, Элвиса, Мэрилин, — а недавно на Шванталер-штрассе я видел одного лилипута в военной форме. Театр теперь живёт только на улице. Уховёртки прогрызаются сквозь мою голову, а картинки из кино пригибают её книзу Завершённая опера. Том никогда всерьёз не копил деньги, чтобы попасть на Гавайи. Никакая поездка не стоит того, чтобы ради неё экономить. Он сам это знает. Нет, рай находится здесь, где-то здесь, и иногда, в хорошую погоду, даже становится виден…
Я тащусь сквозь маленькие перелески парка, мимо моноптероса. Мой секретный сейф находится неподалёку от того места, где недавно из-за двадцати марок зарезали какого-то бедолагу. Как в Нью-Йорке, но здесь не Нью-Йорк, поэтому не стоит зря болтать о том, что здесь творится такое, будто Мюнхен — опаснейшее место на земле. Конечно же, это чепуха. Наоборот, Мюнхен — самый безопасный город во всём мире, и где-нибудь в другом месте мне пришлось бы долго раздумывать, прежде чем решить остаться на улице.
А вот и мой сейф: зарытый под кучей листвы и веток, в неглубокой ямке — двенадцать пластиковых пакетов, вст авленных один в другой. В них я храню моё богатство: красную рубашку, чёрные брюки, чёрные ботинки из итальянской кожи, две упаковки дешёвых одноразовых бритв и тюбик крема для бритья. Рубашка и брюки немного отдают сыростью. Тление проникает всюду. С этим ничего не поделаешь.
Я побрился, пользуясь для смывания пены грязной водой из пруда. На берегу, покрытом светящимся утиным помётом. Здесь сооружен понтонный мост к острову. Взлетают лебеди. Их спугнула какая-то парочка, творя свою сезонную анархию. Вот они удивятся: остров на две трети состоит из помёта водоплавающих птиц.
Лебеди до такой степени перекормленные, жирные, что у них нет сил долго держаться в воздухе. Orai внезапно плюхаются вниз. Уже было несколько таких несчастных случаев.
Я переодеваюсь, чтобы отправиться в пивную. К переодеванию мне приходится прибегать не столько из щегольства, сколько основываясь на предыдущем опыте: бродягу отовсюду гонят и клянут. Я не хочу привлекать к себе лишнее внимание своей грязной одеждой и исходящей от неё вонью. Я не хочу, чтобы на меня пялились. Я хочу иметь возможность заговорить с интересными женщинами.
Я покидаю парк большими, целеустремлёнными шагами, поворачиваю налево мимо Швабинга, через Университетский квартал, вдоль Шеллинг-штрасе, потом направо…
Заведение обставлено уютными д иванчиками и мягкими стульями, воздух густо прокурен, пиво сравнительно дёшево. Я киваю бармену, он знает меня давно, но подробностей ему обо мне неизвестно. Игровой автомат поёт свою завлекательную мелодию. На стене висит большая картина, написанная маслом, — изображение обнажённой женщины. Она сидит своим мясистым задом на мшистой лесной поляне. На столах горят свечи, и можно заказать горячее мясное блюдо с хлебом и горчицей. На сигаретном автомате лежат рекламки альтернативных мероприятий. В углу стоит древняя металлическая печь. Здесь крутится самая разномастная публика: студенты, артисты и даже несколько приличных людей в костюмах. На полках бара между бутылками текилы и виски стоят два гипсовых бюста — Маркса и Энгельса, рядом висит ностальгическая реклама кока-колы из пятидесятых годов.
Я сажусь в уголке. Пивные бокалы здесь красивые, в форме кружек. Наличествующие женщины не производят особого впечатления. Некрасивые некрасиво одеты, а красивые держатся за ручку с мужчинами, многие из которых одеты в чёрные водолазки и носят очки а-ля Бадди Холли, желая, как видно, придать себе больше интеллектуальности. Они не целуют своих женщин, стремясь побалансировать на лезвии голубизны. Тк что лица красивых женщин открыты, свободны и ослепительно блестят на всю пивную. Лишь столики делят их облик пополам.
В Швабинге, на дискотеках, мимо которых я проходил, — там совсем другой расклад. Ткм я просто заболеваю от похоти. Тысячи женских ляжек, выставленных напоказ, побритых, гладких, загорелых, похудевших ради стройности, голых до самой промежности — у меня язык во рту не ворочается; столько плоти элегантно взлетает в сполохах разноцветных огней, что всё токовище ликует, — плоть, которую так и хочется утанцевать и уболтать. Там я чувствую себя более одиноким, чем последний динозавр, потому что не могу себя причислить ни к покупателям, ни к товару. Тм я вытеснен из рыночного оборота. Убегаю оттуда на раздутых парусах моего пениса.
Здесь намного легче. Здесь не всё на продажу, не всё тянет на сексуальный объект, здесь всё целомудреннее. Потягивать пиво из бокала — это очень стильно, к тому же я люблю сидеть среди незнакомых, теперь, когда я уже нигде больше не свой. Городские часы бьют половину первого. Для такого времени народу довольно много. Скоро лавочка закроется. Час закрытия — крест этого города.
Раз в неделю я прихожу сюда, сижу, смотрю по сторонам и пью пиво. В среднем возрасте такие заведения с хозяином приобретают для посетителей все большее значение. Они чувствуют себя здесь защищённее, весомее. Тут не водится этих подробнейших прайс-листов, доходящих до деталей. Просто хозяин в конце называет вам сумму, и вы с ним сходитесь на трёх четвертях этой суммы.
Какой-то мужчина садится на свободный стул рядом со мной. Он не спрашивает разрешения и громко выкрикивает свой заказ сквозь общий гомон. Тоник. Его рубашка глубоко расстёгнута. Поверх неё пиджак причудливого покроя. Стрижка ёжиком, прищуренные глаза, зелёные, поверх широкого носа.
Он нервно выдыхает из себя пять литров воздуха и разглядывает меня, после чего собирает лоб в морщины.
— Хаген?
— Да. А что?
— Ты меня не узнаёшь?
Я соображаю.
Он барабанит по столу короткими пальцами, соскребает ногтем воск от свечки.
— Что-то не припоминаю…
— Роберт.
— Точно!
— Как дела? Что ты делаешь в таком заведении? Я-то сюда пришёл по просьбе одной женщины. А ты что скажешь в своё оправдание?
Po6epi? Какой такой Роберт? Я вообще не знаю никакого Роберта, за всю мою жизнь у меня был только один знакомый Роберт, но ведь он…
— Прошло, наверное, лет семь!
— Э… что?
— Помнишь выпускную поездку?
— Не может быть! Ты правда Роберт?
Он широко улыбается и облизывает губы.
— Ну конечно!
— Я думал, ты в сумасшедшем доме. Ты же в год произносил не больше двух слов…
Он с улыбкой кивнул и отхлебнул своего напитка.
— Наверно, так и было. Сам с трудом припоминаю!
— Сколько же времени ты там пробыл?
— Долго. Четыре года. Сразу после школы — в психушку, как другие в Бундесвер, — он понизил голос, и я его еле слышал. — Но теперь всё позади.
Невероятно! В голове не укладывается. Тогда всё происходило у меня на глазах: он становился всё более замкнутым, пока в конце концов вообще не перестал разговаривать, и по устным предметам даже учителя не могли от него ничего добиться. Когда мы ехали в ту выпускную поездку, я пять часов просидел в поезде с ним рядом, на откидном месте. В конце я сказал два слова и он одно: «Да» в ответ на вопрос: «Глоток вина?».
В те времена какой-нибудь карп мог бы показаться болтливым по сравнению с ним, и не было ни одного человека, с кем бы он дружил или приятельствовал. Меня это интриговало и притягивало. Он был настоящим мастером молчания.
— Поставишь пиво?
— Конечно, — сказал он и махнул кельнеру, который перед закрытием как раз собирал последние заказы. После этого начались расспросы.
— А ты, Хаген, всё ещё пишешь?
— Пишу? За четыре года ни одной буквы!
— Почему?
— Действительно, почему?
— А как дела у Арианы?
— Не видел и ничего не слышал о ней целую вечность.
— А всё говорило за то, что у вас большая любовь…
— Так оно и было. Но она этого не понимала.
— А, вот в чём дело!
Мне не хотелось отвечать на его расспросы. Он задевал кровоточащие места.
— А что ты делал всё это время? Кем стал?
— Да так, немножко играл время от времени.
— На скачках?
— Нет, в триктрак.
— И как? Получалось?
— Неплохо, но потом мне стало тошно.
Он посмотрел на меня с недоумением, а потом начал надо мной смеяться. Я с трудом верил своим глазам. Из угрюмого, мрачного парня он превратился в жизнерадостного горлопана.
— Тошно?! Надо понимать, ты проигрался?
— Нет, я завязал не поэтому.
— Но ты же всегда был отравлен всем, что касалось азартных игр! Хорошо помню, что ты ещё в школьные времена оставил в Дагльфинге целую кучу денег.
Он барабанил ладонью по столу.
— Ну и что? Если бы я пропил всё, что проиграл, я бы давно уже умер…
Смех у него был нестерпимо громкий.
— Кроме того, я, наверное, единственный в мире игрок, который покончил с этим на пике везения.
— Расскажи!
— Ну, как-то однажды я целую ночь играл с одним богатым человеком, на его вилле на озере Штарнбергер. Он был пьян в стельку, а на кон была поставлена большая сумма — во всяком случае, для меня большая. Он горланил песни, пердел и проливал виски на игральную доску. Мне приходилось будить его через каждые три хода, а несколько раз он даже ходил назад.
— Ага. И всё же, несмотря на это, он выиграл?
— Да где там! Конечно же, он проиграл. Он проигрывал и расшвыривал деньги по всей комнате. Я сосредоточился и старался делать лучшие ходы из возможных, а он сосал свое виски прямо из горла. После каждой игры я вставал, собирал с пола мокрые купюры и рассовывал их по карманам, чтобы он не видел, какую кучу денег уже проиграл.
— Вот это картинка! Ты же рассказываешь просто про рай!
— Да, вначале я и сам радовался. Утреннее ликующее солнце уже всходило над озером, а я всё подбадривал его, чтобы продолжать игру, лицемерно нахваливал непредсказуемые варианты, которые он находил, — это когда он снова и снова делал неправильные ходы. Сотенные высились штабелями, скоро я вёл счёт уже на тысячи, хотел разбить его наголову Каждая купюра, которая переходила от него ко мне, наполняла моё сердце радостью на две с половиной секунды, ровно за это время я успевал расставить шашки для нового кона. И если по какому-то недоразумению одна купюра возвращалась к нему, в левом полушарии моего мозга поднимался негодующий крик, и я обстреливал его сбивающими с толку ходами. Я словно коршун нависал над игральной доской, а этот залитый под завязку фраер всё время только посмеивался и подливал себе ещё, пытаясь и меня заставить выпить, но я и в семь утра оставался твёрд в своих правилах — никогда не пить во время игры. Он с ухмылкой передавал мне бумажки, а я брал и брал, и вдруг меня пронзило: я внезапно услышал, как адски-глумливо его смех разносится по всей его вилле, и я очнулся, опомнился. понял, что он потешается надо мной, что я доставляю ему громадное удовольствие, изображая шута. Я был для этого извращённого типа лишь объектом насмешек. Он даже предложил мне молочный коктейль! Я взглянул на доску и не смог вспомнить ни одного кона — оказывается, я провёл их как робот, как компьютер, в тотально оглушённом состоянии. Синенькие купюры превратились в нумерованную эрзацпоэзию, в удобные трофеи. Они внезапно потеряли для меня всякую ценность. «Ну, что же вы больше не играете? — спросил он. — Почему вы остановились?»
Можно было бы выжать из этого вонючего животного ещё кое-какую сумму, но никогда в жизни я не чувствовал себя таким униженным.
Я схватил доску, вышел на террасу, пересёк лужайку и швырнул доску в воду, шуганув при этом лебедей, которые испуганно взлетели. Я шёл от озера Штарнбергер до дома в Гильхинге пешком, в голове не было ни одной мысли, только стыд. Ваг так-то.
Посетители пивной уже поднималось из-за столов и тушили свечи. Роберт помотал головой:
— Если признаться честно, я понял далеко не всё.
— Клюв грифа недостаточно прочен, чтобы продолбить шкуру его жертв. Поэтому он засовывает свою длинную шею в задний проход мёртвого животного и поедает его изнутри. Ты слышал про это?
— Нет.
Мы закурили и некоторое время молчали. Я размышлял, не поведать ли мне ему о том потрясении, которое я испытал, когда обнаружил у Босха, в адской части его «Сада радостей земных», игральную доску для триктрака. Нет, решил я, лучше не надо.
К нашему столу подошла официантка и сменила пепельницу.
Потом Роберт рассказывал мне о той девушке, которая его сюда пригласила, а сама не явилась.
— Она у нас на фирме помощница. Ну да, я теперь возглавляю одну транспортно-экспедиционную фирму. Под крылом у моего дяди.
— Правда?
— А скажи, ты всё ещё живёшь там же, на отшибе, в этой дыре — как она там называлась…
— Она называлась Гильхинг. Нет, оттуда я съехал. И как раз вовремя. Там уже чёрные пауки выползали из раковины и беззастенчиво спаривались у меня на глазах. И окна выходили на стену.
— И где ты живёшь теперь?
— В городе.
— Где же именно?
— Неподалёку от Мюнхенской Свободы.
— Чёрт возьми, и ты можешь себе это позволить?
— О-о-ох, но ничего, как-то удаётся…
Официант принёс нам счёт, его взял Роберт.
— Идём! — предложил он. — Сходим ещё куда-нибудь, развлечёмся!
— Если бы я знал! Я не прихватил с собой наличности.
— Ну и ничего! Выпить стаканчик-другой на дискотеке… Спишем на накладные расходы!
Это вполне сходило за приглашение. Хорошо, принимаю его.
— И куда же мы отправимся?
— В «Инлокаль», естественно!
— Ну ясно, куда же ещё…
Роберт ловит такси.
Я так давно уже не сиживал в «мерседесе», что даже растерялся. Мы ехали пять минут — вот и вся поездка. «Инлокаль» был издали заметен по толпе, которая стояла у входа, потому что их не пускали внутрь. Турникет открывался и закрывался, но критерии отбора были мне малопонятны. Отвергнутые фейс-контролем разочарованно поворачивали назад. Только какой-то негр упёрто дискутировал с охранником на английско-французском тарабарском наречии. Негр выкинул несколько штучек — помахал пачкой денег, продемонстрировал свою майку со свежайшей американской культовой фигурой, показал даже свои трусы рискованного кроя. Ничто не помогло. Путь ему в это заведение был заказан. Казалось, его это не устраивало.
— Что, настолько всё забито, что вы даже негров не пускаете? — сказал Роберт, с чувством собственного достоинства подходя к охраннику и увлекая меня за собой.
Охранник дружески с ним поздоровался и беспрепятственно пропустил. Передо мной же турникет закрылся. Роберт упёрся в турникет и сказал:
— Он со мной!
Охранник ответил, что это он не может пропустить при всём желании. Роберт настаивал. Я слышал, как позади меня всё ещё ругается негр, и чувствовал себя не в своей тарелке. Кончилось тем, что охранник вздохнул и махнул мне рукой — проходи. И я оставил охранника, этот золочёный противозачаточный колпачок, выставленный перед нежелательными сперматозоидами, один на один с негром.
Воздух внутри был красный, влажный и густой и тяжело пригнетал меня к пурпурному ковру. Мы спускались по ступеням, на которых сидели и беседовали люди. Я слегка поскользнулся и наступил на руку какой-то девушке, она обругала меня. А когда я извинился, засмеялась:
— Откуда ты свалился?
— Я сам себя об этом часто спрашиваю.
— Ну так проходи же, чего встал на дороге!
Начало было хорошее.
К бару пробивались с величайшим трудом. Хорошо было бы запастись для такого случая чем — нибудь вроде мачете. Приходилось оттеснять в сторону толпу плотностью в тридцать пять тел на одигг квадратный метр. Настоящего пива не было, только «пильз» — по шесть пятьдесят за стакан в треть литра. Цветомузыка металась в гуще трупного воздуха. Музыка, впечатывающая в землю. Бумм-бада-бумм-бада-бумм-бада-бумм — бумм.
Публика дорогая — все делают вид, что живут по максимуму. Окрылённая и раскованная тусовка. Каждая фраза, которыми они обмениваются, крича друг другу в ухо, сопровождается экстатической улыбкой. Те женщины, которым достались сидячие места у стойки бара, вертятся на своих стульях, пьют за здоровье знакомых и незнакомых и в преувеличенном восторге перекидывают волосы с одного плеча на другое. Это волнует. Идёмте со мной, красавицы, я напишу вам стихи между грудей — #9632; белыми чернилами моих соков… Из этих стихов можно сделать завет — они того стоят!
Мужчины здесь либо настроены на шутливый лад, либо изображают из себя крутых с холодными, брутальными рожами, прочерчивая всё помещение роковыми взглядами.
Они внушают мне ужас. Мне кажется, что все они смотрят на меня. Я становлюсь неуверенным, параноидальным, во мне развивается комплекс неполноценности, и подгибаются колени.
Роберт, судя по всему, чувствует себя здесь как рыба в воде — знает, как встать, как сделать заказ, как говорить, как смеяться. Кажется, он сам себя находит ослепительным. А я так давно не был ни в одном подобном заведении, что чувствую себя, словно готтентот среди миссионеров. Под потолком подвешены стробоскопы и встроены зеркала, при помощи которых легко заглянуть в глубокие декольте.
— Совсем забыл тебя спросить, чем ты зарабатываешь, на что покупаешь свой парижский шарм? — говорит Роберт.
— Хм… Я продаю старые книги… время от времени.
— Занимаешься, значит, чем-то вроде антиквариата?
— Э-э… да, что-то вроде того.
— А чего ты всё время смотришь в потолок?
— Да я ценитель пышных бюстов.
— Что? Ах, во-о-он что!
Роберт смеётся и протягивает барменше сотню, на которую она должна выставлять нам «пильз», пока та не кончится.
Я слышу за своей спиной чей-то голос:
— Стали пропускать сюда кого попало, мне просто дурно! Как в забегаловке какой-то…
Я не решаюсь обернуться, потому что сказано это было громко и агрессивно, и взгляд через плечо мог напороться на кого угодно — на кота в мешке. Заранее не знаешь, увидишь там шкаф или карлика. Следует соблюдать осторожность.
Роберт сильно задаётся.
— Я здесь постоянный клиент. Мне это кое — чего стоило. Правда, они тут играют дрянную музыку, да и оформление скучное, даже непонятно, почему именно это должно называться новый «Инлокаль». Тем не менее все идут сюда. Ну да, в конце концов, это нормально. Надо же куда-то деваться!
Я углубляюсь в «пильз», которого мне надо высосать не меньше пяти стаканов, чтобы только привыкнуть к его вкусу. Не в коня корм. Но на этом он и кончается.
Две женщины втиснулись поближе к стойке, оттеснив меня в сторону, и я оборачиваюсь, заодно посмотреть, кто там недавно распространялся на мой счёт. Оказалось, фраерок, косивший под испанца: в жилетке, утыканной блёстками, с крашеными чёрными волосами и серебряным поясом. О, боже мой. Ну, с этим-то я справлюсь одной левой. Откуда же он набрался храбрости?
Около меня разговаривают двое юнцов, с виду двадцатилетних, в кожаных галстуках и с поддельными «ролексами» на запястьях.
— Вчера был в кино, на лучшем фильме года!
— Ха! А я вчера был на лучшей женщине года!
— Круто. И кто же она?
— Не скажу, а то все туда же ринутся.
Они действуют мне на нервы.
Можно подумать, что здесь все собрались специально для того, чтобы весь прочий люд казался отвратительным и ничтожным.
Женщины, с одной стороны, дают понять, что готовы к спариванию, а с другой стороны, бросают вокруг себя взгляды, полные презрения. И все они падают на меня. Взгляды, не женщины.
Ну и пусть, я пью. С каждым стаканом меня становится на одного больше, я расщепляюсь и множусь, можно уже основать общество моих алкогольных клонов, мы объединяемся, отважные и великие.
Начхать мне на этих женщин. Мой член на них встаёт, но сам я — я на них плюю. Ужасный день. Роберт упомянул имя Арианы. Женщины, с которой я остался бы на всю жизнь. Да, говорят, это невозможно. Говорят, это не Тристан и Изольда, а Манхэттен, тридцать пятый этаж. Я ненавижу Манхэттен и все тридцать пятые этажи. Я — анахронизм. Времена ужасные. Нас лишили всех утопий и отняли все иллюзии. Вопросов больше нет, зато ответов сколько угодно.
Я улыбаюсь испанцу. Он поражен. Я показываю ему, что готов — здесь и сейчас — стереть его в порошок. Он растерялся и не знает, что делать. Он выжидает ради приличия несколько секунд, а затем линяет в сторону танцпола.
Роберт рассказывает о своей семье. Выйдя из сумасшедшего дома, он угодил прямиком в супружескую постель. Жена. Дочурка, трёхлетняя очаровашка; он счёл необходимым упомянуть, что светловолосую маму можно употреблять и анально.
Стрижка ёжиком силится скрыть склонность его черепа к облысению. Лишь бы только не выглядеть старым!
Сотня пропита, Роберт суёт барменше следующую и ещё пятьдесят на чай. Он доверительно описывает мне промежность, выпуклости, полости и заглубления этой барменши. Мы пьём из зелёных бутылок, и он опять пускается пережёвывать насчёт экспедиционно-транспортной фирмы его дяди и насчёт своей собственной карьеры — меня от этого мутит.
Подходят две женщины и радостно здороваются с ним. С лицами моделей. Он выставляет им бутылку шампанского.
— Хочешь, познакомлю?
— Оставь, не надо, — отвечаю я, отговариваясь тем, что якобы перебрал.
Они для меня чересчур изысканны, я даже смотрю на них без всякого удовольствия, мне нечего было бы делать с их кожей и их пальцами, с их голосами и их глазами. Они — только гениталии. Только это. Про остальное можно забыть. Больше от них не требуется. Мой язык достаёт до кончика носа. Гениталии хорошей формы я бы с удовольствием вылизал, это точно, я как коршун — распростёр бы крылья, затмил собой полнеба, низвергся бы вниз — с этим моим длинным, собачьим, империалистическим языком. Как пить дать, как пиццу купить. А для чего ещё эти тела вокруг? Пахнет ванилью и рыбьими хвостами, дорогими и пятимарковыми духами. Мускусом шлюх и «Шанелью». Во вспышках цветомузыки — стробоскопическое умандоволъствие. Нет, это не Древний Рим, погрязший в пороке, нет, там не завирались до такой степени, там не было отговорок, а был упоительный восторг откровенного падения — тогда как здесь нет уже никакого упоения, не говоря уже об удовольствии и желании, здесь церковь, голая церковь щели и члена и срамного духа… Мне очень жаль, но мне насрать на это.
Вот началось любительское стрип-шоу. Несколько женщин из числа посетительниц танцуют «без верха» и подставляют себя под брызги шампанского.
Я вспомнил сон Метиса, его гигантское сношение с океаном, внезапно понял значение этого сна и принял решение: оно пролегало где-то между самым распоследним орлом и самым первым, сильнейшим грифом, и с этого мгновения мне всё стало по барабану, я двинулся на таран, на столкновение со жрачкой.
— Хаген, как тебе здесь нравится?
— Напоминает крик гологорлых колоколов.
— Чего-чего?
— Ты не знаешь, что такое гологорлые колокола? Это такие редкостные птицы. Немедленно поезжай в Штутгарт и топай в зоопарк, там затесалась одна. Если тебе повезёт, ты услышишь её крик. По громкости и сладости звука это похоже на пневматический отбойный молоток, который колотит по металлу. Пока ты не слышал этого крика, считай, что до мозга костей тебя ещё ни разу не пробирало!
— Так-таки?
Гологорлые колокола криком обозначают пределы своих охотничьих угодий. Помечают свой участок. Прыгающие титьки, повязки на лбу, ляжки, вертлявые задницы. Бумм-бада-бумм. Вспышки света. Бумс-бумс-бумс.
— Да, свежих идей всегда нехватка, — жалуется Роберт. — Несколько недель назад мы тут придумали устроить бродяжью вечеринку. Вот это была потеха!
— Что-что вы придумали устроить?
— Бродяжий бал. Все явились в лохмотьях, из выпивки были только двухлитровые бутылки «Бычьей крови», бэ-э! Но было так весело! Мы разорвали пополам какое-то количество купюр по двадцать марок и первые половинки роздали настоящим бродягам с условием, что вторые половинки они получат, если придут на вечеринку. Ну, понимаешь, чтобы всё было по-настоящему, это стильно! И никто не явился, представляешь?!
— Да, я что-то слышал об этом.
— Как будто им эти двадцать марок лишние! А мы ведь и буфет организовали — с бутербродами и дешёвой колбасой. Умопомрачительно! Женщины перепачкались сажей и растрепали волосы, с одной я даже трахнулся в туалете; смачно было, давно такого не испытывал!
Я смотрел в своё пиво. Нас двенадцать одинаковых размноженно таращилось в пиво.
— Буржуазные газеты, конечно, на следующий день писали о нас чёрт знает что, бла-бла-бла, обвинили нас в аморальности, но видно было, как им жаль, что они сами не присутствовали, хе-хе…
— Ах, Роберт… Что-то меня тошнит от твоего детского лепета! Врачам в психушке следовало бы получше прополоскать тебе мозги…
— Что? А тебе не кажется, что ты наглеешь, а?
— Скажи-ка, Роберт, экс-мастер по молчанию, откуда ты свалился и где ты очутился? На Уоллстрит в чёрный четверг или всё-таки в Мюнхене?
— Слушай-ка, Хаген, ты напился и несёшь сам не знаешь что!
— Двадцать марок? Двадцать марок за тысячу тонн тяжкого позора? Пригласить опустившихся людей на бал, накормить их, послушать их истории и после вытолкать взашей? И желательно так, чтобы они не напинали тебя по яйцам?
— Эй, о чём ты говоришь, я тебя не понимаю.
Роберт негодующе кривит губы. Модель, которую он кормил из своего бумажника и чёрной губной помадой которой как раз было перепачкано его ухо, пялится на меня своими тупо-бесцветными полуприкрытыми глазами.
— У тебя что, проблемы? — спросил Роберт. — Надрался, разлил пиво и даже не извинился! Прикрой уже рот и возьми себя в руки, чтобы мне за тебя не краснеть! В конце концов, я тебя сюда привёл, не позорь меня!
Я отставил в сторону тринадцатую бутылку.
Хватит пить. Больше не влезет, даже и на халяву. Я уже накачался. В какой-то степени Роберт прав.
На лицах, скачущих вокруг меня, перемешались истерия и тщеславие, превращая их в чудовищные хари взвинченной, возбуждённой стимуляторами, беснующейся массы. Гигантская сбивалка, миксер.
— Я могу тебе сказать, почему никто из нас не пришёл тогда на ваш бал, — прошипел я в лицо Роберту, который нервно теребит свои пуговицы, озабоченный своей репутацией. — Потому что мы научились взирать на всё тупо и безучастно и только поэтому не стали убийцами тех нескольких глупых младенцев с обкаканными попками и пластмассовыми погремушками. Эти младенцы не стоят и одного дня кутузки!
— Послушай, не нарывайся, а, всё-таки я тебя пригласил сюда, так или нет?
Женщина отлепилась от его плеча и шагнула вниз, в танцующее месиво. Дело не заслуживало даже её комментариев.
Руки неистово возносятся вверх. Моление богу вечеринок и тусовок.
— Вот видишь, ты даже баб моих распугал! Давай-ка лучше отправляйся домой! Иди, иди, так будет лучше…
— Ах ты дерьма мешок! Я когда-то пять часов просидел рядом с тобой, чтобы извлечь из тебя одно-единственное слово! Потом доктора о тебе позаботились, да? Повыщелкали у тебя из ушей всё твоё упрямство! Но, похоже, оказались не очень большими мастерами в точной механике, а? Промахнулись слегка? Ты ещё хуже, чем это пиво! — Он плеснул мне в лицо содержимое своего стакана.
В ответ я врезал ему по морде. Настроение сразу пошло в гору. Я — перебродившая европейская тоска, а он — отрыжка американского пристрастия к удобствам. Греко-немецко-итальянская опера против бродвейского мюзикла.
Он выхватил из кармана финку с перламутровой рукоятью. Хотел кратчайшим путём донести до меня своё мнение. Я пнул его в солнечное сплетение. Он сложился пополам и рухнул.
— Да кто ты такой, что ты там о себе воображаешь? Угрожать мне ножом! Я тебе не кусок варёной колбасы!
Но Роберта здесь все любят. Он постоянный клиент. У него тут полно друзей. Сейчас они набегут со всех сторон, собьют меня с ног, швырнут на пол и затопчут в ритме танца.
К счастью, как раз завели медленную музыку. Вроде вальса. Я отбивался во все стороны. Попутно поцеловал чьё-то обнажённое бедро. Но мне всё было безразлично. Больше никаких утопий и иллюзий. Кровь, залившая мне лицо, приостановила нападавших. Кто-то из официантов уже звонит в полицию. Самое время уносить ноги. Они расступаются, давая мне дорогу. Роберт уже снова сидит у стойки бара и трясет головой, его с двух сторон утешают.
Я ринулся по лестнице, мимо растерявшегося охранника, наружу, в боковые ответвления боковых улочек, через заборы и контейнеры для бутылок, мимо дерущихся персидских котов, срезая углы, напрямик через клумбы и садики, на таран, на таран, мимо балконов, обсаженных цветами. Через перекрёсток. Вот зелёная лужайка. Куда это я попал? Возвышается какой-то гигант с железной дубиной! Что? Правильно, это источник «Нептун». Не надо бояться. И никаких утопий больше. Я сую голову в воду. Она холодная, щиплет уши. Старый Ботанический сад. Неприятно истекать кровью в темноте: не видно, сколько крови теряешь.


Вообще, такое впечатление, что там, наверху, творится такая-то неразбериха. Свет фонарей расплывается и превращается в туман, колени у меня подгибаются, тяжесть перекидывается с одного плеча на другое. В груда сквозняк. Это не упокаивает. Господи, душу раба Твоего. Черви полезли у меня изо рта и из носа. Это не упокаивает, Господи, душу раба Твоего. Я ползаю вокруг по гладкой, холодной, мокрой гальке, глазные яблоки вываливаются у меня из глазниц и катятся прочь, и я остаюсь незрячим.

ГЛАВА 5. ДУЭТ ФОРЕЛЕЙ



в которой мальчик роет в острове ямки, преподносит матери рыбу, спасает из реки тонущую Катрин и пишет несколько писем


Мальчик думал о Катрин, о прекрасной, ослепительной Катрин, тело которой так отчётливо возникало перед его внутренним взором. Он невинно мечтал о ней, сидя на берегу реки.
Вот он подкрадывается к Катрин сзади, толкает её в воду и видит, как она исчезает в водовороте. Серебряная пена закипает в её волосах, прежде чем она уходит в глубину.
Мальчик высидает десять секунд, потом прыгает Ледяной холод Лойзаха нещадно бьёт его по рёбрам «Кролем, быстро, плыви кролем, быстрее, плыви что есть мочи, иначе от холодной воды тебя сейчас хватит инфаркт на седьмом году жизни! Ныряй в водоворот, только следи, чтобы не напороться на острый подводный камень! Она должна быть где-то тут недалеко, ты должен её как можно скорее найти, а не то вода хлынет ей в горло, ворвётся в лёгкие!»
Как и следовало ожидать, он без долгих поисков тут же натыкается на неё. Его пальцы переплетаются с её пальцами. Катрин вцепляется в него, в паническом страхе обхватывает его руками и тянет вниз, на дно. Плыть в таких условиях невозможно. Единственное, что ему остаётся, это, достигнув дна, отталкиваться от него, вскидывать голову над поверхностью воды, хватать порцию воздуха и снова уходить на дно.
Через сотню метров ниже по течению река становится спокойнее и мельче, там уже можно перейти её вброд, и быстрое течение не сбивает тебя с ног.
В порыве радости он несёт обморочную Катрин на берег и сразу принимается делать ей искусственное дыхание рот в рот.
Разумеется, положение было критическое, но также разумеется и то, что через несколько минут румянец уже разлился по её щекам, Катрин открыла глаза и зашептала своему спасителю слова восхищения и благодарности.
Мальчик быстро обсох под горячим солнцем. Дальше этой картинки его мечты не продвигались. Завтра он обязательно подумает над продолжением А пока что он вглядывался в ледяную, прозрачную воду Лойзаха чистейшую воду, стекающую с горных вершин.
В мелководье стояли форели, спокойно застыв в ожидании, слегка шевеля плавниками. В прошлом году в последние выходные каникул в гармишском кемпинге мальчику удалось поймать одну форель голыми руками.
Это вызвало тогда всеобщее удивление и внимание. Он решил попытать счастья и на этот раз и осторожно подкрался к воде.
Форели разевали рты и казались безучастными ко всему. Спины их пестрели красными крапинами, они медленно двигали хвостовыми плавниками туда-сюда и стояли против течения на одном месте во всей своей совершенной красоте.
Рука его опустилась в воду и со звоном разломала зеркальную гладь на мелкие осколки. Форели брызнули врассыпную.
Он ощутил подушечками пальцев гладкое прикосновение холодной рыбьей кожи. И больше ничего. Разбитое зеркало воды вновь срослось без следа.
Наверное, ему уже больше никогда не бывать таким ловким и проворным, как в прошлом году, и не поймать рыбу руками. Может быть, тогда, в прошлом году, это была чистая случайность, размышлял он, может, та форель была сонная или решила покончить жизнь самоубийством?
Мальчик побрёл на середину реки, к продолговатому острову, который очень хорошо подходил для игр и приключений. Какие-то ребятишки начали строить там плотину и натаскали больших камней. На этом острове часто находили в песке ржавые патроны В последние недели войны здесь шли бои.
Мальчик взял зелёную бундесверовскую сапёрную лопатку (отец дал ему на время поиграть) и стал рыть ямку, которая уже была, поглубже. Он рыл до тех пор, пока в ямке не появилась грунтовая вода. После этого он перешёл к следующей. Игра увлекла его. Весь остров был уже изрыт такими норами.
Катрин. Ах, Катрин уехала в Гёттинген Ему придётся безутешно мучиться в третьем классе народной школы не видя её каждый день, как он привык Никогда больше ему не доведётся тайно сопровождать её из школы домой Катрин, его первая, сладчайшая любовь. Теперь она уехала. Никогда больше не придётся ему получать оплеухи за позднее возвращение домой из-за того, что тайный обходной путь оказался слишком долгим.
Форель. Форель он в тот раз отнёс матери. Она всю жизнь любила рыбу. И очень обрадовалась форели.
Мальчик крепко ухватился за эластичные ветки прибрежной ивы и покачался на них туда — сюда Куда ещё можно было потратить это тягучее время безделья?
Он как раз собирался вырыть ещё одну ямку, как вдруг заметил между массивными камнями детской плотины, почти на середине реки, белое тело рыбины Дохлая форель всплыла кверху брюхом.
Он добрёл до неё, взял рыбину двумя руками и понюхал. Она не воняла Судя по всему, рыба сдохла совсем недавно и ещё не успела протухнуть. Он прижал её к груди, побежал к кустам, потом через деревянный мостик — к площадке кемпинга.
В этом году семья купила себе новый, просторный домик на колёсах, и они ездили то в Гармиш, то в Меран, то на озеро Гарда.
Мать сидела в купальнике под навесом и читала какой-то женский журнал с сердцем на обложке.
— Я опять поймал рыбу! — крикнул мальчик и показал ей добычу.
Мать радостно вскочила и осыпала его благодарными похвалами. С его стороны это была взятка. Придётся ей теперь раздобриться по отношению к нему на весь остаток дня.
Отец в этот день отправился на экскурсию в горы, поэтому выпотрошить рыбу пришлось просить мужчину из соседней палатки. Тому тоже было противно, но, поскольку женщина апеллировала к его мужественности, он не смог отказать, разрезал белое рыбье брюхо и выскреб оттуда жёлтые внутренности. Мать посыпала рыбу пряностями и растопила на сковородке сливочное масло.
— Не теряй даром светлое время дня! — походя крикнула она сыну, правда, мягким тоном, но ведь мальчик-то как раз рассчитывал на то, что сегодня его освободят от этого испытания.
Он сердито достал свои школьные принадлежности и стал использовать светлое время дня, списывая дурацкие предложения из книги для чтения — три часа гюдряд, как и во все прочие дни летних каникул. Таким образом он должен был к началу нового учебного года обеспечить себе устойчивое преимущество.
Мать время от времени поглядывала в тетрадь через его плечо. Обнаружив хоть одну букву, написанную криво, она рвала лист, и ему приходилось всё начинать сначала. Но в этот день она рвала листы хотя бы не так злобно, без крика Рыба сделала своё дело. Было слышно, как она шкворчит на сковородке на плите в вагончике.
— Тебе ещё надо написать письма родным] — напомнила мать и дала ему почтовую бумагу.
Писал он всегда одно и то же.
«Дорогая тётя / дорогой дядя / дорогая бабушка Сердечно благодарю Вас за десять марок, которые Вы прислали мне на день рождения. Мы сейчас отдыхаем в гармишском кемпинге, погода хорошая. Я снова поймал форелль руками.
С большим приветом остаюсь ваш…»
Мальчик выписывал каждую букву. Почтовая бумага была нелинованная, поэтому к правому краю строчки сползали вниз. Он написал три письма, в которых было одно и то же, и дал матери на проверку. Она как раз выжимала на рыбу кусочек лимона.
— Ты написал «Ваш» с маленькой буквы! — сказала она, разорвала письма и дала ему новую бумагу.
Но какая она была при этом тихая! Нет, рыба своё отработала.
Мальчик склонился над откидным столиком и нарисовал новые буквы Мать села рядом с ним и принялась есть жареную рыбу.
Отец вернулся из своего горного похода.
— Он снова поймал рыбу! — сказала мать, и он ответил:
— Хорошо.
Потом посмотрел ему через плечо, как он пишет письма, и внезапно дёрнулся:
— Разве ты не знаешь, что «форель» пишется с одной «л»? — вскричал он, порвал два письма, сложенные вместе, а мать сказала:
— Надо же, а я и не заметила! Вот беда-то!
Продолжая писать, мальчик поглядывал на жующий рот своей мамы в котором исчезала рыба.
— Вкусно? — спросил он.
— Очень вкусно.
Отец рассказывал о своём горном походе.
Потом наступила ночь, и семья перебралась в вагончик чтобы лечь спать. Мальчик лежал без сна и прислушивался к дыханию матери А вдруг у неё начнутся судороги? Или другие симптомы отравления дохлой рыбой? А вдруг её увезут в больницу? Что тогда?
Но ничего такого не случилось. Дыхание матери оставалось спокойным и ровным.
На следующий день мальчик вырыл на острове пять новых ямок, испытывая радость и облегчение.
Ведь он любил своих родителей, как и полагалось.



ГЛАВА 6. ХАГЕНИРОД



в которой Хаген, временно незрячий, встречает Ирода и кое о чём с ним дискутирует


Какой-то человек с размытыми очертаниями поддерживает меня и плещет мне воду на лоб. Что же темень-то такая? Влажные носовые платки. Он осторожно стирает кровь с моей башки.
— Эй, что вы там делаете? — враждебно спрашиваю я. — Уж не собираетесь ли вы отвезти меня в больницу? В двуспальную кровать, а?
— Спокойно! Иначе у вас голова расколется надвое!
— Откуда вам это знать?
— Доверьтесь мне! Я знаю толк в таких вещах. Знаю, что такое головоломка в предпоследней стадии. Morbus tedescus.
— Наверняка вы хотите мне что-нибудь впарить!
Он смеётся, усаживает меня, прислонив к камню, и подкладывает мне под голову свою куртку, а сам садится на корточки напротив меня. Я мало чего вижу — всё плывёт перед глазами. Голос у него даже ниже, чем густой бас, а каменная плита, на которой я сижу у источника «Нептун», очень холодная.
Я не испытываю к своему собеседнику никакого доверия. Вокруг меня колеблется какая-то каша из зелёного света.
— Вам не надо меня бояться. У меня просто слабость к раненым. Честное слово!
— Кто вы такой? Я ничего не вижу!
Человек вздыхает и даёт мне сигарету. Я хватаю её дрожащими пальцами и жадно присасываюсь к ней. Вот сквозь беспросветную муть проступают деревья, да, и это творение с дубиной — Нептун, и зелёные звёздочки, подрагивающие между тёмными контурами предметов. Ночь на земле. Где же я занау новые прожекторы?
— Ночь, — говорит человек, — это когда солнце светит для других. Мягко выражаясь. Но это ничего не значит, в этом нет ничего такого трагичного, из-за чего можно было бы впасть в меланхолию.
А, ну, всё ясно. Умник вонючий. Я ухожу в глухую защиту.
— Послушайте, вы, странный самаритянин, я не хочу действовать вам на нервы и рассчитываю в этом на взаимность!
Зелёное постепенно начинает превращаться в молочно-серое — наверное, наступают утренние сумерки. Давно уже пора. В затылке ломит. Человек не уходит. Всё это никак не упокаивает. Господи, душу раба Твоего.
Хаген: Оставьте меня одного.
Человек: Я не хочу вас бросать.
X а г е н: К сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Вы пользуетесь моим беспомощным состоянием. Чем могу служить?
Человек: Ваше состояние гораздо хуже, чем вы думаете.
Хаген: Так я и знал, что вы хотите мне что — то впарить, ну, давайте уже, действуйте, доставайте из штанов вашу карманную Библию!
Смех у этого мужчины на слух старческий. До Хагена доносится скрежет проезжающего где-то неподалёку трамвая. Должно быть, уже утро. Но какая серая темнота вокруг! И птицы все молчат. Ни одна птичка не щебечет. Что случилось? Всё это никак не упокаивает, Господи, душу раба Твоего.
Такая тишина вокруг. В голове ни малейшей мелодии.
Хаген: Какая тишина стоит!
Человек: Тишина в четыре покойника.
Хаген: Как вы сказали?
Человек: Шум измеряют в децибелах. Но должна же быть единица измерения и для тишины.
Хаген: Вот как?
Человек: Покойники. Один покойник — самая мелкая единица. А шкала простирается от одного до всех покойников.
Хаген: Ну-ну. Правильно. Мёртвая тишина. Именно так и говорят.
Человек: Только, пожалуйста, без ёрничанья. Если уж вам так хочется посмеяться, прикрывайте хотя бы рот рукой. Я люблю тишину, но я не экстремал. В настоящее время я занимаюсь поиском самого здорового среднего значения. Эти занятия отнимают у меня всё моё время.
Хаген: Ах так, значит, вы учёный?
Человек: Нет-нет-нет! Я убийца и оплодотворитель. Я человек скромный и не претендую на высокое звание. Наука — это очень высокопарное слово. Учёный верит в числа от нуля до девяти и по силе веры не уступит никакому католику. Я же, напротив, лишь исследователь.
X а г е н: И что, это может вас прокормить?
Человек: Нет, это лишь почётная должность, без денежного содержания. Ведь от покойников ничего не остаётся. Кроме обычного барахла. Деньги, дети, видеокассеты с записью их жизненного пути…
Хаг е н: О, да-да…
Человек: А вы? Ведь вы борец? Или кто?
Хаген: Ясное дело, борец, само собой разумеется. Но только я из подлой трусости конвертировался в кроткие и безобидные, и сделал это ещё подростком. А теперь, прошу вас, уходите!
Человек: Да, всё это ясно читается у вас на лбу. Киллер в вас проглядывает с таким острым ножичком, что редко где ещё увидишь, поверьте мне.
Хаген: Вот сейчас вы злоупотребляете моим беспомощным состоянием сверх всякой меры! Вы же просто навязываетесь мне!
Человек: А зачем вы носите на себе эти немодные раны? Если так хвастливо козыряете трусостью?
Хаген: Раны — это от передозировки восторженности. Программная шизофрения модернового поэта. Просчитанное, временное безумие. Регулярный отпуск-заточение в безответственность.
Человек: Вы это видите именно так? Да вы решили поиздеваться надо мной! Поводить за нос! Вы хотите выставить меня дураком!
X а г е н: О нет, я уже лет двадцать никого не дразнил. Я сказал вам правду: сколько себя помню, я живу в мрачнейшей темнице целеустремлённости. А с недавнего времени у меня появилась работа в сьггом мире: я произвожу синтетические мифы и наклеиваю на них яркую рекламу.
Человек: Очень интересно. В вас, видимо, уцелело не так много доверия?
Хаген: Да, не так чтобы много.
Человек: Там, внутри вас, сидит киллер, а вы обращаетесь с ним как с мальчишкой — школьником! Это необходимо чётко проговорить и обдумать!
X а г е н: О, я очень легко поддаюсь чужому влиянию, я терпим к возражениям. Любое мнение, которое мне препод несут ближе чем на д вадцать сантиметров, изменяет мою позицию на несколько градусов туда или сюда. По большей части я просто отворачиваюсь.
Человек: Прервите же на минутку ваш спектакль! Спуститесь в зрительный зал и прислушайтесь! В качестве Нарцисса вы мало на что годитесь.
Хаген: Откуда вам всё это знать, вы, робеспьерствующий шарлатан! Считаете себя кладезем мудрости, черпаете её ложкой, так?
Человек: Мудрость можно не только черпать ложкой, но и разделывать при помощи вилки и ножа.
Хаген: Наверное, вы вращаетесь вокруг солнца с большей скоростью, чем я? Вас, часом, от этого не мутит? Все постаревшие мужчины мутят воду, они становятся лживыми… Как только учую заносчивость, исходящую от такого трупа, так он становится для меня неупотребим.
Человек: Война не знает пятой заповеди о любви к ближнему. А вы ведёте войну. Или я неправильно понял?
Хаген: Войну. Война… Наверное, это ваша излюбленная галлюцинация? Хорошо. Каждому свою фанту-морганту. Каждому по потребностям. Я борюсь, да. Но нет абсолютно никакой необходимости втягивать в это других.
Человек: Вы никак не хотите быть конкретным! Кто же ваш враг?
X а г е н: Я сам для себя достаточно опасный враг. К счастью, вся конкретика отмирает сама по себе, как несущественная, и неважно, на десять или на двадцать лет раньше.
Человек: Это правильно. В этом мы сходимся. Да это и легко понять. Но дело совсем не в этом. Кто же захочет один взять на себя всю эту работу? Речь идёт о шуме, а не о плоти. Речь идёт о сигнале. О тишине идёт речь! Любимая мной тишина — не так, чтобы было слишком тихо, но и не так, чтобы слишком громко.
X а г е н: Я это не вполне понимаю.
Человек: Ну, я ведь не правдолюбец, не спорщик, я исследователь, у меня могут быть ошибки, без сомнения, а в глубине кроется мания побед и трофеев, и когда так долго скитаешься по улицам, в какой-то момент начинаешь думать уже не головой, а ногами.
Хаген: Я всё ещё не догоняю, о чём речь.
Человек: Поиск настоящей тишины, само собой разумеется, не что иное, как поиск справедливости. Признаюсь в этом. Стоит только взглянугь на историю, и увидишь, что ей мало шести, или двадцати, или даже пятидесяти миллионов мёртвых, чтобы быть справедливой, хотя бы ненадолго. Может быть, можно убед иться в своей правоте после трёхсот миллионов, пусть временно. Мёртвые никогда не устаревают. Сколь многие из них и через сто лет используются д ля точного установления обстоятельств? Я люблю людей. Но только их не должно бьггь много. Для Германии, например, вполне достаточно было бы пятисот тысяч.
Хаген: Теперь я понял, чего вы добиваетесь! Вы слишком много хотите, вы ищете десятикомнатную квартиру. Вы просто не в своём уме! Куда вы стремитесь? Побыть человеком и опять назад? К награде за суперэкономию? Это чёрт знает как опасно! Всё это — фобософия!
Человек: Мы по воззрениям гораздо ближу друг другу, чем вы думаете.
Хаген: Хотите меня оскорбить?
Человек: Вы крепко держитесь за прутья своей решётки, за свою выкроенную по мерке клетку, за свои масштабы, из-за этого все ваши страдания!
Хаген: Подите прочь! Вы слишком назойливы!
Человек: Ваши масштабы мне ровно по колено!
Хаген: Слушай, у тебя в башке, похоже, перегорело слишком много проводов! Давай отсюда крутом! Передавай от меня привет Платону! Поворачивайся пошустрее!
Человек: Мы что, перешли на «ты»? Ну хорошо, мы же почти родственники.
Хаген: На самом деле романтик здесь из нас двоих — ты!
Человек: Надеюсь, что нет! И если средневековой аллегорией романтики был ещё миннезингер, то в наши дни это одержимый манией убийства скромный преподаватель, который отстрелил из охотничьего ружья четырнадцать человек. Это не есть красиво, если можно так сказать. Мы оба верующие, Хаген, и оба модники.
X а г е н: Я не хочу быть модником!
Человек: Бла-бла!
Хаген: Никакое не бла-бла.
Человек: И всё-таки бла-бла! Модник ли ты? Спрашиваешь! Ты по ут рам натягиваешь на себя повседневность, а время шарфом оборачиваешь вокруг шеи.
X а г е н: Я не знаю, во что вы верите, и не верю, что вы знаете.
Человек: Ая думал, мы хотели перейти на «ты».
X а г е н: Я хочу творить, и на полную катушку. Лиана права. Вокруг меня цветёт пышным цветом Сытый мир. А теперь я ко всему ещё и слепой!
Человек: Ты оплодотворяешь мир наобум! Как ребёнок!
X а г е н: О чём ты говоришь?
Человек: Ты стал слишком утончённым и культурным! В этом твоя проблема! Идём лучше со мной исследовать тишину! У нас сложится прекрасная команда. Убийца и оплодотворитель, можно быть только обоими сразу, либо никем из них!
Хаген: Тогда я лучше буду никем. Первый вариант для меня слишком тошен.
Человек: Ничто мы уже давно отбросили как негодное.
Хаген: Тогда я хочу быть всем чем угодно, но только не этим!
Человек: Ах ты филин антропофажий! Ты всё врёшь! Скажи, чего ты хочешь!
Хаген: Если мне будет позволено сказать, чего я хочу, я сейчас больше ничего не скажу.
Человек: Ах ты упрямец! Ты бунт желудочно-кишечного тракта! Ты сопротивляешься ходу жратвы! Ты плывёшь против течения. Чтобы не очутиться в жопе, ты раздражаешь желудок, чтобы его выворотило? Ну и что при этом выйдет наружу? Неужто сага?
X а г е н: По крайней мере опознать это можно. Разобраться, что входит в состав, хоть это и воняет.
Человек: Уму непостижимо. Ты мумифицировал Бога!
Хаген: Вероятно, это был единственный выход.
Человек: На деревьях полно сучков. Можно на них повеситься — если уж так хочется домашнего уюта.
Хаген: Пропесочить я могу себя и сам, и сделаю это лучше любого другого. Потому что… потому что… потому что я оптимист, так или иначе, и очень люблю Землю и…
Человек: Тогда ты целиком в русле модного течения! Никогда прежде человек так не любил Землю. Он разоряет и грабит её всё рафинированнее! Почему, например, такое колоссальное различие между обычной войной и атомной? Обычная война — это только смерть человека, а атомная война — это прежде всего загрязнение окружающей среды! Поэтому мир избавляется от бомб — все хотят снова убивать друг друга в гигиеничном, здоровом бою!
Хаген: Ну-ну-ну, всё это я считаю не более чем радикальной сатирой. Задумано не дальше чем на два метра в длину, даже не задумано, а скорее заплюнуто… Ах, только не воображай, что ты можешь позволить себе улыбку превосходства лишь из-за того, что я по причине алкогольных обстоятельств немного торможусь. Правильная фраза ещё только формируется.
Человек: Я уже знаю, на что мы сейчас выйдем.
Хаген: Да?
Человек: На женщину. Этим всегда и кончается…
Хаген: Ну, это ты взял с потолка. Что-то я не вижу ни поблизости, ни вдали ни одной женщины.
Человек: Ещё увидишь.
X а г е н: Я разделил галлюцинации на полезные и бесполезные, и считаю это своей реальной заслугой. Я имею в виду, крокодилы никогда не кончают жизнь самоубийством — и они действительно живут долго. Кроме того, есть в чём-то смысл или нет, далеко ещё не определяет, стоит ли это разговора.
Человек: Я не отрекаюсь от моей любви к человеку, но у меня есть ещё одна утопия, которую я протаскиваю, совершенно в традициях обиженных богов, переношу борьбу со сцены в зрительный зал. Это не страшно. Всё хорошо, как оно есть. Мы должны подружиться. Выпить на брудершафт. Я твой убийца.
Хаген: Это подло. В то время как я слепой! Совершенно не могу защищаться. Нет, я не дам себя зашить с тобой в один мешок. Я настаиваю на раздельном погребении!
Человек: Ах, ты всё только притворяешься… Что-то там о себе воображаешь!
Хаген: Да, я вообще много чего о себе воображаю. Пройденный жизненный путь наполняет меня гордостью.
Человек: Всё ерунда. Я это по тебе вижу, на лбу у тебя всё написано. У тебя ветеранское выражение лица. Вьетнамская травма — это не только американская проблема. Вся история — сплошной Вьетнам! Рабочий с бойни после кровавого рабочего дня возвращается в лоно семьи, а там все дети — вегетарианцы. И в нём никто не видит героя. Никто не отдаёт ему почестей. Никем не понятый, он скрывается в глубине своего любимого кресла и отказывается впредь плодиться и размножаться. Tbi позволишь мне такое иносказание?
Хаген: Вначале плести притчи, а потом спрашивать позволения — это мне нравится! В наше время только это и возможно — отказ от размножения! Почему бы вместо этого не сажать деревья? Ну, немного что-то поправить тут или там? Ах, я хотел бы обнять каждую женщину, которая сделала аборт, она героиня. Надо снова вернуться к геоцентрической картине мира, снова поставить Землю в центр творения — и она должна быть превыше человека. Представь себе только — есть ещё люди, которые поздравляют женщин после положительного теста на беременность! Но каждые роды — это скандал! Я не возвожу над эмбрионом никакого ореола. Почему метастазы можно раскромсать, а эмбрион нет? Беременность — та же болезнь.
Человек: Да, именно поэтому необходимо время от времени немножко убивать, я всегда так считал.
Хаген: Глупости. Я убиваю и оплодотворяю только себя самого. Всё прочее было бы грубой мастурбацией. Я рождаюсь заново каждый день, а засыпая убиваю себя.
Человек: Странное поведение. Если моё воздержание ведёт лишь к тому, что не я, а другие рождают в мир на одного оболтуса больше, после чего посреди моего ландшафта построят ещё один детский сад, тогда, можешь мне поверить, тогда я протестую, я не позволю им притеснять меня, тогда я устраиваю им несколько абортов задним числом, огнём и мечом или ещё чем, я им про — вону эти роды с ягодичным предлежанием, и никакой пощады!
Хаген: Да ты всего лишь проповедник-психопат! Шарлатан! Надо, при всей терпимости к галлюцинациям, здраво раскинуть мозгами — не подписать ли с какой-нибудь стороны договор. Со временем будет побеждено всё. Это только в Голливуде победы якобы хороших людей всегда изображаются в виде решающей битвы.
Человек: С этим я согласен. Время то и дело ходит в туалет и опорожняется. Это получает разные названия — в зависимости от того, кто в результате побеждает. Но это никого не интересует, меня по крайней мере. Цивилизация на пороге смены тысячелетий — что она собой представляет? Куча младенческого барахла и крика, перекаканные памперсы в мусорном баке на стоянке у автобана. Взгляни на людей! Они ведут колониальные войны — на спонсорской основе, — проповедуют здоровый образ жизни и называют всё это сознательным. Фанатичные идиоты, они спасают китов и насаждают тропические леса, а в родном доме производят на свет таких милых маленьких деток — единственных природных врагов, каких когда-либо знали киты. И потом строится детский сад, а на пять детских садов — одна школа, а на пять школ — один парк культуры и отдыха и так далее, пока для всех их не потребуется одного просторного кладбища. Мне смертельно стыдно за всю эту банду перед всем внеземным и высшим. Теперь сам видишь, как сильно я их люблю.
Хаген: Это всё развлечения в свободное время. Они преходящи. Я устал. Однако у меня перед глазами светлеет. Контуры постепенно становятся отчётливее.
Человек: Ну, мне пора идти.
Хаген: Почему же?
Человек: Разве тебе не ясно? Трагическая оперная парочка трахается только раз, в этом и заключается три четверти трагедии.
Хаген: Разве мы так трагичны?
Человек: Ну конечно же. В немецком духе до дальше некуда.
Хаген: Эй! Куда же ты пойдёшь? Я в худшем случае южно-немец! А ты кто такой, как тебя вообще зовут?
Человек: Спроси об этом у леса бульварных листков. Они переназвали меня по-своему.
Хаген: Эй, слышишь? Ушёл. Проклятие, если бы я хотя бы мог ясно видеть… Силы небесные. Ирод. Это же был Ирод! Человек, за голову которого дают сто тысяч марок! Наиболее ненавидимый всеми персонаж. И я его отпустил на все четыре стороны! Если бы я только мог видеть! Но уже становится лучше.



КНИГА ВТОРАЯ



Из длительного упражнения в притворстве в конце концов возникает естество: притворство само по себе отпадает, а органы и инстинкты — вот те почти неожиданные плоды в саду лицемерия.

Ф. Ницше. Утренняя заря





ГЛАВА 7. И КРЫСЫ СТАРЕЮТ



в которой Хаген снова встречает малолетнюю беглянку, осматривает с ней Музей Германии, Олений сад и собор Святого Павла и в конце концов чуть не распускается


Часы, отнятые у сна путём вымогательства, приглушённая палитра пустынных красок, а меня всё ещё щекочет страх что-нибудь пропустить…
В голове неизлечимо разрастается симфония дня — альтовое крещендо, к которому присоединяются оригинальные инструменты. Вялые глаза слезятся, а в лопатках тлеет боль — осложнение от миров, навязавшихся на мою шею. Я хватаюсь за подмышки, раздираю обеими пятернями свалявшиеся волосы.
Идти в такую рань вдоль Леопольд-штрасе — это пародия на триумфальное шествие. Мой кулак хоть и размозжён вчерашней дракой, но я радостно вздымаю эту кашу над головой и размахиваю ею как флагом — но ликующих криков не издаю. Крики — это акустическое пресмыкательство и раболепие. Красивое завели в Древнем Риме обыкновение — чтобы в триумфальном шествии участвовали и побеждённые тоже. Апатичный взор, распухшие ступни.
В одно прекрасное утро всё здесь запылает, очень мило всё здесь будет гореть синим пламенем, прорыв в небе будет источать кровь, а на грешную землю прольётся небывалый свет. Это было бы самое щадящее из заслуженного. Господи, прости мне моё кощунство, нет на меня Аиды, которая пропела бы нам своё троекратное «Расе»! Милая, где же ты? Нет-нет-нет, я воспеваю войну и неистовство, крепко держусь за Вергилия и иду с ним, пошатываясь и горланя: «Агта virumque сало qui TYojae primus ab oris…»- и так далее.
И вот что поразительно: такое количество борцов-одиночек с перекошенными от злобы харями бороздит просторы утренних улиц… Они сосредоточенно совершают обход: глаза их постреливают, еле заметно, то налево, то направо, держа в обозрении поле битвы на сто восемьдесят градусов. Время от времени они бросают быстрый взгляд через плечо, как будто опасаясь погони: руки готовы сжаться в кулаки… Они держатся прямо и с достоинством — без небрежности, но и без отчаянного безрассудства. Осторожность сидит у них в подкорке. Некоторые сжимают губы до судорожного побеления. Хе-хе. Ну, держись. Когда герои вестернов отбрасывают в сторону свою сигарету и начинается музыка…
Обидел меня Ирод. Скотина такая. И как он только меня не обзывал! И даже хотел меня убить, он собирался стать моим убийцей! А ведь я ему ничего не сделал! Я давно уже не грудной ребёнок и ни в чём таком не провинился: вот уже года два, как я без резинки не наведывался ни в одну укромную расщелину, никакого отношения к делу размножения не имею. Не знаю, что и подумать.
Дожидаюсь слова свыше — или сниже — всё равно. Слова из другого мира. Губной помадой на зеркале, пальцем на слое пыли, кровью на стене, ну хоть как-нибудь. Ничего. Нет никакого другого мира. Когда вступаешь в битву в задних рядах, имеешь хорошую возможность для обзора. Эта позиция подобает полководцу.
Опускаюсь на тротуар. Подошвы горят, между пальцами жжение. В горле пересохло. Надо было купить пива на бензоколонке. К векам словно гири привязаны. Всякое засыпание для меня подобно смерти — я никогда до конца не уверен в воскресении.
Какая-то уборочная машина шурует в сточной канаве, а из-за неё появляются три чёрные тощие паучихи, богомолки, ну, что-то в этом роде — сразу три, одна из них сестра-начальница, а с ней две подчинённые сестры. Неожиданно начальница направляет свои стопы в сторону кустов и нагибается там, а товарки фланкируют ее. Я с любопытством подхожу ближе. Три монашки в семь часов утра, и одну из них рвёт — сильная сцена.
— Эй, священницы, скажите, от чего это вашу начальницу тошнит?
— От яиц, — задорно отвечает молодая монахиня.
— Надеюсь, от тех яиц, которые едят за завтраком…
Судя по вони, так оно и есть. Я подхожу вплотную к чёрному воинству, приглядываюсь. Монашки не знают, что и сказать. В конце концов слово берет сама блюющая:
— Есть у вас хоть капля стыда? Отвернитесь!
Затем следует новая порция. Монахиня обблевала свою одежду. Я наставил на происходящее любопытный взгляд, как кровожадный репортёр камеру. Премного благодарны за любое разнообразие. На меня зашипели все три. На стоянке такси два шофёра смеются, опершись на капоты своих машин.
Яйца на завтрак — это неплохая мысль. Давно не ел яиц, да и в утренние забегаловки на рынке Виктуалиен давно не заглядывал. В одном из этих заведений, помнится, было необычное, странное пиво.
Итак, цель определилась сама собой. Хорошо: иди куда хочешь, не уклоняясь ни от какого побуждения. Только ноги не слушаются.
До рынка четыре остановки на метро. Гизела — штрасе. Университет, Одеон-плац, Мариен-плац. Я должен быть предельно осторожен, из-за этих чёрных шерифов. У меня ведь нет медицинской страховки. Сегодня воскресенье, поезда почти пустые, не за кого спрятаться в случае чего. Но всё же я еду. Обошлось. Ни один из мусоров не показался.
В летнее время я люблю эти унылые притоны, которые открываются в шесть часов утра и собирают в своих недрах всех потерпевших крушение. Эти грязные, убогие дыры с сумрачным освещением и с энергичными официантками — громкоголосыми, но проворными.
Яиц не оказалось. Есть пиво, есть чай, колбаски и кофе. Этого должно быть достаточно. Я заказываю всё вплоть до чая. Свет крадется сквозь жалюзи, и мой визави хочет рассказать мне что-то о жизни. Нет, спасибо, этим я уже сыт. Меня уже обслужили. Знаю всё. Я мудрейший человек под солнцем и придурок под луной. Мои мускулы поросли шерстью, мне сто пятьдесят лет, и мне больше нечего сказать. Мне триста лет, и всё уже сказано. Мне три тысячи лет, я весь сгнил и прокис, мне бы только откинуться на спинку стула и поглядывать по сторонам. Я больше не игрок. Ограничусь лишь комментариями. Из стеклянной кабины спортивного репортёра буду придираться к судье на поле.
У моего визави больше нет зубов. Нет у него и волос. Он дитя. Он кричит. Он кричит, взбодрённый жизнью. Бла-а-а-а-бла-бла-бла-а-а и вя-вя — вя-вя-а-а-а.
Уношу ноги. Сегодня будет тёплый день. Пойду — ка я к Изару, лягу там на берегу, а когда придут голые и разложат свои телеса на галечном пляже, я удалюсь прочь, как старый человек, которому стыдно взирать на всё это непотребство.
О возрасте человека красноречивее всего говорит его походка. Трое семнадцатилетних обгоняют меня на Фраунхофер-штрасе. Восемь утра. я пересекаю мост и спускаюсь по ступеням вниз. Трава здесь мягкая и высокая, вся перекакана собачками. Голые будут избегать этого места. А вон там обширная лагуна, отделённая от реки, там полно водорослей и паршивых уток, покрытых струпьями. Вода перетекает через запруду, падает и пенится, как мыльная. В целом Изар относительно чистый, в нём можно даже купаться, не боясь раствориться в кислоте. Только я спрашиваю себя: для чего плыть, если существуют мосты?
Вид у уток всегда чрезвычайно довольный. Настоящие диснейлендовские утки. Когда я впадаю в депрессию, то прихожу сюда и смотрю это утиное кино, слушаю их кряканье и опускаю ноги в воду. Читаю надписи под мостом. Рот мой сам по себе напевает песню, которую я не знаю.
Вдруг трава зашевелилась. С моими глазами, должно быть, не всё в порядке. Я ведь больше не ношу очки — однажды мне их разбили прямо на носу, когда я потерял бдительность. Но сойдёт и без них. Они и вообще-то были мне нужны только для телевизора. И когда я немного прищуриваю глаза, я вижу, что это не трава зашевелилась, а заворочался зелёный спальный мешок. Правда, это кажется малоправдоподобным: никакой бродяга не стал бы ночевать под этим мостом. Слишком уж сыро и сквозняк.
Из спального мешка высовывается девичья голова. Девушка моргает и щурится на свет, замечает меня и испуганно вздрагивает. Я подхожу к ней поближе и заглядываю в лицо.
— Эй, девочка, твой спальный мешок весь в собачьих какашках!
Она не верит, поворачивается набок, выбирается из мешка и потягивается. На ней заношенные — будто смародёренные — джинсы и зелёный шерстяной пуловер, она встряхивает немытыми светлыми волосами. Потом принимается сворачивать свой спальный мешок и тут замечает, что я, как всегда, сказал правду.
— Говно, — говорит она.
— Вот именно.
— У тебя не найдётся сигареты?
— Найдётся.
Она берёт сигарету, закуривает, кашляет.
— Уф-ф, какие крепкие!
— А ведь я тебя уже видел однажды… Мы знакомы!
— Ничего лучшего не мог придумать?
— Мы правда знакомы! Ты же беглянка! Мы встречались на площади Свободы.
— Ив самом деле. Ты тот самый, с чудовищной компанией дружков!
Девушка улыбается, садится на парапет и болтает ногами. Её затылок светится сквозь свалявшиеся прядки волос.
— Ты их подкоротила.
— Что?
— Волосы.
— Точно.
Она неотрывно смотрит в изумрудно-зелёную воду, швыряет туда мелкие камешки, и они делают «плопп».
Я стою просто так, не при деле. Потом сажусь рядом с ней. Веснушки вокруг её курносого носа не вызывают никаких злых мыслей. Разве кому — нибудь придёт в голову снять фильм ужасов про божью коровку, одержимую манией убийства.
Она стягивает кроссовки и носки, орошает ноги водой и вздрагивает, как будто вода очень холодная. На ногтях у неё ещё сохранились следы облупившегося красного лака. Очень хорошие ступни. Маленькие, грациозные, изящной формы.
— Для ночлега есть места и получше.
— Да? Где же? У твоих дружков?
— Мы подыщем что-нибудь.
— Мы?
— Судя по всему, тебе не очень сладко пришлось в последние недели.
Она кивнула.
— У меня здесь нет ни друзей, ни знакомых.
— Это не столь важно. Деньги у тебя есть?
— Уже совсем немного.
— Тебе как можно скорее нужно пробираться домой. Ты не сможешь выжить одна.
— Это ты мне уже говорил. Но мне начхать на это.
— Ты каждую ночь останавливаешься здесь?
— Хм.
— Ты, должно быть, сумасшедшая. Или дура. Ты же могла отморозить себе пальцы. Ведь было холодно.
Она помотала головой и поиграла в воздухе на пианино, демонстрируя мне целость своих пальчиков.
— Всё, как видишь, на месте!
Это я называю упорством. Оно меня впечатляет.
— Откуда ты приехала?
— Из Берлина.
— Надо же, как нарочно.
Это настраивает меня на сентиментальный лад. Ведь я и сам когда-то сбежал из дома. Лет девять тому назад, скоро уже будет десять. Отсюда в Берлин. Противоположное направление.
— Ты не хочешь позавтракать?
— Хочу. Пиццу хочу.
— Пиццу? В такую рань?
— Ах, да! Ч-чёрт! В Берлине есть пиццерии, которые открыты круглые сутки.
— Я знаю. Но здесь ты живёшь считай что в деревне.
Она скатывает свой спальный мешок и водружает рюкзак себе за спину. Из камышей достаёт битком набитый пластиковый пакет.
— Я знаю одно местечко, где это можно надёжно спрятать, тогда тебе не придётся таскать всё это на себе целый день. К тому же спальный мешок теперь воняет.
— Говно, — повторяет она и идёт за мной.
Я показываю ей кусты, которые, по моим сведениям, не использует никто из бездомных. Уже тепло совсем по-летнему. Чего, кстати, мы вправе были ожидать — в конце-то июня. Она стягивает свой пуловер, при этом её белая блузка немного задирается вверх. Моей усталости как не бывало.
— Как тебя зовут? — спрашиваю я.
— Юдит.
— Ужасно! Когда я слышу это имя, то всякий раз вспоминаю картину Климта с этой рыжеволосой Юдифью. Не люблю её. А как ты посмотришь, если я буду звать тебя Июнь? Потому что сейчас как раз июнь.
— Тогда что, в июле ты будешь называть меня Июль? Или как?
— Правильно, так и будет.
— А в августе?
Мы оба смеёмся, и я использую эту возможность, чтобы заглянуть ей прямо в глаза — в её светло-голубые глаза.
— В августе ты уже будешь у мамы с папой.
— Ни за что! Я никогда не вернусь туда!
— Что, так плохи дела?
— Можешь мне поверить.
Прогулочным шагом мы двигаемся вдоль набережной в сторону Музея Германии. Я не был там лет пятнадцать. Показываю ей на это большое, серое здание.
— Пойдём туда? Там есть на что посмотреть. Все достижения человечества. Доисторические, раннеисторические и просто исторические. И там наверняка есть кафетерий.
— О’кей. А тебя как зовут?
— Хаген.
— Серьёзно?
Цены за вход в этот музей за прошедшие пятнадцать лет сильно выросли. Неужто достижения человечества так сильно умножились за это время? В реальности я их что-то особо не заметил.
Моим самым ярким воспоминанием был здесь искусственный рудник, ради него мы спустились в подвальный этаж. Я смотрю на девушку с её робкими грудками и невоинственным личиком. На лбу у неё ещё нет следов никаких погребений. Шея несколько коротковата, на ней три родинки. Руки составлены из десяти тонкостей. Вся она — юная тайна. Слишком юная для меня. Я совсем не хочу раскрывать эту тайну, не хочу оказаться лицом к лицу с неуклюжей разгадкой. Хотя она мне нравится, да. Но в это состояние входит не так чтоб много. Она новая, и она здесь — вот и всё, и больше ничего. Вполне достаточно.
Она еще такая… ни к чему не привыкшая. Походка у неё неуверенная, а там, где её брюки расползлись — на коленках, — вид совсем младенческий. Она некрасивая. Вполне хорошенькая, да. Я не знаю, почему на площади Свободы я тогда сказал ей, что она красивая. Может быть, неделю назад она и была красивая. Однако чем дольше я на неё смотрю, тем красивее она становится. В моём положении это совершенно нормально. Это я понимаю. На эту удочку я не попадусь. Я не хочу по-падатъ-ся. Я спортивный репортёр, я наверху, в кабинке из стекла. Только вот футбольное поле так пустынно! А если я всё-таки упаду? Я не планировал на ближайшие годы ничего серьёзного и безотлагательного.
Внизу, в руднике из пластика, проложены рельсы и стоят вагонетки для руды, на грубых стенах тлеют красноватые отсветы, а штольня в некоторых местах вынуждает пригибаться.
Жалкое нагромождение пластика. У Юдит маленькая, круглая попка. Очень притягательная. Прямо-таки жалко использовать её для стула. Какой-нибудь эстет присобачил бы ей искусственный выход для каловых масс. Вишенка, а не попка.
— А здесь холодно!
— Нарочно так задумано, — говорю я. — Чтобы там, наверху, жизнь показалась раем.
— А теперь я хочу есть!
— Кафетерий тоже наверху.
— Тогда идём.
Я сыто поглядываю по сторонам. Она ест пирог. Мы пьём кофе.
На нас обращают внимание. За соседним столиком канючат дети, требуют добавки. Каждому есть чем заняться.
— Сколько тебе лет? — спрашивает она.
— Сто пятьдесят.
— Боже мой, а я бы дала тебе от силы сорок!
— Это оттого, что я стал меньше курить. Пирог вкусный?
— Суховатый.
Я пошёл разузнать, когда состоится лекция в планетарии, — помню, как она меня впечатлила в детстве, в ту пору, когда я был одержим звёздами.
Время ещё есть, мы успеваем.
— Сегодня ночью мне приснился страшный сон, — говорит она, прожевав очередной кусочек. — Хочешь, расскажу?
— Пока не знаю. Начни — посмотрим!
Она вытирает со рта крошки.
— Мне снилось, что у меня на руках была такая милая зелёная зверушка, а за нами обоими охотилось злобное чёрное Нечто. Зелёная зверушка защищала меня, а я защищала зелёную зверушку. Мы убегали и всё-таки попали в окружение — и тут я проснулась. С одной стороны, я была рада, что мне удалось ускользнуть из лап злобного чёрного Нечта, а с другой стороны, мне хотелось снова заснуть и участвовать в происходящем дальше, потому что не могла же я бросить в беде мою милую зелёную зверушку! Но заснуть мне больше так и не удалось, потому что ты околачивался рядом…
У меня на глаза навернулись слёзы. Честное слово.
— Зверушке наверняка удалось прорваться, — говорю я, чтобы утешить её. — Зелёные зверушки — они живучие.
— Надеюсь. Она была такая забавная. А чёрное Нечто — такое отвратительное и ужасное…
Фу-у… Тяжко в столь раннее утро сталкиваться с такими битвами — начинаешь переживать.
Я предлагаю отправиться в отдел старинных фильмов. Она соглашается и даже не делает попытки слинять после оплаченного завтрака.
И правильно: было бы подло со стороны судьбы подложить мне с раннего утра такую свинью.
Мы смотрим в самый первый, ещё деревянный праксиноскоп. Эльф-балерина в белом платьице скачет на лошади через барьеры. Хоп! И хоп! Бесконечный художественный фильм. Движущиеся картинки, приводимые в действие моторчиком. Вот так, значит, начинался закат словесности. Тс-с…
Неподалёку от деревянного смотрового ящика лежит воскресная газета. Самая плебейская из всех грязных листков. Но я хватаю её, удаляюсь в сторонку и читаю. Ирод. Шестая жертва.
На сей раз он не стал дожидаться родов. Распорол живот беременной. Женщина погибла, плод её любви тоже.
Заголовки мировой прессы пестрят упоминанием Мюнхена. Вознаграждение за поимку повышено до полумиллиона. А я отпустил его, дал ему ускользнуть в ночь.
Клубы энергии, вздымающиеся при чтении, — и здание, полное тишины. Пандемонизм волнения. Полное собрание адского профсоюза. А я был с ним на «ты»! С этим псом, проклятым Богом. Теперь, после того как он собрался стать моим убийцей, я хотел бы как можно скорее увидеть его в тюрьме, эту скотину! Это произошло в пятницу вечером между двадцатью тремя часами и полночью. Женщина истекла кровью. Восьмимесячный плод был вырван из её чрева и выброшен на дорогу. Как всегда, вселенские поиски не дали никаких результатов. Это произошло в Хайдхаузене. Никаких свидетелей. В пятницу вечером я сам был там.
Уж не меня ли он там искал? Нет, это я себе навоображал. Чепуха! Но почему он не выпустил из меня воздух прямо у источника «Нептун»? Возможно, ему доставляет извращённое удовольствие охотиться за мной. Психопаты очень обидчивы. Возможно, я сказал нечто такое, что обгадило всё его лабильное мировоззрение. Наверное, причина в этом. Никакой другой я не могу себе представить.
Юдит заглядывает мне через плечо. Я вздрагиваю.
— Эй, где ты пропал, я тебя уже ищу! Что?! Неужели ты читаешь эту газету!
— Только раздел спорта. Отслеживаю результаты игр.
— О-е! Ты всерьёз интересуешься футболом?
— Ну, немножко.
— И что? Твоя команда выиграла?
— Э-э… да-да, шесть-ноль, идём, нам пора наверх!
— А что там?
— Сейчас увидишь.
Мы поднимаемся на лифте. Две трети сидячих мест в планетарии уже заняты. Свет медленно гаснет.
Планетарий — круглое помещение со сводчатым потолком, который целиком затянут полотном-экраном. По кругу-горизонту возникают силуэты Мюнхена. Сперва перед нами разыгрывается картина захода солнца. Вот появляются звёзды. Голос из громкоговорителя ведёт поучительный рассказ о космосе. Юдит заворожённо смотрит вверх. И настолько отвлекает меня от познавательной лекции, что я придвигаюсь к ней и едва не касаюсь губами её затылка. Но я не осмеливаюсь сделать это. Сколько лет уже я не был так близок к нежности, как сейчас. Надо соблюдать осторожность. Подождать. Быть сдержанным.
Юдит раскрывает рот, чтобы туда поместилось побольше удивления. Я тоже открываю рот. Половина космоса силится доказать нам нашу мизерность. Руки у меня дрожат. Мне плевать на космос. Сколько ватт в одной звёздочке? Неужто всё это правда? Надо быть осторожным и строго различать онанизм и действительность. Не путать одно с другим. В любом случае это справедливо. Если пророк не идёт к оргазму, то оргазм идёт к пророку. Я рад. Над нами проплывает серп искусственного месяца, на повышенной скорости преодолевая расстояние от од ного конца помещения до другого. Нам показывают созвездия, проводят линии, объясняют, что такое зенит и надир. Я мало чего улавливаю. Когда наконец-то восходит солнце, зрители аплодируют, пребывая под сильным впечатлением от космоса.
Я в это время думаю совсем о другом. Нет, ни о чём таком свинском, боже упаси. Я думаю о том, что Ирод ведёт на меня охоту. Поэтому мне не следует держать Юдит около себя. Это было бы слишком опасно. Или не так? С другой стороны, может, он уже наблюдает за нами. Ведь я понятия не имею, как он выглядит. Если он уже знает про неё, тогда, наоборот, было бы необдуманно оставлять её одну. При мне она в большей безопасности. Ирод. От этого чмо можно ожидать чего угодно. Мне надо бы обзавестись оружием.
Юдит спрашивает:
— Здорово, правда?
— Да, конечно, — говорю я.
— Тогда почему у тебя такое угрюмое лицо?
— Не обращай внимания.
Мы останавливаемся у доски с планом музея. Сколько этажей! Сколько отделений! Оптика, самолёты, химия, физика, механика, судостроение, туалеты. Много натворило человечество. Всё не объять. Это потребовало бы не одного дня.
— С меня на сегодня хватит, — говорит Юдит.
— Хорошо. Что касается меня, то я вообще не люблю музеи.
— Знаешь, куда мы сейчас отправимся?
— Куда?
— В какой-нибудь пивной парк! Такая дивная погода. Ты знаешь какой-нибудь хороший?
Итак, я авансирован в качестве гида.
— Да здесь на каждом шагу пивные парки. Чем же ты занималась последние недели, если даже не заметила этого?
— Я подолгу просиживала в кино. Показывают только дурацкие фильмы.
Хм. Надо подумать. Тут мне в голову приходит кое-что.
— Но придётся ехать.
— Нет проблем.
— А для меня есть проблемы. Я однажды затеял ссору с охранником в метро. С тех пор эти ребятки меня разыскивают.
— Ты что, побил этого беднягу?
— Ну что ты, если бы я его побил, давно бы не гулял живой!
— Классно! Просто классно!
Мы ещё ненадолго останавливаемся на музейном мосту и смотрим на медленную воду, в которую прибрежные ивы свесили свои ветви. Пивной парк. Хорошая идея. Давно хочется залить в себя какой-нибудь жидкости. В самый раз сейчас, когда в моей жизни такая неразбериха. Всё смешалось и перепуталось.
Юдит дружелюбно улыбается мне.
Вот уже лет пятнадцать, как я поэт. На мои чувства насажены фильтры и шаблоны, касающиеся формы. Всё чувствование и восприятие давно превратилось в рядовую рутинную работу. Я ещё только смотрю на явление — и уже перевожу его на язык поэзии, выбираю возможности для обработки. Юдит. Из какого фильма она ведёт своё происхождение? И чем этот фильм кончается? Меня пронизывает похотливое желание. Разве это хорошо? Разве не надо его придушить? Или, может, следует распуститься? Попасться на удочку? Или ретироваться? И какого типа Юдит — типа А, Б или В? Или Д? Слишком много мыслей. Надо уже напиться, чтобы дать мыслям отдых. Пиво значит для меня сейчас то же, что мягкая кровать для утомлённого путника. Но в пиве нет женщины, разве что залетит в кружку муха женского рода. Я больше не хочу влюбляться. Никогда. Это ад. Самое лучшее — попробовать её соблазнить, сорвать её как можно скорее, как цветочек, пусть бы это произошло, но без больших усилий…
Мы спускаемся на эскалаторе вниз, в метро, и едем. Остановка «Ворота Изара». Мариен-плац. Главный вокзал. Потом поезд снова едет под землёй, по туннелю.
— У тебя есть подруга? — спрашивает она.
— Нет.
— Как же ты живёшь?
— Дрочу уже два года.
— Тебе ещё не надоело?
— Девочка, ты хочешь свести меня с ума? Ведь не собираешься же ты подставить мне свой лоток через четыре часа после знакомства? Нет. Ты только говоришь об этом с такой дерзостью, а потом будешь удивляться, если…
Она быстро поцеловала меня в щёку.
Ну, подождём. Конкретное абстрактнее, чем абстрактное конкретно, и крысы тоже стареют, а крокодилы никогда не кончают с собой и так далее…
У Лайма мы выходим, прокашливаемся через туннель, полный выхлопных газов, и двигаемся в сторону Оленьего сада. Это некая смесь из пивного парка и зверинца, в детстве я тут часто бывал.
Мы идём через автомобильную стоянку, через кусты, и перед нами открываются ухоженные лужайки, на которых люди группами играют в мяч — кто в волейбол, кто в футбол, кто просто так. Рядом на бетонных площадках установлены теннисные столы. С холма скатываются дети. Радостные возгласы. Киоск с мороженым и игровая площадка. Дальше — ограда из широких штакетин, выкрашенных в зелёный цвет. За оградой — олени, оленихи и оленята. А ещё дальше — собственно пивной парк, битком набитый посетителями. Коричневые павильоны для продавцов и длинные столы, выкрашенные охрой. Юдит того и гляди лопнет от радостного возбуждения.
А вон там крутится старомод ная детская карусель, на которой я дважды катался, правда очень давно. Здесь своеобразное освещение. К свету дня примешиваются дубы и каштаны и застрявшие в их ветвях воздушные шары.
Я иду взять две кружки пива. Говорят, пивные парки делают Мюнхен. Это не так. Места красивые, ничего не скажешь. Но как часто они — загоны для глупой толпы, которая изображает из себя детей природ ы. Они громко горланят, отовсюду доносится боевое баварское ржание. Не священное место, о нет. Ветер доносит до меня их свинство. Они перешучиваются, якобы шёпотом. Пятеро грубых весельчаков пялятся на Юдит. «Здравствуйте, я из мандолизного сервиса, вы заказывали язык?» Юдит пропускает это мимо ушей. Или просто не слышит. Я приношу от стойки две кружки пива и тащу Юдит подальше от скамеек, на лужайку, потому что помимо этих болтунов много лишнего шума производит странная траурная компания — вроде бы собравшаяся на поминки, она предаётся утешению так окрылённо, как будто они только что закопали своего злейшего врага. Даже женщина с вдовьей вуалью хихикает.
Древний старик в белом рабочем халате тащится по гальке и собирает пустые пивные кружки. Пахнет рыбой, жаренной на шампурах. Я хочу есть, но цены здесь начинаются от шести марок за паштет, а я уже почти на бобах.
Итальянец с корзиной лавирует между рядами, кричит:
— Макароны, престо-престо, кто желает макароны?
Нет больше никакой надежды.
Я извратил завет мира и объявил себя извлекающим из этого выгоду.
Юдит лежит на траве, согнув колени. Какой-то жучок прыгает ей на голову. Пивные кружки с их золотыми глазами и пеной у рта, в них есть что — то примирительное. Пена так же благословенна, как шум океана или Божьи облака на небе. На детской площадке стоит большой деревянный слон, по его хоботу дети скатываются, как с горки. Получая от этого удовольствие. Слон молча терпит. Нет больше никакой надежды.
— Если быть честной, я рада, что встретила тебя…
Я отвечаю, что меня это тоже радует.
— Да, — продолжает она. — Отвратительное чувство, когда ты одна в чужом городе. А тебе я всё-таки доверяю, сама не знаю почему.
Ах, это звучит мило. Какая прелесть.
— Девочка, не задуривай себе голову, не обольщайся. Я только и мечтаю о том, как бы тебя опылить.
— Я знаю, знаю, не такая уж я дура!
— То есть это знак согласия?
— Нет.
Мы наполняем себя золотой жидкостью и, потея, смотрим на облака. Я провожу сеанс моего ежедневного поклонения земле. После чего я представляю себе фруктовую мякоть Юдит. Она расспрашивает меня. Вслушивается в меня. Ей так многое интересно! Это свидетельствует о её низкой готовности к риску. Начинаются переговоры. Я притворяюсь слабо заинтересованным, уклоняюсь, делаю усталый вид, пью, мечтаю. Здесь у теней особенный запах. Пыль дорог оседает, как нежное платьице. Духи нимф — они умерли, когда строился этот город. Я снова ступаю на игровое поле. Сидеть в стеклянной кабинке слишком скучно. Рвать клочья из шкуры Вселенной и заглатывать их непрожёванными. Взгляни на оленей и на людей, а среди людей — на смеющихся, на угрюмых нелюдимов и на мелких рыночных торговцев. Поди разберись, кто тут рогат, а кто осенён царственными рогами? Разве это одно и то же?
Блуждание языка и заблуждение мысли увлекательно и захватывает меня. Есть лабиринты блужданий, и есть дебри непроходимые, в которых заблудишься — не выйдешь. Дающие имена знали, что делали.
Так проходит вторая половина дня. Юдит даёт денег на новую порцию пива. А я щедро угощаю её правдивыми и придуманными историями. Про некоторые я уже и сам не знаю, к какой рубрике их отнести.
Мы идём в сторону Доннерсбергского моста, покупаем ясареные колбаски с картошкой-фри и приходим на Терезиен-визе, — я пред почитаю видеть этот луг, когда он свободен от палаток и киосков. В Доме искусства висит одна картина, на которой Терезиен-визе изображён действительно как луг, с чистым горизонтом, видно лишь несколько крестьянских хижин. Картина была написана в 1840 году. Это великолепно. Сегодня Терезиен — визе относится к ядру города, и я бы с наслаждением расщелкнул это ядро со страшным треском. Война и дворцам, и хижинам.
Короткая передышка в прохладной церкви Святого Павла. Органист играет Хиндемита. На эту музыку определённо не наловишь много душ. Ведь это орган главным образом производит и умножает верующих. Но я против этого привит, у меня иммунитет. Обнимаю свою девушку и срываю с её губ поцелуй. Она слегка навеселе.
Тут органист впадает в раж. Трубящие дудочки и поющие свирели, увесистые басы. Шел бы он ко всем чертям! Раскосы фахверка вибрируют. Корабль церкви раскачивается. Звон пинг-понгает. Юдит оробела. Я опробываю более крепкое объятие. Она уворачивается, выскальзывает змейкой. Хорошо, хорошо. Я ведь так и знал. Терпение. Выжидание. Выдудание. Гром победы, раздавайся, посильнее, клещ, впивайся!
Если так голоден, как я, то лучше есть медленно, терпеливо и умело пробираясь к десерту. Один чёрт шепчет: не зажимай свободу выражения члена. Другой советует: маскируйся и обманывай, бэби. Третий: лучше болт в руке, чем гайка в небе! И множество чертей советуют мне немедленно приступить к онанированию. Юдит напряжённо глядит на меня. Я оставляю эту затею. Всё-таки это было бы чересчур откровенно. Надо блюсти осторожность.
Её порхающие губы расслабляются, на них появляется улыбка. А потом она просовывает свой язык мне в рот. Совсем ненадолго. Вкус у него как в пятнадцать лет. Он чуть не убивает меня. У меня выпадают все седые волосы. Внезапные шаги, оттуда, со стороны придела. Кто это? Это кто. Вполне возможно, что Ирод. Нет, это всего лишь толстый пастор с геморроидальной походкой. Ирод определённо не может так выглядеть. Я мог бы пойти к булям в участок и описать им голос Ирода. Густой и низкий, похожий на мой собственный, только немного старше. Может быть, они мне за это выплатят десять марок из той суммы, которая причитается за его голову.
Пойдём отсюда, Юдит, рука об руку, в свободном союзе, в предварительном соглашении. Я мну её вишнёвые ягодички. Она смеётся и тычет меня кулаком в бок.
Мимо Зендлингских ворот, купив у греков их греческой шаурмы — гирос — и два литра рецины на ночь, — четырнадцать марок, платит Юдит, у неё ещё две сотни, мы можем гульнуть.
Двести марок, а что потом?
Чёрное будущее зарывается в её щеки, её подбородок задумчиво жуёт, и она знает, что не знает, как всё сложится, а я знаю, по крайней мере, что Сократ ничего не знал, а также то, что крысы тоже стареют, и всё это ещё раз со всей отчётливостью и в над вигающихся сумерках, которые уничтожат лишь очень немногих богов; я дрожу перед этими шестнадцатью годами, в которых разве можно хоть что-то понять, я лижу это чудо по-собачьи, в умеренном благоговении. Фонари распахнули глаза. Мы устали. Улицы прокрались в наши тела, и мы должны переспать с землёй, что было жребием павших титанов. Она достаёт из кустов свой спальный мешок.
Я прошу её по-братски поделиться со мной этим мешком.
Она говорит:
— Хорошо, но мешок для двоих слишком тесен.
Мы его расстилаем, рядом я развожу небольшой костерок из сухой травы и деревяшек, выброшенных на берег волнами. Потом я целую её затылок: а) в тоске, б) в любопытстве, в) в похоти, г) в желании — назовите это в порядке следования ваших фракций. Я даю ей выпить. Вино течёт по её шее, изрядно пролившись мимо рта, я пытаюсь его спасти, насколько хватает моего языка, я облизываю её кожу, пока он не добирается до её молодых холмиков. Там мне поперёк дороги становится её блузка. Огонь занятно потрескивает. Она верещит от щекотки. По наземке ветра приносится издалека аромат жареного мяса, искры мечутся по всем направлениям, и это бла-бла реки, которая никак не хочет держать язык за зубами…
Она заметила кстати, что она ещё девственница.
Что, в этом состоит её профессиональная цель?
Нет, но она очень боится; не здесь, не сейчас.
Мы должны спать вместе, потому что утро для нас может просто не наступить, подбрасываю я ей для раздумья. Её грудки свободны, без бюстгальтера. Но это ещё успеется. Она укутывается, предпочитая разговаривать. Ах, эти вечные дуэты и дуэли, множество маленьких обманов, от которых сводит скулы, я уже настолько сыт «разговорами» — ну хорошо, при всём безумном бурлении тестостерона, пожалуйста, девочка, будь моей дивой на несколько дней, ты моя любовь до скончания июня, мой китч этого лета, в такие ночи немудрено прийти к безумным мыслям, меся, как тесто, вишенную попочку, мы останемся вместе, пока день не разлучит нас, пока случка не погубит нас, пока тестостерон не запушит нас насмерть, etcetera ad finem.
Обоюдные ласки и взаимные поглаживания. Я коротко вздрагиваю, оглядываюсь по сторонам, ища Ирода, вспоминаю про нерожденного младенца, выброшенного на твёрдый асфальт. Мы засыпаем рядом. Скоро наступает покой, вздымаясь у меня между ног.



ГЛАВА 8. АФИШНОЕ ЧУДО



в которой повествуется об одной невероятной победе мальчика, краеугольном камне его упорства


Мальчик взволнованно поглаживал деревянный лук с тонкой нейлоновой тетивой. У стрелы для этого лука вместо острия была небольшая резиновая присоска. Но это не так уж существенно омрачало волшебство оружия. Лук и стрела — это подарок отца к первому школьному дню, который теперь уже остался позади.
Со школой можно было бы ещё год повременить, но ведь отец уже давно научил мальчика читать. Тому как раз исполнилось пять лет, и он читал так бегло и хорошо, что мог бы опередить любого одноклассника.
Вручая подарок, отец произнёс обычные фразы о серьёзности жизни, а мальчик со страхом подумал: неужто всё, что было в жизни весёлого, теперь для него навсегда закончилось.
Это была не очень весёлая шутка.
Первый школьный день начался для него плохо. На него нацепили чёрную бабочку и дурацкий синий детский костюм с золотыми пуговицами — над ним в голос смеялись такие же, как он, первоклассники. Выставленный на посмешище, он сидел за своей партой ссутулившись. Эта поза так и осталась у него на все последующие школьные годы.
Это было время увлечения Робином Гудом Он прокрался через подвал своего многоэтажного жилого дома, мимо велосипедов — к тому помещению, где стояли мусорные баки Но и там не нашлось места чтобы испробовать новый лук — его можно было использовать здесь разве что в качестве однострунной арфы.
И где же тот Шервудский лес?
Несколько мальчишек из их дома объединились в банду и через день требовали от него откуп, и он давал, чтобы они его не били. Поэтому охотнее всего мальчик сидел дома в своей комнате и играл на полу, на ковровом покрытии. Но мать обычно гнала его на улицу, говоря что ему необходим свежий воздух.
Так что если он хотел сохранить для себя что-то из своих сокровищ или карманную мелочь, ему приходилось пробираться украдкой, от одного укрытия к другому.
Единственным его упованием были турецкие войны. Когда начиналась очередная турецкая война его без лишних проволочек и без всякой бюрократии принимали в банду, и он вместе со всеми вступал в бои против турецких ребятишек, которые жили за углом в многоэтажном доме, немного похуже того, в котором жил он. Все они тогда были вооружены гороховыми пистолетами с запасным магазином и мешочком твердокаменного гороха. В отсеке для пуль помещалось до пятнадцати таких снарядов. Но лучше всего было заряжать пистолет десятью горошинами, чтобы не заклинивало спусковой крючок.
До серьёзной бойни доходило редко. Старались напасть на врага, когда он был один, отрезанный от своего войска; пугали его как следует, стягивали с него штаны и разряжали пистолеты целясь в его голую задницу. После чего жертву отпускали восвояси. У турецких мальчишек были старшие братья, свирепые и рослые, они охотно поигрывали ножичками и имели твёрдое понятие о фамильной чести Нельзя было провоцировать их вмешательство, потому что немецкие старшие братья большей частью торчали в моноптеросе, длинноволосые, обкуренные, нахватавшиеся верхушек из недочитанных книг, и не выказывали никакого стремления постоять за свою родню.
Это были волнующие войны, они позволяли ощутить настоящее товарищество. Но как только война заканчивалась, проходила и дружба и мальчик так же быстро и без лишней бюрократии «сматывал удочки» и «канал отсюда». Поскольку из всей банды мальчик был самого слабого телосложения и не имел никакого тылового прикрытия со стороны родительского дома, он был изначально обречён на мучительство.
Иной раз его обыскивали, обшаривали и не находили при нём ни денег, ни интересных предметов, которыми он мог бы откупиться Тогда следовал ритуал, к которому он уже более или менее притерпелся и не особенно интересовался, что именно его ждёт: зажимание головы между коленями, удары ребром ладони поперёк мышц или щекоточная пытка. Ко всему можно привыкнуть.
Но вот зелёные травяные пятна, которые он после пыток поневоле приносил на своей одежде и которые так трудно отстирывались, — они означали для него ад. Тогда дома пять часов подряд не утихали крик и ругань, без всякой надежды на избавление. Деревянная палка била больно, это правда. Но куда больнее на него действовал акустический кислотный душ из материнской пасти. В голосе матери было нечто такое, что разъедало в ушах мальчика язвы, а потом натирало их перцем и посыпало солью.
Мальчишки из банды считали его чистоплюем и воображалой. Идиоты! Да он бы с удовольствием изгваздался в слякоти, вывсишлся в уличной грязи, в саже, в дерьме, в вони, если бы можно было.
Мальчик пробегал между домами всегда с оглядкой. Ему хотелось проскочить, прорваться и продержаться. Иногда он подумывал о самоубийстве, а ещё лучше было бы убийство. Любимое выражение отца гласило: «Для немецкого солдата нет ничего невозможного!»
Это звучало очень сильно.
Мальчишки из банды время от времени развлекались тем, что звонили в дверь квартиры и говорили его родителям, что он в супермаркете украл плитку шоколада. Им это казалось очень смешным, ведь их слова принимались на веру без малейшего сомнения, а потом они стояли на лестнице ц, когда мальчика пороли слушали его вопли за дверью и хохотали до колик.
Самым трагичным и жутким было то, что все мальчишки по очереди подвергались испытанию кражей; только он один выходил из положения очень просто: покупал плитку шоколада, а потом артистически убедительно выдавал её за воровскую добычу.
Когда мальчик думал об этой абсурдной ситуации он был готов посмеяться сам над собой. Чувством юмора он не был обделен.
Вот он пробрался через велосипедный подвал и вентиляционную шахту в подземный гараж. Там было темно и прохладно, пахло моторным маслом и сырой ржавчиной.
Это был подземный мир, где легко можно было спрятаться. Отличное место для игр, но для испытания лука оно не годилось. Не хватало пространства для полёта стрелы. Ничего не поделаешь, пришлось вылезать наверх, на простор. Он набрался смелости вышел на улицу и двинулся по ней до границы знакомого ему мира. Пограничным столбом был красный автомат для жевательной резинки Его содержимое завораживало мальчика. За стеклом среди белых, голубых и жёлтых шариков жвачки виднелись мелкие игрушки: солдатики ножички величиной с большой палец и миниатюрный карманный фонарик, не больше кронкорка — накидного колпачка для бутылок.
Бросаешь в прорезь монету, поворачиваешь рычаг — как правило, выпадал шарик жвачки и одна игрушка Но ещё ни разу мальчику не доставался ножичек или фонарик Вместо них в лотке то и дело оказывался странный предмет — пластмассовый кружок с изобрамсением чего-то, похожего на букву «ипсилон». От своей сестры он узнал, что это значок за мир — peace. И на что он мог сгодиться? Маленькие флажки США находили хоть какое-то применение, когда мальчишки играли в американскую Гражданскую войну между Севером и Югом Но кому вообще сдался этот значок за мир? У мальчика их уже набралось штук двадцать.
Он порылся в кармане брюк, извлёк свою последнюю монетку и немного поколебавшись, бросил её, потом медленно поверну л рычаг и отжал клапан над лотком.
В лотке валялся двадцать первый значок за мир и в качестве довеска — белый шарик жвачки с ненавистным мятным вкусом От ярости он ударил по автомату кулаком.
А карманный фонарик так бы ему пригодился! С ним можно было бы по ночам читать под одеялом.
Глубоко опечаленный, понурившись, мальчик брёл по улице назад, волоча за собой лук и стрелу.
За спиной у него осталась полоса коричневых жилых домов, а он смотрел в другую сторону — на «дремучий лес», на его просторные незастроенные участки, поросшие кустарником, деревьями, замусоренные автомобильным хламом, среди которого поблескивали лужи. Там было хорошо.
Спрятавшись за деревом, он понаблюдал немного за ребятами из банды: они собирали медные провода, чтобы продать их старьёвщику.
Внезапно он услышал топот ног по плиткам тротуара, оглянулся и понял, что бежать уже поздно. Он попался.
Это была четвёрка под предводительством Мартина Грубера, единственного немца, который жил в турецком доме. Мартин держал в квартире двух приручённых крыс, что в те времена было редким чудачеством. Большинство матерей запрещали своим детям водиться с Мартином — из страха перед какой-нибудь ужасной заразой, которую разносят крысьи Естественно, такие обстоятельства делали Мартина бесспорным вожаком Тем более что в свои десять лет он был крепче и сильнее сверстников и любил это показать — часто и с удовольствием.
Его эскорт составляли Анди, Петер и Инго.
Инго был на два года старше остальных; матери рассказывали друг другу, что он страдает плохой болезнью, которая называется легастения. Внешне эта болезнь никак не проявлялась. Он производил впечатление очень здорового подростка: высокий рост и крепкая фигура белозубая улыбка и рыжие кудри Инго завоевал авторитет тем, что уже спал с девушкой. И нес абы какой, нет, а с Гудрун — красавицей номер один их большого дома. Ей было уже четырнадцать лет, и она вполне развилась. Для укрепления своего авторитета он однажды залез на неё на полянке «дремучего леса», где его ближайшие друзья заблаговременно попрятались в кустах. Они всё видели и после этого смогли разнести по всей округе славу ранней зрелости Инго.
Мальчик не числился в списке ближайших друзей Инго, которые всё видели, и ему пришлось довольствоваться неточным описанием из вторых рук.
Он взглянул в лица квартета и почувствовал — такое с ним нечасто случалось, — что все они ему симпатичны. Они сужали свой круг, медленно надвигаясь на него.
— А ну, давай, вытаскивай что есть, не то тебе кранты! — пригрозил Мартин и поднёс ему к носу кулак.
— У меня больше нет денег. Только вот эта штука… — он раскрыл ладонь, на которой лежал значок за мир.
— Ты что, издеваешься над нами? — заорал Мартин и показал на лук: — Тогда мы забираем вот это!
— Нет! Ни за что! — крикнул мальчик. — Это мне отец подарил!
— Чего-чего?
Петер сзади перехватил сгибом локтя его шею, пережал горло и пригнул вниз, чтобы зажать его голову между колен. Мальчик отбивался ногами и получил удар в грудь. Обычно он в таких случаях не сопротивлялся. Но на сей раз здравый смысл отказал ему — от ужаса, что сейчас они не только изобьют его, но и отнимут лук. Что он скажет дома отцу? Он начал заранее реветь, а вместе со слезами к нему вдруг пришла отчаянная мысль, сказочная, утопическая идея — что-то вроде последнего обманного трюка.
— Стойте! — заорал он. — Я вам что-то скажу!
Квартет приостановил свои действия и замер. Они были достаточно прагматичны и предпочитали получить выкуп, чем мучить жертву.
— Я предлагаю вам пари! — сказал мальчик, дрожа всем телом, и кивнул на афишную тумбу, которая стояла неподалёку.
На ней был наклеен плакат с обнажённой женской грудью. Возможно, это был вообще самый первый в Германии голый бюст на афише. Он привлекал внимание даже взрослых прохожих, непривычных к такому. Это была реклама шоу — программы латиноамериканских танцев. Другой плакат был наклеен поверх головы, венчавшей этот бюст.
Мальчик еле говорил, из-за дрожи у него зуб на зуб не попадал.
— Вот моё предложение: я с десяти метров попадаю точно в сосок! Если не попаду, то все мои карманные деньги на будущую неделю — ваши. Если же я попаду — вы оставите меня в покое сегодня и на всю следующую неделю!
Квартет заинтересованно поглядывал на него. Ухмыляясь, они приняли его предложение, дали честное слово — и никто при этом не скрестил за спиной пальцы.
Дальше всё было просто.
Отмерили шагами десять метров. Анди начертил голубым мелком линию.
Мальчик, побледнев, встал перед ней.
Он ещё ни разу в жизни не стрелял из лука. Весь этот спектакль устраивался только ради ничтожной отсрочки, на самом-то деле шанса почти не было. Бюст имел великолепную округлую форму. В него даже целиться было грешно. От волнения мальчик едва удерживал лук, и ему было стыдно, что все видят, как он дрожит. С подгибающимися коленками он наложил стрелу на тетиву. Прищурил глаз. Натянул нейлоновую нитку. Стрела понеслась.
Плопп!
Бог ты мой! Она попала. Резиновая присоска стрелы накрыла самый сосок. Прямо посередине. В яблочко. В правую грудь.
Делился он в левую. Йес-с, они же забыли оговорить, в какой сосок надо попасть! Только чтобы они не заметили его волнения! Он просто раздулся от гордости, медленно опустил лук и твердо посмотрел поочередно на каждого. Он выиграл пари.
Они не могли прийти в себя. Но повели себя как люди, умеющие достойно проигрывать, — всё — таки наследственные понятия чести были у них в крови. Ведь они были ещё дети.
Петер и Анди коротко, но уважительно улыбнулись, Мартин присвистнул в щербину между зубов, а Инго сказал:
— Хо-хо!
Без всяких дискуссий все четверо двинулись прочь.
Присоска стрелы быстро набрала внутрь воздуха и отвалилась. Грудь незапятнанно сияла в лицо мальчику.
Потом из него прорвалось ликование, его била победная дрожь, он воздел руки к небу, взмахнул ими и вскрикнул от счастья. Сердце его превратилось в обезумевший колокол и заколотилось по всему телу. Он выиграл! Победил! Он уничтожил своих врагов! Немецкий солдат всегда прорвётся! Ему хотелось обнять афишную тумбу и поцеловать эту грудь. Она являла собой огромное сияющее чудо.
В тот момент мальчик стал оптимистом — что бы ни происходило! С тех пор он уверовал в чудо и чувствовал себя достаточно сильным, чтобы выдержать в будущем любые испытания.
В этот день он до самой ночи улыбался и насвистывал, пока не наступила пора ложиться спать. Мать спрашивала его о причинах такого настроения, но он утаил эту историю, оставил её для себя и не поддался ни на какие уговоры.
В постели он долго не мог уснуть. Его лоб пламенел от душевного подъёма, а когда наступила темнота, у него не было обычного страха перед ночными чудовищами.
Где-то около десяти часов вечера он проснулся от криков, доносившихся из ванной. Он прошмыгнул туда. Дверь в ванную была приоткрыта.
Его сестра, голая, стояла в ванне. Мать и отец стегали её ремнями Насколько он смог понять из их криков, они обвиняли ее, семнадцатилетнюю, в том что она встречалась с мужчиной.
Крики сестры усиленные резонатором — чугунной ванной наверняка разносились по всем этажам Но это, казалось, не мешало родителям. Они продолжали её стегать. И остановились только тогда когда напольные часы в прихожей пробили десять. Наступил час неотъемлемого права жильцов многоэтажного дома на покой. В соседней квартире жили такие суки, что сразу же начинали колотить в стены, если после десяти ещё был какой — то шум.
Мальчик проскользнул назад в свою кровать.
Он был не особенно расстроен из-за сестры. В конце концов, она уже подписала договор и через полгода начинала учёбу — далеко, в Гармише. Счастливица! Скоро уедет.
А мне ещё оставаться, думал он, ещё немножечко…



ГЛАВА 9. СЛИЗИСТЫЙ ОБМЕН



в которой Хаген и Юдит завтракают под открытым небом, Том терпит чувствительное поражение, некий мертвец улучшает финансовое положение Хагена, а овчарка по кличке Эмиль появляется совершенно некстати


К утреннему бризу примешивается тёплое дыхание, нежно упираясь мне в щёку. Хотелось бы оценить это как добрый знак свыше. Всемирное дыхание Вселенной и нечто сходное по глубине вырастает, как оказалось, из ни о чём не подозревающего невинного пуканья. Надо придержать лёгкие, чтобы ухо уловило еле слышное дыхание чужих ноздрей. И в тебя проникает что-то мирное и искреннее, тебя оглаживает чем-то благостным и дружелюбным, тебе так гармонично и бездумно… Это немного щекотно, но ты не отворачиваешь свою ушную раковину, ни единым мускулом не дрогнешь из боязни спугнуть этот момент. Но это удаётся недолго.
Тебя начинает ломать, принимаешься моргать, неудержимый кашель курильщика душит тебя, электрически заряженные нервные клетки начинают искрить в свете свежего дня и завязываются в нервные узлы. Плоть напрягается и вздымается, кормясь из полупустого резервуара сна.
Разлитая архаика булькает под подопревшей крепостью сытого мира, в корсете из стальной строительной арматуры. Я живу внизу, в канализации. IciM сильно воняет, но зато не так тесно. Ткм живут и другие, из чувства долга они продолжают скрести тупыми ложками тоннель для побега, роют подкоп. Они вынуждены это делать. Один я танцую, никем не замеченный. Утреннее дыхание женщины. Это невообразимо. Господь милосердный, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих… Ты пасёшь меня на пажитях Твоих зелёных женщин, созданных для меня, и уже не убоюся от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго.
Скребок сидит у меня в затылке и скребётся там.
Рука Юдит бегло касается меня. Фатальный жест. Приди, мускульно-плотский, розово-чёрностеклянный июньский китч, поглоти меня! Её рука прошествовала вниз, пробежала расставленными пальцами поверх ткани штанов, по коленке и по бедру, но внутрь заглянуть не отважилась. Надо бы мягко её направить. В её глазах плавают дельфины. Такие энергетически заряженные пальчики — жаль, что они удалились. Она встаёт и потягивается. Сладкие шестнадцать лет. В бутылке рецины ещё плещется капелька Греции. Быстрое диминуэндо к мелочам повседневности.
Она хвалит меня.
— Ты вёл себя очень благопристойно!
— То есть?
— Ведь ты мог бы воспользоваться ситуацией.
— Я сделал что-то не так?
— Как ты можешь пить с утра?
— Я не понял вопроса…
— Куда мы отправимся завтракать?
— Я на нуле. Это же изначально ясно.
— Нет проблем. Я тебя приглашаю!
Она с воодушевлением рвётся навстречу дню. Через каменный мост и вдоль реки, мимо острова Пратер и Мельничьего бассейна в его модерновой красоте. Здесь не так уж много кафе, куда такие как мы запросто могли бы заглянуть и чувствовать себя там свободно. Юдит уже приобрела такой же затрёпанный вид, как у любого из членов моей семьи. Слипшиеся прядки волос, испятнанная одежонка, грязь, налипшая на обувь; пуловер, который она обвязала вокруг шеи, украшен продолговатой дырой. Вид великолепный. А мой вкус, как известно, лучшее, что есть во мне.
— Давай устроим пикник! — предлагает она.
— Отлично!
В супермаркете мы покупаем булочки, масло, салями и маленькие огурчики. Юдит из пижонства взяла ещё баночку желе из крыжовника.
Продавщица из закусочной «Чибо» с готовностью налила нам кофе в пустую бутылку из-под
7 Зак. № 646 лимонада. Наливая, ей пришлось немного выжидать, чтобы бутылка не лопнула. Она сказала, что стекло теперь совсем не того качества, что было раньше. Ясное дело. Само собой — но вот только с чего бы это? Она читает нам вводную лекцию о различной чувствительности белого, коричневого и зелёного стекла. Мы внимательно выслушиваем. Поскольку не имеем ни малейшего понятия об этом предмете.
Эта продавщица оказалась действительно очень милой. В бутылку влезло четыре чашки, но она посчитала нам только за три, поскольку кофе уже остывший.
Всё вдруг погружается в некую идиллию, от который я становлюсь недоверчивым — в ожидании подвоха.
Поравнявшись с университетом, мы сворачиваем в Английский сад. Трава ещё сырая от утренней росы, и солнце пока жеманничает. Великолепный завтрак на траве. Учащённо пыхтящие бегуны трусят мимо нас, и можно выкрикивать им вслед непристойности. Юдит показывает мне белочку. Ну и что, думаю я, ну белочка, что из того, и делаю вид, что смотрю на эту зверюшку. Юдит таращится ей вслед так, как будто не может оторваться от увлекательного фильма.
— Может быть, я подамся в Испанию, — говорит она.
— Ты говоришь по-испански?
— Нет.
— Если ты подашься в Испанию, то я отправлюсь в Марокко! Тогда мы сможем слать друг другу письма бутылочной почтой, с одного берега на другой.
— О да. Экономия на конвертах и на марках!
— Точно. Надеюсь, мне найдётся чем заполнить все выпитые бутылки.
Она молчит и жуёт. Я тоже молчу и жую. Крыжовенное желе капнуло ей на палец и сейчас стечёт. Я успеваю его слизнуть. Я ненавижу желе. А солнце наливается чувством собственного достоинства, закатывает рукава и расталкивает облака в стороны. Парк пронизан бирюзовым светом. Мы едим, опустошаем бутылку с кофе и предаёмся мечтам, привалившись друг к другу. Я чувствую себя блаженно, как самый пошлый обыватель. Десять лебедей бы обрыгались.
Юдит запускает мне в волосы пятерню.
— Ты мне нравишься! — говорит она.
Так просто, так красиво, так неуместно. К чему это?
— Выкинь из головы. Что толку от этого? Мы с тобой продержимся вместе ещё сто восемьдесят марок. А потом ты уедешь домой.
— Нет, не уеду.
— Ну, определись сама, чего ты хочешь.
— Что-то ты весь почернел!
— К счастью, чёрный — мой любимый цвет!
— Чёрный, — говорит она, — это не цвет!
— Да что ты!
— Да-да, мы это недавно проходили на занятиях по рисунку!
— Не верь всему, что тебе говорят в школе.
— И всё-таки я права!
— Никто у тебя это право не отнимает, потому что оно никого не интересует.
— Пожалуйста, не говори так больше!
— Как?
— Так надменно!
Такого мне уже давно никто не говорил. Может быть, потому, что меня уже давно никто по — настоящему не слушал.
— Знаешь что, Юдит?
— Что?
— Ужасно хочется открыть тебе одну тайну!
— Пожалуйста, за чем же дело стало?
— Проблема только в том, что у меня нет никакой тайны, во всяком случае никакой подходящей, да даже и завалящей нет. Есть только один тайник. Он находится здесь, в этом парке. Там у меня хранятся кое-какие вещички. Хочешь взглянуть?
— Ну, если тебе позволит совесть…
— Мне всё равно надо туда зайти — побриться. Чтобы не зацеловать твою мордочку до крови!
Она смеётся, а я прижимаю её к себе. Она кажется такой свеженькой. Не какой-нибудь там переработанный продукт быстрого приготовления. Немодифицированное качество, без добавления сахара и консервантов. Она целует меня. Налги губы осторожно касаются друг друга, испытующе посылают вперёд кончики языка и пробуют на вкус. Исследовательская экспедиция. Как это эротично! Ничего похожего я не испытывал уже очень давно. И вот наши губы раскрываются. Мы медленно, но ритмично покачиваем головами и проникаем внутрь чужого рта. Мы обмениваемся нашей слюной. Это чудесно. Это очень возбуждает. Мой язык странствует внутри её рта, совершая полукруг по её зубам. Тккие белые мелкие зубки. Я хотел бы стать куском янтаря, золотым и тёплым, чтобы ты увязла в нём!
Теперь я знаю, что это такое.
Обычно хочется такой встречи, которую можно уподобить вскрику, рвущемуся из глубины души. Наутро после такой встречи не чувствуешь раскаяния, а улицы снова приобретают приглашающий вид. Если хочешь большего, если начинается проклятие поиска счастья, то улицы тотчас являют тебе свои осколки стекла, громко смеются, а если ты упорствуешь, настаивая на своём, они засмеют тебя до смерти. Но каково, если ты сам смеёшься вместе с улицей? Если ты сам изгаляешься в шутках на смертном одре так, что медсёстры загибаются от смеха? Это благородно. Если тебе это удаётся. Я охотник за счастьем. На том стою. Но я не безумец. У меня всего лишь шизофрения поэта-модерниста. Поэтому я хочу сейчас быть янтарём, искусственным янтарём. Который послужит в моих целях.
Её язык утягивается назад.
— Кто ты? — спрашивает она.
Ишь, чего захотела! Губа не дура. Спрашивает, словно о времени поутру справляется.
Что на это скажешь?
— В пять лет я был впервые влюблён, после этого провал памяти, в двадцать погиб, а в двадцать три помудрел от старости. Сейчас я в запоздалой зрелости и с удивлением жду, что ещё со мной произойдёт.
— Не знаю, с чего в этом списке и начать.
— И правильно: со мной лучше кончать. Я человек конца.
— У меня такое чувство, что ты прячешься.
— Мне очень жаль.
— Ты что-то скрываешь, я чувствую это.
— Я могу спустить брюки и показать. Больше мне прятать пока что нечего.
От этого предложения она отказывается и впадает в размышления. Возможно, в порядке факультатива она изучала в школе психологию. Так мне кажется.
Я снова придвигаю свой рот к её губам, и успешно. Горячий, раскалённый янтарь, девочка, отныне ты моя. Моё укрытие, моя маска. Ещё один поцелуй.
Который снова прерывает она.
— Скажи, откуда ты черпаешь смысл жизни?
— А это ещё что за предмет? Вы это, наверное, проходили на уроках по этике?
— Нет. Скажи!
— Погоди…
Она смотрит на меня. На моём колене сидит муха. Я медленно прицеливаюсь рукой и стремительно пускаю это оружие в ход. Потом подношу к лицу Юдит раздавленную муху.
— Вот видишь, жизнь этой мухи теперь решительно не имеет никакого смысла!
— Бэ-э!
Я обхватываю её бедра. Мир мог бы прямо сейчас взорваться на куски, против этого нечего было бы возразить. Девочка, я тебя хочу. Твоя жизнь без меня не имеет смысла! Хе-хе…
Мы шагаем в сторону моего озерца. Мой тайник действительно хорошо замаскирован. Правда, зимой он станет непригоден. Но до зимы ещё далеко. Я намыливаю лицо и бреюсь прямо над поверхностью воды.
Юдит с интересом смотрит на этот процесс и роется в вещах, разочарованная масштабом открытой тайны.
— Ийе, а это что такое?
Она извлекает из пакета перламутровую опасную бритву и опасливо держит её двумя пальцами.
— Да на ней кровь…
— Нет, это, наверное, ржавчина. От сырости.
— Лучше выбрось её! У неё такой ужасный вид.
— Ах… она мне дорога как память. Мне подарил её отец. А ему, в свою очередь, она досталась от его отца.
— И всё равно вид у неё ужасный.
Хорошо, по существу она права. Я от моего отца больше ничего не сохранил — почему же храню именно бритву? Я вышвыриваю этот предмет в озеро, размахнувшись как следует. По воде пошли круги.
Когда я смотрю на воду, меня охватывает страх божий. Терпению воды можно позавидовать. Юдит гладит меня по гладким щекам.
— Ну, что будем делать теперь?
— От таких вопросов тебе надо отвыкать. Иначе наступит скука смертная.
Я потискал её титечки. Она рассмеялась.
Мы автоматически выбрали путь в сторону Леопольд-штрасе. Чем шире улица, тем она притягательнее.
На Мюнхенской Свободе мы издали увидели мою семью. Они там околачивались в полном составе.
Это вызвало у Юдит неприятные воспоминания, и она внутренне напряглась.
Кто-то ударил меня по плечу. Я вздрогнул от испуга.
Но то был Том. Это хорошо. А ведь мог бы оказаться и Ирод.
Почти в аккурат на этом самом месте он перерезал горло пятому младенцу.
Том с восхищением разглядывает Юдит и подмигивает мне.
Я представляю обоих друг другу и утверждаю, что Том парень что надо. Юдит делает вид, что верит моим словам.
— Что вы собираетесь делать? — спрашивает Том, продолжая подмигивать.
— Мы не хотим видеть остальных, — отвечаю я. — Мы сейчас не от мира сего.
— Э?
Мы обходим площадь Свободы стороной. Идём вдоль Герцог-штрасе.
— Здесь когда-то был игровой клуб, — рассказываю я, кивая на бело-зелёный оштукатуренный фасад. — Я часто выполнял в нём роль крупье. У них там был босс, его звали Бернд Флах. Толстый человек с розовыми ушами, очень милый и немногословный. Недавно я узнал, что он застрелился. Жаль, он не раз ссужал меня деньгами.
Мы переходим на другую сторону, на Кайзер — штрасе.
Том держится как бы сам по себе и исчезает в супермаркете. Выходит оттуда с двумя банками пива.
— Захотелось пить! — объясняет он, одну банку предлагает Юдит, но та отказывается, зато я её беру, и мы с наслаждением присасываемся к пиву.
— Если бы это была кола… — говорит Юдит.
— Нет проблем! — орёт Том и снова бежит в супермаркет.
Этот парень — просто феномен. Я его очень люблю.
На сей раз, помимо заказанной баночки колы, он тащит целую шестиместную упаковку пива. И орущую кассиршу на хвосте. Приходится нам заложить спурт. Ну, это было нечто! В первый раз случилось такое, чтобы Тома засекли.
— Кажется, я испортился! — запыхавшись, говорит он, глотая слова, смертельно бледный.
— Не бери в голову!
— Увы! Наверно, я старею!
— Да тебе всего двадцать!
— И что же в этом хорошего?
Он тяжело ранен: глубоко задета его воровская честь. Юдит не понимает ситуацию, но улыбается. Ей понравилось удирать от погони.
Том скрестил руки за спиной и понурил голову. Вид у него совершенно убитый. Одну за другой он опорожняет три банки пива. Надувшись, он предлагает отправиться в Луитпольд-парк и подняться там на Насыпную гору. Хорошее предложение.
День становится жарким, а тут, на горе, хорошо поваляться в тени, поглядывая на голубую чашу открытого бассейна. Насыпная гора усажена тополями и липами, буками и ивами, и если на неё посмотреть в хорошем расположении духа, она вполне сойдёт за кусочек Тосканы. Дорожки тут асфальтированные, они ввинчиваются в гору тремя пересекающимися спиралями. На вершине стоит чёрный металлический крест. Он не очень мешает. Мы ложимся на склоне холма, повыше горки для санок. Мягкая трава, она просто усыпляет. Ребёнком я часто здесь играл, тут повсюду валялись одноразовые шприцы, с толикой крови внутри. Бёдра у Юдит очень стройные. Том поёт застольную песню. Куда я попал? — оказался тут вместе с двумя детьми.
На лбу Тома всё ещё колеблется тень позора, пережитого в супермаркете, она заставляет его то и дело сжимать кулаки и рвать траву в бессильной ярости. Он вскакивает и уходит слоняться. Юдит хочет, чтобы я потрепал её по загривку. Язычок у неё заходил ходуном. Вскоре она впустила к себе мою руку. Волосы у неё на лобке на ощупь очень мягкие. Мне попадались женщины, поросль у которых походила на жёсткую стальную проволоку.
Ткм всё увлажнилось, Юдит развела ноги, чтобы мне удобнее было проникнуть к ней. Одно переживание успеха за другим. Это делает меня неуверенным. Здесь можно было бы безотлагательно потрахаться. Мы лежим между двумя кустами, на холме почти никого нет, все дети в школе. Юдит выдыхает мне свою готовность. Я извлекаю на воздух мой паяльник. Юдит осторожно берёт его в руку. О-е, всё это не сулит ничего хорошего. Если я его сейчас всуну, то кончу ещё до того, как целиком окажусь внутри. Я это заранее чувствую. Проблемы с преждевременным извержением в последний раз были у меня в восемнадцать лет. В те времена я, перед тем как воспользоваться шлюхой, испрашивал у неё разрешения ненадолго забежать в туалет, сдрачивал там порцию, и только после этого всё шло уже лучше-хотя бы было за что деньги отдавать.
С ума сойти — это же шестнадцатилетняя девчушка… Это вообще-то хоть не запрещено законом — дрючить таких? Она стаскивает свои джинсы до колен, и тут возвращается Том.
Юдит быстро натягивает штаны.
— Эй, Хаген, там валяется один труп…
— О нет! Скажи ему, пусть объявится попозже!
— Я только хотел… я же… поделиться… Я вам помешал?
— Юдит, — шепчу я, — извини, я отлучусь на минутку, ладно?
— Что, там правда лежит труп? — простодушно спрашивает она.
— Да нет же… Это просто такой узкоспециальный, профессиональный термин… Ну, хочешь, пойдём с нами!
Мы втроём идём на другую сторону холма. Ткм, неподалёку от цветущей вишни, лежит мужчина, спит мертвецким сном. От такого можно кое-чем поживиться. Я показываю Юдит знаками, чтобы она оставалась на месте и не удирала.
Сон у пьяных часто бывает более чутким, чем кажется на первый взгляд. Мы с Томом пристраиваемся рядом с ним. Из его заднего кармана выглядывает уголок кошелька. Вытянуть его ничего не стоит. Для этого нужно одной рукой держать материю, натягивая её против движения, а другой осторожно, без рывков, но и без остановок, вытянуть кошелёк. Человек не пошевелился. На вид ему около пятидесяти, жирный, давно не брившийся. Неподходящее время напиваться. Я прислушался к его дыханию и ничего не услышал. Уже из сугубого любопытства я слегка толкнул его ногой. Он никак на это не отреагировал. Не издал ни храпа, ни всхлипа. Ничего.
У меня волосы на загривке встали дыбом.
— Он совершенно вне себя…
— Что?
— Я думаю, он уже там. Это настоящий труп, неподдельный.
— О Боже, — Том побледнел.
На руке мёртвого были красивые часы. Я медлил.
— Пошли, отрываемся! — скомандовал Том.
Но я хотел проявить благоразумие. Ведь мёртвому часы были уже ни к чему. В вечности времени нет. Проклятие, но ведь для этого мне придётся дотронуться до его запястья, покрытого подозрительными пятнами.
Юдит присела на корточки рядом со мной, выпучив глаза.
— Он правда мёртвый?
— Похоже на то!
— Ты нацелился на его часы, да?
— Да. Но боюсь, что для этого я слишком боязлив.
Она дважды сглотнула. После чего её пальчики, её нежные подвижные пальчики отстегнули часы мёртвого. Уму непостижимо. Она протянула мне эти часы. После чего её глаза наполнились слезами от жалости к этому неизвестному.
— Зачем ты это сделала?
— Я хотела тебе доказать, — всхлипнула Юдит. — Я не вернусь домой к маме!
Она немного похныкала у меня на груди. Потом мы ушли.
Когда она успокоилась, мы заглянули в кошелёк. ”Шм было восемьдесят пять марок. Сорок из них я отдал Тому. Вид у него был растерянный.
Юдит не пожелала взять часы, ей хотелось, чтобы её продолжали утешать, она уткнулась носом мне в грудь, прильнула ко мне.
Часы взял я, а ей отдал сорок пять марок. Но их она тоже не хотела брать. Ну и ладно. Я разыграл небрежность.
— Ну посмотри, покойник всё равно уже мёртв, для него всё кончилось. Если у него где и припрятан сундук, на нём уже сидит пятнадцать человек. Такова жизнь. Забудь об этом, наплюй!
Мы вернулись на своё старое место и некоторое время молчали. После этого всё вошло в привычное русло. Том снова принялся молоть языком насчёт своей неудачи в супермаркете, и в конце концов у нас с Юдит не осталось никаких причин не продолжить то, что было прервано на самом интересном месте. Юдит тёрлась ногой о мою ногу.
— Всё в порядке?
— Да, — шепнула она.
— Ты оказалась очень храброй. Теперь я верю, что у тебя всё получится.
— Спасибо.
— Эй, Том, а не мог бы ты оставить нас на полчасика?
— М-да-а… Ну, ладно…
Он сказал это завистливым тоном и зашагал вниз по саночной горке.
— Ну, давай?
Юдит кивнула.
— Сейчас всё будет по-другому.
— Да-да.
Я стянул с неё одежду. Она оглянулась по сторонам, не видит ли нас кто-нибудь. Раздевшись донага, мы смотрели друг на друга. У неё на бёдрах было несколько синяков. Я ничего о них не спросил. Мы стали тереться друг о друга. Моя Красная Шапочка выглянула наружу. Я попробовал Юдит языком. Вкус был кисловатый. Как сбежавшее молоко, смешанное с лимонным соком. Ну хорошо. Маленький недостаток. Слижем, пока она не растопится, пока не разогреется, не разбухнет, готовая к приятию. Я очень осторожен. Мужчины, которым нравится дефлорировать, должно быть, законченные деспоты. Ведь это очень торжественная мысль. Она забудет сотни своих сношений, но первое — никогда. А может, это тоже всего лишь тщеславная иллюзия?
Ну вот, теперь, кажется, путь подготовлен. Всё на мази. Сейчас. Сейчас… О-о-о!..
И тут внезапно я чувствую, что кто-то стоит у меня за спиной! От ужаса мой член скукожился до величины большого пальца.
Ирод, ах ты извращенец, скотина! Или это не он?
Я покосился в сторону. Юдит коротко вскрикнула.
Этого не может быть. Это не может быть правдой! Этого не может быть ни здесь, ни где — нибудь ещё!
Над нашими телами с самым заинтересованным видом стояла овчарка. Морда её поднималась и опускалась. Она смотрела на нас, склонив голову набок, вывалив свой язык. Она стояла неподвижно, не сводя изумлённых глаз с происходящего.
— Пёс, пошёл отсюда!
Никакой реакции.
— Сматывайся!
Я зарычал и показал ему зубы.
Он слегка наморщил лоб. И потом засмеялся. Это было отчётливо видно. Мои зубы показались ему смешными.
— Эмиль!
Это кто-то крикнул. Поскольку я всё ещё лежал на Юдит, мне пришлось вывихнуться, чтобы увидеть кричащего.
То был старый баварец в полном национальном облачении. Он издали потрясал своей тростью, призывая собаку.
— Эмиль! Ко мне, Эмиль! К ноге! К ноге!
Этот пенсионер в чулках до колен остановился в двадцати метрах от нас и не смел приблизиться, поскольку видел двух голых. А собака стояла в полуметре от нас и была расположена поиграть. Поучаствовать в наших играх. Откуда мне знать о её намерениях?
Пенсионер звал собаку всё громче, потом сделал несколько шагов в нашу сторону и позвал ещё раз.
— Эмиль! К ноге! Место!
Ничего не помогало. Эмиль не сдвинулся с места ни на сантиметр. В его глазах светилось неугасимое любопытство. Несколько даже скучающе я скатился с Юдит в сторону и оперся на левый локоть.
Рот Юдит расползся в широкую улыбку. Нашла над чем смеяться…
Теперь пенсионер решительными шагам подошёл к нам, пристегнул поводок к ошейнику Эмиля и потянул его прочь. Он не произнёс ни слова. И правильно, так оно лучше. Голова его, торчащая из национального наряда, налилась багровым цветом. На языке у него наверняка вертелось что-то, но он пред почёл прикусить его и потянул свою собаку вниз по склону.
Мы переглянулись, засмеялись и отложили начатое дело на потом в связи с физической невозможностью продолжения.
Появился Том. На лице его было написано, что он всё видел. Хотя он старался сохранять почти нейтральное выражение. Но потом его прорвало, он не выдержал и захохотал во всё горло. Прыснул, упал на колени и согнулся в три погибели.
Юдит потянула меня за руку.
— А он и правда парень что надо, твой друг!
— Я знал, что он тебе понравится. Кроме всего прочего, он может оказаться очень полезным. Сострой ему глазки — и он украдёт для тебя всё, что ты только пожелаешь…
Юдит сияла.
— Перспективы просто выдающиеся!
— Да, если подумать, наши дела фантастически хороши…



ГЛАВА 10. ШВАЙНЕБАККЕ



в которой полицейский грубо врывается в купе и приводит Хагена на грань отчаяния


На Мариен-плац топчутся чёрные, жёлтые и розовые туристы всех национальностей, местных легко узнать по оттенку охры на их одутловатой коже. Они пялятся на позднеготическую ратушу и ждут танца фигурок. Сейчас четыре часа пополудни. А это представление на башне бывает, кажется, по утрам, если я ничего не путаю… Том не знает, Юдит тем более.
Мы втроём прогуливаемся то пешеходной зоне. Глядя на множество витрин, мне так и хочется открыть собственную лавку, на которой висела бы большая вывеска с очень простой надписью: «Вещи».
— Когда я был в Мавритании, там была одна такая длинная песчаная дорога, почти что в никуда. Эта дорога пролегала мимо стены, нашпигованной разноцветными стеклянными осколками, которые красиво светились на солнце. В конце этой дороги находилась крошечная лавка, сколоченная из досок, площадью от силы в десять квадратных метров, но там можно было тупить решительно всё. Продукты, сигареты, алкоголь, газеты, стиральный порошок, инструменты. Проси что хочешь — и продавец, старый испанец, пороется в углу — и непременно извлечёт необходимое. Там на двух бочонках лежала доска, на ней я пил пиво. Я любил эту лавчонку, правда!
— Классно, где ты только не был! — сказал Том.
Я хотел бы произвести на свет двух дочерей — только ради того, чтобы назвать их Луна и Сильвана. А после этого сразу же вышвырнуть их вон.
Том всё ещё продолжает пережёвывать своё сегодняшнее поражение в супермаркете. Он снова — в который раз — в точности описывает, как это случилось, как он держал эту шестибаночную упаковку, справа на боку, прикрыв её телом, технически безупречно. Должно быть, там было установлено какое-то зеркало, которое он проглядел, или что-то в этом роде.^.
Юдит предлагает ему стащить что-нибудь очень непростое, чтобы вправить вывихнутое чувство собственного достоинства.
Мы плетёмся по Хутендубелю, это трёхэтажная книжная Мекка. Тут мало что меня интересует. Юдит листает дневник Энди Уорхолла, но он очень дорогой. Почти сто марок. Я прошу Тома украсть его. Книга высотой в тридцать сантиметров в твёрдом переплёте.
При краже книг критерии совсем не те, что при их покупке. Вместо цены, содержания и оформления обложки решающую роль начинают играть размеры, вес и возможность свернуть книгу трубочкой. Сейчас лето, под пальто не спрячешь, и мне страшно интересно, как же будет действовать Том.
Он делает это чрезвычайно просто. Он берёт книгу и идёт к выходу. Никто его не останавливает.
Мы удивлены и восхищены. Настроение Тома поднимается. Юдит благодарит его поцелуйчиком. Он вздыхает при этом нарочито громко и живописно.
После этого мы отправляемся в магазин пластинок. Я спрашиваю Юдит, не знает ли она какую — нибудь хорошую новую группу, ведь я определённо многое пропустил, хотя часто заглядываю сюда и продавцы уже нервно на меня поглядывают. Но Юдит ничего не знает о хороших новых группах. Я беру новую запись бетховенской Четвёртой симфонии и иду к стенду с наушниками. Мне дают на прослушивание две минуты, а после этого отнимают наушники. Что, разве этого достаточно?
— Тебе здесь вообще нечего делать, я же тебя знаю, ты всё равно ничего не купишь!
— Но у меня нет денег…
— Чтоб я тебя здесь больше не видел!
Парень, молодой, поджарый, с длинными волосами, выгоняет нас на улицу.
Юдит утешает меня. Том молча протягивает мне Четвёртую симфонию Бетховена в новой записи. Я, конечно, рад, но что мне делать с этой пластинкой? Ведь у меня нет проигрывателя…
— Ничего, — говорит Том. — Главное, они недосчитаются одной пластинки!
Тут он прав. К тому же он снова счастлив. Ведь магазин оборудован, в конце концов, электронной охраной, это превращает кражу в испытание на мастерство. Он блаженно улыбается. Но потом внезапно вздрагивает и сломя голову скрывается в ближайшем торговом пассаже. Я удивлённо гляжу ему вслед. И это моя ошибка.
Потому что с другой стороны ко мне подходит Хайнц. Ах да. Это сволочь. Он делает то, чего делать не полагается. И толкает меня.
— Хаген, скотина поганая, где мой фунт?
Поскольку я задолжал ему двадцать марок.
— Завтра, Хайнц, завтра!
— Знаю я твоё завтра! Ничего не выйдет! Выкладывай сейчас же!
Хайнц — бандит, и заметный. На народных гуляньях он всегда задирает иностранцев и бьёт их под дых. Он ничего не боится и собирает с миру столько ненависти, что хватило бы на всех нас. Он зверь, лишённый всякого сострадания и не щадящий даже представителей собственного вида. Он дирижирует своей жизнью в острейшем аллегро. То и дело приводя в действие ударные.
Хоть у меня и есть двадцать марок, но мне известно, что Хайнц только что условно осуждён. Поэтому сильно бить не будет. На этом лучше сэкономить.
— Ну, долго я буду ждать? Гони сюда фунт!
— У меня нет. Исчезни!
Бумм.
Вот оно. Крепче, чем я рассчитывал, и в самые зубы, за которыми я должен бдить, ведь у меня во рту три фарфоровые коронки.
Я валяюсь на мостовой. Очень больно. Хайнц, изрыгая проклятия, удаляется прочь, смахивая со лба светлые волосы. А ведь он способен иногда быть и очень милым. Как, например, недавно, когда он гулял по случаю своей последней удачи и угощал всю пивную.
Юдит смотрит на меня с нескрываемым разочарованием.
— Ты позволяешь так просто валить себя с ног?
— Да ты видела его ручищи? Это же экскаваторные ковши.
— И всё равно!
— Мы здесь что, у готтентотов, что ли? Может, я должен держать испытание на мужественность?
Юдит молчит. Я встаю перед ней и подбиваю на то, чтобы она со мной подралась. Но этого она не хочет.
Из торгового пассажа выкрался Том.
— Что, он уже ушёл?
— Почему ты меня не предупредил?
— Звиняй, я же не знал, что ты ему тоже должен…
Тккие типы, как Хайнц… если им сопутствует удача, они великодушны, широки, хвастливы, дают взаймы, платят за других. Когда их снова поджимает, они бегают за каждым фунтом.
Но Хайнц и справедлив. Двадцать его марок считай что пропали. Он никого не бьёт дважды за одну и ту же сумму. Недельки через четыре я снова могу попросить у него взаймы. Хайнц замешан во многих дурных делишках. И он очень неосмотрителен и неосторожен, рассказывает о своих проделках кому ни попади. По большей части все эти откровения прямой дорогой доходят до булей.
Мы бредём под воротами Карла.
Юдит спрашивает, почему площадь Карла называется Штахус.
— Думаю, сокращение от святого Евштахиуса…
— А что общего с этой площадью у святого Евштахиуса?
— Понятия не имею. Надеюсь, здесь он был сожжён.
Я покупаю для Юдит низку глазированных фруктов. От Хагена и от всего сердца. Но она не любит глазированные фрукты. Тогда я поедаю их сам.
Посреди Штахуса вовсю бьют фонтаны. Ребятишки бегают вокруг, мокнут и верещат.
Уже прилично жарко.
Как только становится ясно, что возобладало лето, так сразу же становится ясно, что придёт зима. В последние годы у нас были мягкие зимы. Я упорно надеюсь на климатическую катастрофу. Учёные предсказывают повышение сред негодовой температуры на десять градусов к 2030 году. Вот был бы настоящий подарок судьбы на мои преклонные годы. И тогда зимой в воздухе не замерзало бы дыхание.
В семнадцатичасовом выхлопе машин скапливается такая ярость, что фонари могли бы снова стать виселицами. Всё это железо, стоя в пробках, тупо продвигается вперёд. Совершенно бессмысленные гудки. Гнев.
«Лас-Вегас» — это большой игровой центр, полный флипперов, электронных приборов и игровых денежных автоматов.
Мы входим туда и видим кое-что интересное. В дальней части помещения стоят тридцать видеокабин с разнообразным порно, это скучно. Зато впереди всё кишит, свистит, грохочет и звенит. Яркие экраны пестрят падающими солдатами в джунглях, гориллами, которые уносят в лапах белых женщин, и просто жадными жёлтыми кругами, пожирающими синие точки. На одном экране над ландшафтом летают тарелочки, которые нужно расстрелять из лазерного оружия. Можно побоксировать с тренировочной грушей и посмотреть по шкале, какая у тебя сила удара. Можно сыграть в старомодный настольный футбол или в бильярд, а можно скоординировать посадку на Луну.
У видеокабинок служитель с ведром и веником вытирает с пола сперму. А перед кабинками — что там творится? Там стоит совершенно новый аппарат, и с дюжину взволнованных мужчин толкутся перед ним. Пойдём и мы взглянем, что там происходит. Фантастика: видео-стрип-покер — автомат!
Можно выбрать себе кого-нибудь из двенадцати женщин и двух мужчин — кого тебе захочется увидеть раздетым. И потом начинается игра: на нижнем, маленьком, экране раскладываются веером пять игральных карт. Если выпадает две «пары», то стрип-гёрл снимает с себя одну вещичку. Если выпадает меньше, она снова натягивает на себя уже снятую вещь и в дополнение говорит какую-нибудь гадость, например: «Тебе меня не видать как своих ушей, ты, дрочист-трубочист!» За «улицу» она снимала две вещи, а за «полный зал» даже три.
Молодой парень, сидящий у аппарата, терпел поражение. Он довёл было герлу уже до бретелек, но тут у него пошла плохая карта, и она принялась надевать одну тряпку за другой, обзывая его «нестояком» и «полным импотентом».
Дюжина мужиков отвечали ей тем же.
— Покажи-ка ей!
— Дай ей, сучке!
— Ну, шлюха!
Они взвинчивали себя.
Если разобраться — в трёх метрах от них стоят наготове сто двадцать восемь порнофильмов, там всего за одну марку можно стать свидетелем самых безобразных оргий, лишённых всяких табу, — получишь всё, чего душе угодно. А этот парень перед аппаратом скинул в щель од ну за другой уже шесть марок и пока не добрался даже до титек.
Что лишний раз доказывало, в чём всё дело.
— Вау!
— Да-а-а!
— Ну, сейчас мы её достанем!
Игроку выпал «королевский гнев»! Это стоило четырёх предметов одежды. Азиатская видео — гёрл посредственной внешности стянула куртку, блузку, левый и правый чулок. Ху-у! Йе-е!.. Она нас хвалит. Ах, две «пары»! Теперь ей придётся показать грудь! Хе? Каково? Ткк нет же, она снимает подвязки — куда это годится! Какая наглость! Вот гадюка!
Опять пошла плохая карта. Фильм стал прокручиваться назад. Желтокожая ветреница снова натягивает на правую ногу подвязку и говорит нам, какие мы вялые мешки. Вот дерьма кусок!
Не давать ей спуску! Разгорается дискуссия… Один выступает за то, чтобы смешать все карты, другие хотят пробиться до «улицы». Игрок выбирает первый вариант и оказывается прав.
— Победа!
— Вот она, муисики, вот она!
— «Полный зал», есть!
Нам снова везёт в игре! Три предмета одежды. Подвязка, шарф и бюстгальтер. Вот она где у нас! Тёпленькую накрыли! Отвратительные титьки, вкривь и вкось, но кого это колышет… Йух-ху-хух! Теперь мы хотим больше… мы уже так близки к последней черте!
Четырнадцать мужчин стоят у экрана, наперебой кричат, учащённо дышат и ругаются, клянут и потеют. Держат большой палец за игрока. Разочарованно стонут из-за плохого расклада и на злобную брань этой сучки отвечают поднятым вверх средним пальцем.
Несколько раз победа переходила из одних рук в другие… Бюстгальтер долой, бюстгальтер обратно на грудь, долой, обратно на грудь… Потом «тройня». Мы добьёмся, мы таки добьёмся своего! Вот-вот! Сейчас! Бумм! Трусики падают на пол. Мы смогли, мы получили, что хотели!
Все горланят, ругая эту поганую щелкну, которой на самом деле и не видно. Однако все радостно обнимаются, все в восторге от победы. Азиатка сокрушённо признаёт своё поражение. Ликование идёт на убыль. Поздравляют игрока, хлопают его по плечу.
— Отлично сделано!
— Ну и долго же она сопротивлялась!
— Потная работа, а?
Том совершенно вне себя.
— Гениальная вещь! Почему раньше до неё никто не додумался? Вот уж кто-то на ней теперь заработает!
— А да где там… быстро надоест, я так считаю.
Юдит всё это время непонимающе наблюдала за происходящим. Она думает, что мы больные.
Вероятно. Кто может судить об этом? Я нахожу это забавным. Главное — бесплатное удовольствие.
Я обнимаю Юдит и закуриваю для нас две сигареты.
— Давайте будем жить, как короли во время смуты! Сегодня трон, завтра эшафот! Гуляем! Идёмте есть пиццу! Что вы имеете против?
Юдит встречает эту мысль с воодушевлением. Том нет. Он принадлежит к тому редкому сорту людей, которые не любят итальянскую кухню. Хорошо, пойдём есть пиццу с ней вдвоём. Мы назначаем с Томом место и время встречи. По дороге Юдит вцепляется в мою руку. Такие жесты я уже почти забыл. От этого во мне начинают посверкивать мелкоромантические молнии.
Что-то во мне пробуждается и прислушивается, что-то, спавшее долго, тяжело и без сновидений. Это что-то выпрямляется и размышляет, то ли ответить стучащему, то ли без памяти повалиться назад, в старые, пропитанные потом простыни.
Мы идём вдоль Солнечной улицы и сворачиваем налево. В Мюнхене есть целая сеть пиццерий, неправдоподобно дешёвых, и по большей части то, что в них подают, можно даже есть. Но зато там всегда полно народу, а обслуживание просто ниже всякого свинства. Приходится долго ждать, а официанты все как один заносчивы, повадились разговаривать в самом беспардонном тоне, а если вздумаешь пожаловаться, грозят тут же вышвырнуть тебя за дверь.
Мы сели за столик на улице, на тенистой террасе с видом на многоэтажную автопарковку, и заказали.
Полпива стоит всего две марки. Зимой сюда часто приходят бродяги, чтобы просидеть часа три в тепле за одной-единственной чашкой кофе.
Юдит играет вилкой и рисует фигуры на красной скатерти.
Я должен отгадать, что она рисует.
— Ракета?
— Нет, дом. А это?
— Хм… Динозавр?
— Почти. Носорог.
Под столом наши ноги встречаются. Похотливая судорога пробирает всю мою нервную систему; между нашими взглядами клубятся удушливые волны желания, словно аромат токования уличного сброда. Она так чудесно беспомощна, так неиспорченно неспособна плести драматургический узор эротической ситуации… поэтому вдруг ни с того ни с сего спросила меня, каких политических взглядов я придерживаюсь. Меня об этом не спрашивали лет десять, и я был рад, что не спрашивали. Что тут можно ответить, кроме того, что горизонтальная лево-правая политика своё отслужила и заменяется на верхне-нижнюю, северноюжную; но я отграничен от политики, я не хочу выстраивать себя ни по вертикали, ни по растру, нет. Она немедленно называет меня циником, но она неправа. Всё что угод но, только не это, а чтобы не расковыривать дальше кратер недопонимания и разночтений, я бесстыдно меняю тему.
Приносят еду. Мы долго сидим на этой террасе и подставляем себя свету, пока небо окончательно не чернеет.
Юдит начинает говорить о себе лишь через силу, неохотно. Она рассказывает о своей виоле, которой ей так не хватает. О своём домашнем животном — толстой морской свинке, о которой теперь некому позаботиться.
Истории о её родителях мне совсем не хочется слушать. Мы все не что иное, как экскременты наших родителей. Я не хочу об этом вспоминать.
Нет, её никогда не били. Защищённая, оберегаемая юность. Занятия балетом. Отец чиновник. Мать содержит в порядке отдельный дом и печёт сложные пироги. Когда я спрашиваю, почему она сбежала, она становится в тупик. Оказывается, ей всё действовало на нервы… Кажется, её обижает, что её прошлое меня мало интересует, потому что я скучающе прихлёбываю пиво. У неё выработался комплекс неполноценности на том основании, что она мало пережила.
— Ещё успеешь, — утешаю я её.
— Надеюсь.
Она цитирует песню её любимой группы, «Рухнувшие новостройки», в которой есть слова: «Без опасности нет красоты…».
— Ах да! Старый трёп! Жизнь, полная опасностей, — это, мол, круто! Да это дерьмо несусветное — жить опасно! Ты это поймёшь довольно скоро.
— Но ведь живёшь же ты опасно!
— Я? Как бы не так. Это бывало разок-другой. Все мои отношения вполне упорядочены.
Все, за исключением Ирода, думаю я после этих слов. Но я не хочу её тревожить.
— И когда ты жил опасно?
— Хм-м… Например, когда сбежал из дома и попал в одну прессовальную труппу С этой труппой мы повергли в трепет всю Северную Германию. Вначале мы звонили в двери и предлагали наши журналы. Потом мы просто заглядывали под коврики у дверей, не лежит ли там ключ от двери. Ткк и оказывалось в среднем у каждой четырёхсотой квартиры. Её-то мы и опустошали, а награбленное сбывали в другом городе. Одежду д ля себя мы брали в чужих бельевых подвалах. Були взяли наш следиуже наступали нам на пятки… Это было так опасно, что я отошёл от дел и вернулся назад, в Мюнхен. Самое удивительное было то, что к нашей труппе прибились две женщины, они спонтанно лишились своего наёмного жилья и потеряли работу и как-то сели в наш автобус-фольксваген. Одна была продавщица, другая потаскуха. Я никогда бы не подумал, что можно быть такими падкими на приключения…
— Ну, вот видишь, то же самое и я говорю! Ты хотя бы пережил кое-что!
— Я голодал. Гораздо сильнее, чем теперь. От этого опыта я бы предпочёл отказаться, он не дал мне ничего хорошего.
— Не верю! Ты доволен, что всё это пережил!
— Я пережил куда более интересные вещи, не подвергаясь при этом никакой опасности, и у меня при этом было что жрать.
— Но я-то, во всяком случае, ничего такого и близко не испытала. А вот сегодня, в противо положность моей прежней жизни, я и труп видела вблизи, и кассирша из супермаркета за нами гналась.
— Вдобавок ко всему ты чуть было не лишилась девственности.
— Ах да! И это тоже.
Мы расплачиваемся. Каждый за себя. Потом мы направляемся в сторону Главного вокзала.
Она забыла в ресторане свою книгу, а я мою пластинку. Да и пусть…
У выхода на перрон, перед упорным брусом, стоит Том. И все остальные члены семьи. Просто так совпало, чистая случайность. Обычно мы здесь регулярно толчёмся только зимой, крыша вокзала защищает нас от снега.
Юдит испуганно вздрагивает.
— Но здесь же опять эти типы, которые тогда взяли меня в оборот!
— Да. Но теперь ты не сама по себе, ты со мной. Никто не будет к тебе приставать.
Фред, завидев Юдит, приходит в ликование:
— Девочка-эльф! Мисс Матрац! Вот так хохма!
Я грубо отталкиваю его от неё. Он огорошенно смотрит на меня, потеряв дар речи, а потом начинает смеяться.
— Хе, люди, смотрите-ка! Хаген влюбился! Он хочет затеять со мной драку!
Оставь её в покое, в противном случае я за себя не отвечаю!
— Ну хорошо, ты, счастливчик, но можно я разок за вами поподглядываю, а?
Я молчу. Может быть, если дело до этого вообще когда-нибудь дойдёт…
— Иди сюда, Хаген, ну, не сердись, выпей пива! Ты уже слышал, что Эдгар погиб?
— Как?
— Повесился. Для этого он взобрался на Китайскую башню. Про это напечатано крупным шрифтом в вечерней газете!
— Неужто он убил Лиану?
— Понятия не имею. Про это там не было написано.
Я чувствую какую-то болезненную муку внутри между висками. Бью себя по лбу. Два раза, три раза. Постепенно проходит.
Мы надолго застреваем за жёлтыми круглыми столиками вокзальной забегаловки. Юдит разговаривает с Лилли. У Меховой Анны с губ свисают верёвки слюны.
Том подталкивает меня:
— И хорошая новость: чёрных шерифов упразднили!
— Что, серьёзно?
— Да. Хотят теперь попытать счастья с синими шерифами.
— Всегда что-нибудь новенькое.
В некотором отдалении мимо нас в своей тесноватой униформе проходит Швайнебакке. Я становлюсь так, чтобы загородить от него Юдит. Не хочу, чтобы он её видел.
Швайнебакке — самый гадкий, гадейший из всех вокзальных булей.
Зимой, когда мы появляемся на вокзале, в отапливаемом помещении зала ожидания или хотя бы на защищённом от ветра углу у автоматических сейфов камеры хранения, он любит нас погонять. Летом ему всё равно, летом он не может сделать нам особых гадостей, поэтому и не подходит к нам. Такой он подлый. Он пускает свою дубинку в ход только тогда, когда наши кости становятся хрупкими от холода.
Зима — это ад, а Швайнебакке — сатана в этом аду. Подробности в его описании я опускаю. Сама его фамилия красноречиво говорит за себя. Сейчас он идет, зыркая по сторонам своим инспектирующим взглядом, одёргивает мундир, поправляет своё переговорное устройство.
Ещё пять месяцев — и он до нас доберётся. Так он, наверное, думает. Зимой я его убью.
Юдит быстро напивается. Она ещё не привыкла.
Голуби взлетают под чёрную крышу и оттуда низвергаются на крошки на полу.
Люди с чемоданами. Люди с пакетами. Прибывающие и отходящие поезда.
К нам подошёл парень, который четыре года назад якобы состоял в нашей семье. Теперь на нём куртка и золотая цепочка. Он иногда заходит сюда и выставляет всем нам по пиву. Волосы у него редкие, просвечивающие насквозь и отчётливо выраженный двойной подбородок. Всякий раз он выступает с одним и тем же монологом, а мы все благоговейно внимаем.
— Да, видите, я тоже был среди вас — равным среди равных. И я не стыжусь этого. Как раз наоборот. Тот, кто побывал, как я, на самом дне… Вот, Фред, поди, принеси ещё шесть банок… да, а потом я снова получил работу, на конвейере в «БМВ». Не прошло и двух лет, как я стал старшим рабочим, десятником! И — вид ите-я могу позволить себе в месяц израсходовать четыре-пять сотен марок только на бордель, так почему бы мне время от времени не заглянуть сюда, к вам? Потратить двадцатку вам на пиво — что мне, жалко, что ли?
Мы все одобрительно киваем и с восхищением взираем на него. Только Юдит презрительно кривится.
Благородный жертвователь продолжает:
— Ну, вот — что уж такое двадцатка! А меня никто не упрекнёт, что я жадный, правильно? Я с удовольствием с вами разговариваю! У вас нет «капусты». А у меня есть. И получается, что это просто само собой разумеется, что я потрачусь на два-три круга пива! Иначе я сам себе казался бы ничтожным и скупым! Разве не так?
О да, мы все чокаемся за здоровье этого великого человека, этого феникса из дерьма. Только Юдит нас не поддерживает. Вид у неё гневный и презрительный.
Но монолог, кстати, ещё не закончился.
— Сегодня я прочитал в газете про Эд гара. Ведь я его хорошо знал… Это всё можно было заранее предвидеть, не обижайтесь на меня. Может быть, вам всем стоит призадуматься — не отказаться ли и вам от попоек. Я вам говорю — не так уж это и трудно! Я сам оставил это занятие. А почему? Я увидел себя в зеркале, и мне стало тошно. От самого себя. Манфред, сказал я, дела у тебя ещё не совсем плохи! Но времени у тебя осталось не так уж много. Завтра может быть поздно. А силы тебе нужны прямо сегодня, сейчас.
Мы заворожённо смотрели ему в рот, полные благоговейного трепета. Фред показывает ему пустые банки и получет деньги ещё на один круг.
— Да, я признаюсь, в первые дни мне пришлось туго. Но потом, через неделю, я был та-а-ак горд собой… Я мог отправиться в бордель с гордо поднятой головой, не стыдясь себя перед остальными посетителями. Я вам говорю — на «БМВ», на конвейере, там всегда есть работа. Тяжёлая работа, да, но…
— Меня от вас тошнит!
Ой-е!
— Что?
— Меня от вас воротит, вы, сверхдыра от жопы!
Юдит говорит всё это ему прямо в лицо. Я тяну её в сторону, прилагая немалую силу.
— В чём дело, Хаген?
— Сейчас же прекрати поливать его дерьмом!
— Почему?
— Этого человека, которого ты назвала дырой от жопы, мы все знаем. Бедная свинюшка. которая приходит сюда онанировать! Но приходит он довольно часто, и мы тут пьянствуем за его счёт. Это всё, что можно извлечь из этой ситуации!
— Но это же оппортунизм!
— Глупости! Ты ещё ребёнок. Дитя неразумное! Не надо здесь демонстрировать свою гордость и честь и что там ещё, в противном случае ты становишься с ним на одну доску!
— Ты меня не убедил!
— Женщина, откуда ты свалилась? Чего мы добьёмся, если скажем ему, что он всего лишь глупая дырка от задницы? Он всегда найдёт кого — нибудь ещё, кому сможет читать свои проповеди! Без оргазма он домой всё равно не вернётся!
— Тогда он, должно быть, счастливый человек, да?
— Может быть! Да-а, пожалуй, он счастливый человек!
— Так вот как выглядит счастливый человек!
— Возможно! Может быть, мы вообще не имеем права брать у него больше, чем это его пиво!
Мы орали друг на друга так громко, что на нас все оглядывались. А на шумном вокзале это можно расценивать как настоящий фокус.
— Тебе предстоит ещё многому научиться! За такие выходки, как эта, можно свободно получить от Фреда по морде! Уж он-то не позволит так запросто лишить его дармового пива!
Юдит постепенно успокоилась. Но ещё дрожала. И сказала, заикаясь:
— Ну и что — ну и получу по морде. Это же моя морда!
— А это — наше пиво! Держи себя в рамках, пока ты среди нас новенькая. Веди себя тихо, только смотри и слушай! Здесь действует совсем другая этика, отличная от той, которую ты вычитала из романов. Понятно?
Она взволнованно растирает себе правое ухо и долго пыхтит.
— О’кей.
— На самом деле о’кей?
— Да.
— Мне очень жаль, что мне пришлось на тебя накричать.
— Ничего.
Она быстро успокоилась. Мы слоняемся от одного утла зала ожидания до другого. Делаем привал на багажных весах, идём сквозь яркие огни Шиллер-штрасе с её секс-шопами, возвращаемся назад, стоим в зале с багажными тележками и контейнерами для вагонов-ресторанов, нас оттуда прогоняют, мы идём вдоль железнодорожного пути, пока не кончается вокзальная крыша над перроном, смотрим на множество рельс, которые разветвляются, смотрим на зелёные и красные огни над путями, рядом с силовыми проводами. В здании радиоузла постепенно умирает освещение.
Неподалёку от нас ждёт отправления поезд на Рим в 23 часа 20 минут, с одиннадцатого пути. Он отправится через сорок минут. Юдит поднимается в вагон первого класса, который ещё совершенно пуст. Кресла в купе можно сдвинуть вместе, превратив их в лежанку. Мы валимся на неё, ласкаемся и задёргиваем штору на стеклянной двери.
При мысли о Риме я становлюсь сентиментальным. Юдит тоже.
— Ты меня любишь? — спрашивает она.
— В следующий раз спроси меня об этом через десять лет.
— Хочешь, сделаем это здесь? Прямо сейчас?
Я выглядываю в окно, смотрю на часы. До отправления ещё тридцать минут. Ну, хорошо. Юдит стягивает свою майку через голову. Она вдруг заторопилась. В купе темно, лишь немного коричневатого света проникает из коридора сквозь ткань шторы.
— Я чувствую что-то, чего ты не видишь, и оно становится твёрдым!
— Дурачок! Это не эротично!
— Нет?
— Иди же, наконец, ко мне!
Она принимает меня в свои объятия и покусывает мочки моих ушей. Я чувствую полное расслабление и покой — похоти в этом ощущении почти не остаётся. Мир колышется над нами, несёт меня, словно на крыльях. Она дирижирует моим членом между её ног. Чувство такое, как будто только что было подписано перемирие. Как будто тридцатилетний человек дожил до окончания тридцатилетней войны. Наконец-то.
Наконец-то это произойдёт. Тук-тук.
Кто-то стучится в окно.
Мне следовало бы задуматься об этом раньше. Уж если фатум не хочет чего-то, то он и не допустит этого. Кто стучит — это Том? Ну я ему сейчас задам.
— Эй, Хаген!
О нет…
— Быстро, Юдит, одевайся и удирай что есть мочи! Быстро! Беги и не оглядывайся! И ни о чём не спрашивай!
Она подчиняется. Но уже слишком поздно.
По коридору вагона уже громыхает Швайнебакке.
Я как раз только успел натянуть штаны, как он повернул выключатель.
— Ну, взгляните-ка на них! — восклицает он, ухмыляется и втискивается в купе.
Не надо было мне выбрасывать опасную бритву. Сейчас бы я нашел ей применение. Совершенно точно.
— Я полагаю, хоть и с великой неохотой, что у вас нет билетов на этот поезд? Или я не прав?
Юдит делает храброе лицо и хочет проскользнуть мимо него. Он хватает её своими толстыми, волосатыми пальцами.
— Ну-ну, юная фрау, куда же вы?
Юдит колотит его кулачками. Над этим он только посмеивается.
Я плюю ему под ноги. Он грозит мне.
— Следовать за мной! Руки за спину!
— Эй, послушай, Швайнебакке, неужто это так необходимо, а?
— Не называй меня Швайнебакке! — ревёт он, разбрызгивая целый фонтан слюны. Отвратительно. — Что необходимо, а что нет — с этой минуты решаю я!
Он достаёт из-за пояса наручники и приковывает нас друг к другу. В этом жесте есть что — то красивое. Я делаю Юдит быстрый поцелуй, но не попадаю, мой поцелуй соскальзывает с её щеки. Швайнебакке пинает меня под зад и толкает нас по коридору к выходу из вагона, потом через зал, держа наизготовку свою дубину. Боже мой, как он важничает! Видимо, насмотрелся вестернов.
Все на нас пялятся.
Том в ужасе раскрывает рот. Фред застыл с сомкнутыми губами и белыми кулаками. Лилли вздыхает. А Метис подходит и бежит рядом с нами.
— Хаген, что случилось? Швайнебакке, что ты делаешь?
— Не зови меня Швайнебакке, ты, дрянной негр! Скоро я и до тебя доберусь!
— Я горжусь тем, что я метис!
Бакке ничего на это не отвечает. Он гонит нас к двери вокзального отдела полиции и захлопывает эту дверь перед носом у Метиса.
Судя по всему, он замышляет что-то великое. Я с интересом жду, как же он всё это обоснует.
Старое пугало в униформе, отдалённо смахивающее на бабу, — он отстёгивает от меня Юдит и уводит её за дверь с матовым стеклом. Мне хочется крикнуть Юдит вдогонку: «Я люблю тебя!
Не сомневайся!» Но только не при Швайнебакке, я не хочу, чтобы он это слышал. Нет.
Он указывает мне на стул и усаживается напротив меня. Судя по виду, он на вершине блаженства.
— Ах, Хаген… сказать по правде, я думал, что доберусь до тебя только зимой…
— До зимы ты не доживёшь! В этом я тебе клянусь!
— Очень хорошо! Поговори мне ещё!
Я умолкаю.
— И развратные действия с малолетней… Она же ещё ребёнок, ты, козёл!
— Понятия не имею, сколько ей лет.
— Неважно. Ты её трахал. Да, ничего не проходит даром.
— Я её не трахал. Хотя сожалею об этом.
— Серьёзно?
— Да.
— Слушай, Хаген, ты у нас поистине трагическая фигура.
— Я знаю, знаю…
Он противно смеётся.
— Ну, хорошо. Давай будем подсчитывать. Целенаправленное отчуждение вокзального имущества. Нахождение в вагоне без билета. Загрязнение купе…
— Что?
— Ты же прямо передо мной плюнул на пол! Сам виноват! Штраф на очистку составляет сто пятьдесят марок. Есть у тебя такие деньги?
Вопрос даже не стоит ответа.
— Ну, вот. Угрозы служащему при исполнении, сопротивление при задержании. И это уже в который раз… Хаген, думаю, в следующий раз я увижу тебя только зимой.
Над моей головой медленно крутится вентилятор.
— А к твоей малышке я приступлю прямо сейчас. Моя коллега пока что устанавливает её личность. Если ей ещё нет шестнадцати, то я тебе не завидую!
— То есть?
— Вы трахались. Я это ясно и недвусмысленно видел!
— Я бы возненавидел тебя в пыль и пепел, если бы это не было пустой тратой энергии!
— Послушай, Хаген!..
Он наклоняется ко мне через стол и шепчет:
— Мы могли бы с тобой разойтись по-доброму. Но для этого ты должен быть мёртвым… пойми это! Почему ты снова и снова здесь ошиваешься? Таких подонков, как ты, я отсюда повымету! Это мой вокзал! Я держу его в чистоте! Вали отсюда подальше, и тогда ты можешь быть спокоен!
Как это просто для него! Он застёгивает свой тёмно-синий мундир и шипит сквозь зубы какой — то странный звук.
— Я отправлю тебя на Этт-штрасе. Увидимся уже у судьи. А сейчас я должен позаботиться о девушке. На неё хотя бы смотреть приятно, не то что на тебя.
Я топаю ногой, не контролируя себя.
Он широко ухмыляется и подписывает препроводительные документы. В помещение входят були в зелёном, забирают меня и ведут в полицейскую машину.
Я имею против полицейских не больше, чем против булочников, мясников и всех остальных граждан, это было бы грубым заблуждением, но ведь у торговца цветами на углу всё-таки не столько возможностей продемонстрировать мне своё непонимание.
А ведь всё могло быть так красиво!
В зелёно-оранжевом свете вокзала, в запахе европейских городов, которые хранят в себе прибывающие поезда, в той стороне, у ящиков и юрких электрокаров, у деревянных складов, где хранят товары и грузы, — вот где нам следовало бы сделать это, с больными голубями у нас над головой, с пыхтением металла, с испарением ржавчины, влажного картона и рассыпанного повсюду стиропора. Оттуда мы могли бы сбежать в любую минуту. Но нет, мы сами забрались в ловушку… идиоты! Надо было держаться поосторожнее. Злой рок подстерегает повсюду. До тошноты, до рвоты. Ведь много ли нам было надо? Лишь бы звёздная и тёплая ночь — и всё. Это сильная штука!
Полицейский чёрный воронок кружит по кольцу старого города.
Остановился на углу Этт-штрасе и Лёвенгрубе, у центрального полицейского отделения — четырёхэтажной зелёно-коричневой коробки. Знакомой мне вдоль и поперёк.
Уже слишком поздно быть важным; допрашивать будут только завтра.
Клетка вполне обжита и населена. Тут уже сидят пятеро красно-винных бродяг с червивыми бородами, самого жёсткого сорта, они здесь уже свои, как дома. Их нельзя принимать всерьёз.



ГЛАВА 11. МОМБАСА, КЕНИЯ



в которой мальчик с его родителями претерпевает отпуск благосостояния, а серебряные ящерицы теряют всякий страх


Самолёт был чёрно-бело-полосатый — наподобие зебры Мальчик сошёл по трапу одним из первых.
У подножия трапа топтался фотограф и щёлкал каждого выходящего пассажира, чтобы потом недорого продать ему фотографии.
В Кении было жарко и влажно. Перепад температур по сравнению с январской в Германии составлял пятьдесят пять градусов Цельсия. Одну пожилую женщину хватил удар, и её унесли в отель на носилках.
Было шесть часов утра, и мальчик с любопытством осматривал всё окружающее, больше всего радуясь виду первых пальм. Здание аэропорта было построено в основном из стекла и выглядело не очень импозантно. Четырнадцатилетний подросток держал в руках книгу в розовой обложке, она называлась «Тропик Рака». Он прочитал её за двенадцать часов полёта, и она изменила его. Теперь он достал из кармана своей куртки следующую книгу. Родители сделали ему на этот счёт резкий выговор.
Ведь читать он мог бы и дома, для этого не нужно было предпринимать такую дорогостоящую поездку! И они указали ему на негритянских детей, которые стояли на краю дороги и махали руками около своих убогих тростниковых хижин и погасших костров.
Автобус громыхая объезжал один отель за другим, высаживая гостей. Курортная местность располагалась к северу от Момбасы, довольно далеко от города. Мальчики-бои из отеля с бонбоньерками на голове подхватывали багаж и уносили его в номера.
Большинство новоприбывших сразу бросились в ресторан, чтобы не пропустить завтрак.
Ломтики ананаса казались невероятно свежими и прохладными. Большой буфет ломился от яств, можно было набирать себе чего хочешь и сколько душе угодно. Помимо яичницы-болтуньи, колбасы, сыра, джема, мюсли и других обычных для завтрака блюд здесь был котелок с горячими равиоли.
Отель стоял на склоне, в двадцати метрах от пляжа и весь был уставлен гигантскими растениями в кадках. Он относился к высокой ценовой категории: тут были величественные залы длинные крытые галереи, много зеркал, искусные настенные барельефы и кондиционер с подстраховочным агрегатом на всякий случай.
Кормили по-европейски. При отеле было пять баров, которые назывались по своему цвету.
У Красного бара по вечерам собирались шлюхи. Пляж был белый, из мелкого песка, больше похожего на гипс, а море такое тёплое, что плавать хотелось только в охлаждённом бассейне. Там на краю бассейна на разогретых плитках лежали длинные — до сорока сантиметров длиной — ящерицы, неподвижные и преисполненные царственного достоинства Они не давали себя спугнуть, кичась правом старших.
По утрам на балконы запрыгивали обезьяны — капуцины и воровали всё, что только могли ухватить, в том числе спёрли три загранпаспорта. И зачем они им только понадобились?
Любой негр может сказать по-немецки одну фразу, ну хотя бы: «Бекенбауэр-Брайтнер — Мюллер» — и ещё одну: выпрашивая чаевые.
А все туристы, в свою очередь, овладевали формулой приветствия: «Джамбо! — Бахари! — Мъусури сан!», что означало примерно одно и то же: «Добрый день!»
Мальчик выучил и другие слова на кикуйю и суахили и даже записал их себе в записную книжку. Родителям он сказал, что это французские слова а для маскировки над некоторыми гласными поставил акцентные знаки свойственные французскому языку. Они удивлялись и хвалили его, что он наконец-то взялся за ум и не забывает школьные предметы.
Кенийские сигареты стоили в пересчёте на немецкие деньги тридцать пфеннигов за пачку. Были действительно хорошие сигареты с фильтром под названием «Rooster», а были и «Jumbo», от которых самое позднее после трёх затяжек зеленеешь и валишься с ног.
Этих мальчик взял две пачки — специально для попрошаек на школьном дворе во время перемены.
Далеко от берега, там, где цвет морской воды переходит из бирюзового в синий над поверхностью торчит остов затонувшего танкера, повернувшись ржавым дном в сторону пляжа.
Мальчик помнил один чудесный рассказ Хемингуэя примерно о таком же остове затонувшего корабля и собирался как-нибудь сплавать к этим руинам Но так и не собрался, потому что рассказ об этом был уже написан.
После обеда в одном из залов отеля играли в бинго. Мальчик несколько раз пробовал сыграть, но никогда не выигрывал. Можно было подумать, что эта игра задумана специально для старых тёток. Те постоянно выигрывали.
Один из чернокожих служителей на пляже, отвечавший за сохранность лежаков, рассказал мальчику, что учился в Париже на отделении экономики и хозяйства. На недоверчивые вопросы мальчика он сорвался с места, убежал и вернулся со своим дипломом.
Он объяснил, что чернокожему в Кении очень трудно получить хорошую работу. Мальчик угостил его рюмкой водки.
Родители постоянно фотографировались и фотографировали — и так плохо, что это могло только испортить воспоминания.
Они записались также на все мыслимые экскурсии — на поездку к Килиманджаро, на сафари, на сплав по реке — мимо усталых, малорослых крокодилов, — на поездку в стилизованную деревню аборигенов, где специально для туристов устраивались трёхчасовые шоу-программы разномастного фольклора, на ночь у костров.
Чаше всего мальчику не удавалось от этого отвертеться. Он плёлся за своими родителями говорил мало, больше наблюдал за туристами, чем за аттракционами, на которые их возили А на требования выглядеть воодушевлённым реагировал с большой порцией сарказма.
При этом ему очень нравилось в Кении Там было тепло.
Родители утверждали, что им приходится из — за него терпеть такой стыд, что лучше было бы провалиться сквозь землю. Они говорили об этом так часто, что давно уже могли бы достичь центра Земли.
Ночами мальчик выходил из своей комнаты в отеле, ложился под пальмой смотрел на звёздное небо и пил вино. Всё лучше, чем кататься на лыжах, думал он.
То обстоятельство, что ежегодную поездку в горы для катания на лыжах на сей раз удалось заменить на такое дальнее путешествие, базировалось на троице ипостасей: во-первых, повысили офицерское денежное довольствие отца, во-вторых, сократили сумму карманных денег сына, а в-третьих, благодаря святому духу Пенни-маркета — сети супермаркетов, в которых продавались очень дешёвые сорта хлеба. Сама мать явила собой хозяйственное чудо. Несмотря ни на что, так и оставалось загадкой, как ей всё-таки удалось собрать средства на утоление своей мании путешествий.
Как бы далеко мальчик ни уходил вдоль по пляжу, из зоны отелей удалиться не удавалось. Они стояли на побережье один за другим, бесконечной чередой. А сама Кения скрывалась где-то в глубине материка.
Однажды утром на берег вынесло труп утопленника-курортника. Он был уже изрядно раздут и послужил угощением на праздничных пирах разнообразных морских тварей.
Мальчик видел его на расстоянии метров в тридцать. Ближе подойти он не отважился. Он стыдился собственного страха.
На пляже промышляло множество торговцев, которые продавали со своих лотков, висевших на животе, наручные часы, платки, аудиокассеты и гашиш. Мальчик купил последнего на десять марок и ночью курил у моря, у кромки шелестящих набегающих волн. Он не ощутил никакого особенного действия и чувствовал себя обманутым. Но светящаяся пена, которую выбрасывала на берег волна, но тёплая гладь скал — они почти опьяняли его.
Однажды во время отлива мальчик с отцом забрели далеко в мелководье. И нашли крупную раковину, жёлто-коричневую, а местами даже отливающую синевой; с одного конца она была заострённой с другого — округлой Между створками таилась живая мякоть. Когда они вернулись на берег, какой-то негритёнок выпросил у них эту раковину. Они не знали, на что она ему, но он так умолял, что они отдали.
Мальчишка на вид не старше восьми лет, раз пятьдесят со всего размаха бросал раковину в песок, пока бедное существо не покинуло своё убежище. Оно лежало на солнцепёке — белая подрагивающая плоть. Негритёнок вернул раковину отцу, рассыпаясь в нижайших благодарностях, а потом взял мякоть, ополоснул от песка и съел Судя по его виду, вкус у неё был отменный.
Как в любом путешествии, родители мальчика вскоре нашли другую супружескую чету, с которой они обменивались впечатлениями об увиденном и о своих прежних поездках. Мальчик был обязан присутствовать при этих разговорах Ему вдалбливали в голову две обязательные вещи: во-первых, со всеми взрослыми он должен был держаться мило и любезно, а во-вторых, он должен был молчать, когда взрослые разговаривают Получалось, что он всё время молчал. Не желая понимать, что, когда к нему обращаются, он должен отвечать вежливо, громко, отчётливо и доброжелательно.
Это влекло за собой ужасные сцены, и родители от стыда снова проваливались в подземное царство километров на пять в глубину.
Он узнал о Кении кое-что ещё, незапланированное — благодаря одной случайности Все, кто купался в бассейне, подхватили какой-то ушной грибок. В том числе и мальчик. Когда боли стали нестерпимыми он поехал на местном рейсовом автобусе в Момбасу, разжившись у отельного портье адресом одного индийского врача.
В автобус набилось не меньше ста пятидесяти человек. Они висели на дверях, сидели на крыше, крепко вцепившись во что придётся, и стояли на заднем бампере.
Некоторые негритянские матери держали своих младенцев над головой, чтобы их не раздавили Мальчик мог пошевелить пальцем, но не очень, и чуть не задохнулся.
Он был единственный белый во всём автобусе и единственный пассажир, который потел, недовольно кривил лицо и стонал, когда дребезжащий автобус подбрасывало на ухабах.
Когда они улетали на родину, туристов тщательно обыскали Один из аэропортовских полицейских вытащил у него из кармана брюк на глазах у родителей две панки сигарет «Jumbo» и понюхал, не набиты ли они гашишем. За год до этого мать нашла в его школьной сумке коробку табаку, задала ему реальную трёпку, а потом ещё позвонила отцу, на которого взвалила всю вину за то, что его сын стал таким пропащим субъектом. Отец тогда находился в командировке, но всё бросил и приехал домой чтобы позаботиться о воспитании своего отпрыска. Отец сел в машину, ехал четыре часа подряд, явился — понятное дело — во взведённом состоянии, всыпал сыну вторую трёпку и тут же уехал назад в командировку, изрыгая проклятия.
Мальчик вспомнил об этом, поднимаясь по трапу в самолёт Он подумал также и о том, что, когда они оставались с отирм вдвоём, ему запросто разрешалось выкурить сигарету. Но если бы это открылось, отец неделю не мог бы показаться дома.
В Кении тогда на самом деле было очень тепло.
И когда самолёт взлетел, мальчик подумал: ничего, осталось потерпеть ещё три с половиной года.



ГЛАВА 12. ГИБРИДНЫЙ ГИГАНТ



в которой Хаген заключает сделку с прагматичным комиссаром, а после этого запевает гимн мести


Я кашляю. Комната номер сто пять? Что-то знакомое. А, ну да, так я и думал! Меня поджидает с угрюмым взглядом Шандорф. На лице у него вторник, половина девятого. Если рассматривать нос как минутную стрелку, правый глаз — как часовую. Но сейчас так оно и есть: вторник, половина девятого. Левый глаз Шандорфа уже открылся. Он комиссар обходительный, предлагает мне кофе и сигарету. От этого я начинаю кашлять ещё сильнее.
Шандорф в своём кожаном галстуке и жёлтом вязаном пуловере похож на яппи из брокерской среды. Его глаза за прямоугольными очками без оправы хотят казаться умными. Он медленно пускает взгляд кружить по всему помещению, по сужающейся спирали, пока не упирается в сидящего напротив. Занайтовил. Шандорф никогда не переходит сразу непосредственно к делу.
Он отсылает молодых полицейских куда-то неподалёку и изображает передо мной своего парня.
— Итак, я просто не знаю, как это тебе удаётся — постоянно попадаться в руки Бакке…
Он говорит мне «ты»! И он называет Бакке Банке. Но, может, Бакке действительно зовут Бакке, а приставка Швайне — к его фамилии — всего лишь прозвище? Всё возможно… Вот Шандорф почесал лоб. Потому что на него села муха. А вот он располагается в своём кресле поудобнее, чтобы расслабиться.
— Где Юдит? — спрашиваю я.
— Кто? Девушка? Её отослали восвояси. Самолётом.
Он примирительно помешивает ложечкой свой кофе.
— Ну, так что там у нас — вот у меня заявление от Бакке. Видимо, он и впрямь решил с тобой разделаться… Чего он тут только не понаписал! Ну да… но это не в моей компетенции… этим пусть занимаются другие специалисты…
Он выставляет свой гладко выбритый подбородок навстречу солнечным лучам, которые веером пронизывают помещение.
— И что же там?
— Давай, Хаген, не прикидывайся дурачком! Я прагматик, тебе это хорошо известно. Мне нет никакой выгоды с того, что ты из-за каких-то детских шалостей залезешь в карман городской казне и сядешь на казённый кошт!
— Отлично! Спасибо вам! Я могу идти?
— Сидеть!
Он хлопнул в ладоши, сложил их вместе перед лицом и принялся грызть ногти больших пальцев.
— Тебе ведь известно, что такое прагматик? Или не очень?
— Может быть, это человек с манией преследования?
— Не совсем.
Теперь он полизывает время от времени свой указательный палец.
— Видишь ли, Хаген, мне нужны кое-какие мелочи.
— Какие именно?
— Например, возьмём недавнее нападение на бензоколонку на Дитлингер-штрасе. Кто это сделал?
Ах, вот оно что! Это сделал Хайнц. Но Шандорфа это не касается.
— Понятия не имею. Я не нападаю на бензоколонки.
— Я знаю, ты не ездишь на машине! Ты у нас — я бы тебя разместил в рубрике «безобидные». Хочешь и дальше оставаться на этой полочке?
— А это даёт какие-нибудь налоговые послабления?
— Ну, хватит!
— Но что делать, если я правда ничего не знаю…
Шандорф прихлёбывает свой кофе.
— Тогда вот ещё у нас налёт на меховой магазин в Богенхаузене, от седьмого мая…
Но про это я и в самом деле ничего не слышал.
— А как насчёт нападения на рассыльного, который разносит денежные переводы? Это было первого июня. — После паузы он добавляет: — Тоже типично дилетантская работа.
— Даже ни проблеска подозрения.
— Не будь таким упёртым! Ты же слоняешься по миру с открытыми ушами!
Он слегка приподнимается в своём кресле и протягивает мне ещё одну сигарету. Я беру её себе про запас, сейчас я и без того кашляю.
— Ну что, мне всё вытягивать из тебя клещами? Кого ты хочешь покрыть? Они же все на поверхности, голубчики, мы их так и так скоро поймаем!
— Тогда для чего вам нужен я?
— Моя доброта имеет пределы!
Он вскакивает со своего кресла и ходит по комнате широкими шагами. Деревянные половицы угрожающе скрипят.
— Я сделал тебе достойное, честное предложение! Если ты думаешь, что я буду возиться здесь целый день со всяким сбродом вроде тебя, ты здорово просчитался! Тебе придётся провести ближайшие месяцы в Штадельхайме, понял?
Сейчас я должен что-то срочно придумать, такое, что его бы удовлетворило…
— Хе, Шандорф! А вы знаете Лиану?
Кажется, это мой последний шанс.
— Какую ещё Лиану? Ах, ты имеешь в виду ту, что недавно накрылась?
Значит, я попал в яблочко. В своё собственное сердце. Повеяло холодом, и это не упокоивает, Господи, душу раба Твоего.
— Накрылась?
— Да-да. Три дня назад, на Розенхаймер-плац. Ты имеешь в виду её?
Бедняжка.
— Да, её. И что же с ней случилось?
— Её зарезали.
— Убийцу уже поймали?
— Откуда мне знать? Это не мой участок!
— Жаль. В это дело я как раз мог бы внести некоторую ясность…
— Да? И что же тебе известно?
— Не скажу. А если и скажу, то только в обмен на свою свободу, ясно?
— Но меня этот случай вообще никаким боком не касается…
— Ну и что? Зато вы запросто раскрыли бы дело, которое висит на ваших коллегах! Вы их всех оставите в дураках, разве у вас на это не стойт, Шандорф?
— На что у меня стоит, предоставь, пожалуйста, судить мне, хорошо? Так что же тебе известно?
— Моё условие принимается?
Он медлит, размышляет, трижды за это время пересекает комнату.
— Ну хорошо, валяй!
— Это Эдгар.
— Эдгар? Этот, с трясучкой? Но он же повесился!
— Правильно. Сразу после этого и повесился.
— Ты хочешь продать мне труп за убийцу?
— Ну и что из того, что труп? Убийца остаётся убийцей — хоть мёртвый, хоть живой.
— А чем ты можешь это доказать?
— Ах, Шандорф, это очень просто. Эдгар круглый год ходил в одних и тех же лохмотьях. А когда человека режут, кровь брызгает во все стороны. Остаётся всего лишь сравнить кровь!
Шандорф почесал кончик носа.
— Почему я должен тебе верить?
— Я клянусь.
— Ну, ты и соврёшь — недорого возьмёшь.
Он склоняется над столом и листает телефонную книгу. Потом отечески поглядывает на меня.
— Ну ладно! Если ты меня надул, пеняй на себя! Найти тебя не так уж трудно…
— Правильно. Я могу идти?
— И держись от вокзала подальше! Иначе нарвёшься на большие неприятности.
Я медленно иду к двери.
— А про бензоколонку ты правда ничего не знаешь?
— Не-а.
— А то бы я — в сугубо приватном порядке — пожертвовал бы сотенной!
— Полнейшее неведение!
— Две сотни!
— Ни проблеска!
— Ну, тогда ты действительно не знаешь…
Хорошего же он мнения обо мне, ничего себе.
Он даёт мне отмашку — могу уходить. Но я ещё задерживаюсь.
— А вы не могли бы мне сказать, куда отправили Юдит? Точный адрес?
— Пошёл отсюда!
— Ну, ладно.
Я осторожно прикрываю дверь и сбегаю по лестнице вниз, вырываюсь на солнце и на волю, в гущу прохожих. Я выплёвываю на коричневую стену свою вязкую коричневую слюну курильщика, ненадолго задумываюсь о Лиане, а потом надолго о Юдит, я поворачиваюсь, я верчусь и верчусь во все стороны — а Юдит нет. Бац! Да что же это такое! Если бы можно было закричать! Её здесь нет. Действительно нет. Что делать?
И даже на моих ладонях не сохранилось её запаха. Как я ни внюхивался, подобно разъярённому дикому вепрю. Её здесь нет. Она далеко отсюда — словно и вовсе никогда здесь не была. О! Разве я не знал об этом с самого начала? Я ведь ушлый парнишка, разве не так?
Столько народу проходит мимо — если постоять здесь достаточно долго, то когда-нибудь здесь пройдёт и Юдит. Совершенно точно. Ведь все дороги ведут в Рим. Или что-то в этом роде.
Хватит ли у меня денег на пиво? Да, ещё хватит. Я окрестил эту бутылку именем Юдит и вьгглотал её в три приёма. Все приёмы ведут в Рим. И все поезда едут в Рим.
От ледяного пива я раскашлялся ещё сильнее.
Проклятие, а ведь только что наступил июль! Что вы там себе воображаете, проклятые вирусы? И вы, люди? Да кто вы, вообще, такие? Сами себе кажетесь такими важными, да?
Хотите затеять со мной драку, да?
Вы смеётесь? Вы все смеётесь и идёте за покупками? Так-так…
Что-то вспарывает меня изнутри, взрезает из самой глубины. И урчит у меня в животе. Что ещё за бацилла такая злокозненная? Почему вы смеётесь?
Не уходйте! Вам придётся держать передо мной ответ!
Они торопливо проходят мимо, обегая все торговые центры подряд, и даже приставучим библейским проповедникам уделяют больше внимания, нежели мне. Магазины заглатывают их и изрыгают наружу, магазины вдыхают и выдыхают их, магазины дышат покупателями.
Я стою перед Музеем охоты. Очень тепло. Хватит ли у меня денег ещё на одно пиво? Нет. Ситуация меняется коренным образом.
Эй, вы, там, гоните марку, и поскорей! Что? Вы не хотите? Да, ну тогда… Юдит? Извините, я обознался…
Ах да… не забыть убить Швайнебакке. Это я запланирую на послеобеденное время. Швуппди-вупс, вот денёк и сложился. Весь расписан по часам. Надо использовать время целесообразно.
Кто-нибудь со мной несогласен?
Кто-то здесь хотел воспротивиться? Кто?
Я полностью в своём уме. Да. Я только делаю вид. Так это делается.
Я был жестоко обманут — в этом нет ничего страшного, это со всеми случается, даже в самых дрянных семьях.
Кто же в этом виноват? Какое ошибочное преставление увлекло меня? И откуда?
Тётушка-зеленщица, вот ты сидишь тут, торгуешь своих хреном, подозрительно свежим, — скажи мне, что ждёт меня в будущем? Судя по твоему виду, ты запросто должна уметь предсказывать! Нет? Разве телевидение не научило тебя в тринадцать уроков стратегии самопродажи? Разве ты ничего об этом не слышала? Называется Большой Маркетинг! Тогда расскажи мне моё настоящее! Что? Я свихнулся? О, будь ты проклята, я лишился двух друзей, которых звали Лиана и Эд гар, причём он убил её! А теперь ещё и Юдит! В Берлин! Самолётом! Чтобы она не сошла по дороге и не вернулась сюда! Ловко, да? Они всё предусмотрели. Тккая летающая иггука. Просто так, в воздухе, туда — сюда! Тс-с-с…
А Швайнебакке я положу на рельсы, чтобы поезд отдавил ему башку и болт. Но он всё равно выживет как миленький, ведь для него это не жизненно важные органы…
Уймись, Хаген, ты привлекаешь к себе внимание! Одумайся, ведь за тобой охотится Ирод, будь бдителен. Ведь ты так привязан к жизни! Ты хоть знаешь, что он может, этот Ирод? Стоп, момент! У вас не найдётся д ля меня одной марки? Нет? А я вас за это поцелую! Ведь это, что ни говори, а лучше, чем получить в нос, разве не так? Я того же мнения. Почему вы на меня кричите? На нас же все обращают внимание! Тогда валите отсюда на хрен! Путь свободен! Что вам здесь ещё нужно? Вы уверены, что у вас всё на месте?
А вот я в этом прилично сомневаюсь, и неприлично тоже.
Сейчас я закричу, да?
С годами начинаешь привыкать к такой омерзительной форме обращения…
В это самое время Хайнц, должно быть, посиживает себе в кафе «Лиса». Да, так оно и есть, он тут. Эй, Хайнц, старая жопа, я только что от мусоров, свежачок, но я ни словечка не проронил про давешнее, так что с тебя сотенная!
Что? Нет? А Шандорф предлагал мне двести!
Бумм.
Ах так? Значит, вон оно как? Ну, тогда в следующий раз я буду поболтливее. Я разговорюсь, как твоя и моя тётя вместе взятые, можешь мне поверить! Хорошо, уже ухожу. Чёрная неблагодарность — вот твоя плата за добро. Я об этом раззвоню на каждом углу! Все узнают!
Да, ну и что теперь?
Была только одна такая девочка. Начхать мне на женщин! Вон их сколько ходит, и среди них до черта хорошеньких, и вот, и вот. И снова вон там!
Нет проблем.
Выдь сюда, мать земля, так, мимоходом, и скажи что-нибудь умное! Что поставит нас всех на место!
Нас, безмерно знающих, нас, фрагменты лексики, нас, заражённых телефонными номерами, нас, игроков в карусельное поло! Скажи что-нибудь онтологически корректное! Что сразу же задвинет нас в тень, сравняет с дерьмом, утопит в какашках! Земля, поднимись сюда! Или Гамлет, Дионисий, или какой там ещё супермен! Д а хоть вся Валгалла разом! Со всеми немецкими солдатами, павшими где бы то ни было во все времена! Всё дерьмо всех времён и народов…
Если лечь в пешеходной зоне и прикинуться мёртвым, тебя будут обходить стороной.
Кто вы такие? Что за мир я приобретаю? И сколько это будет в пересчёте на немецкие марки? Покажитесь! Что вы все бежите и отворачиваетесь, прячете лица? Вы разожгли во мне ненависть. Я готов пробиться к вам сквозь стенки вашего желудка!
Нет, я не болен. Это уже позади. Я знаю это из прошлого. Мы вообще всё знаем только из прошлого. Да, всё повторяется, всё одно и то же. Я знаю, что мне делать. Мне известны рецепты. Ясно же. С головы до ног — всё одна реклама. Оставьте же меня в покое!
Не разглашайте мой псевдоним!
Я здесь инкогнито, как и большинство остальных. На самом деле я властелин мира, Великий Кайзер, гибридный гигант с брюхом, полным наслаждений, и башкой, разбухшей от мудрости. Не смейте ко мне приближаться! Держитесь от меня подальше! Я вас всех порешу и наложу кучу на Аристотелеву могилу! Я не политическое животное. Баста!
И ведь я чуть было не заключил мир! Подумать только!
Я по горло сыт вами — вами, жопами, подтёртыми мягкой бумажкой! Вы, носители зловонных стоков! Вы, наркозависимые от жизни! Вы, важничающие пепельницы! Вы, горшки печные! Вы, платки засморканные! Настенные вы календари! Коробки вы для переезда! Радиобудильники! Микропилюли! Макситампоны! Плюшевые мишки! Раковины вы посудомоечные! Траурные извещения о смерти! Матовые лампочки накаливания!
Сможет ли кто-нибудь когда-нибудь выразить, до какой степени я вам завидую? Да я жив ещё до сих пор только потому, что притворяюсь. И ещё как! Смешно, правда? Вы, черви, кишите в моём царстве, в моём перегное, в моём разложении!
Моё гостеприимство исчерпало себя.
Всем покинуть это место! Я террорист с бомбой! Я только выгляжу таким милым.
Любая ложка для меня поблёскивает, как кинжал, поблёскивает, как нож, поблёскивает, как меч. И я принесу вас в жертву без колебаний — богам полей, тротуаров и улиц. Я есть объявление войны. Подите же все прочь! Ах, у вас стоит на мой вид? Почему? Как так? Для чего? Как же вам удалось на сей раз довести меня до слёз? Какие ещё извращения взбредут вам в голову? Это автобус номер 601? Как можно было до такого додуматься? А моей фантазии хватило бы и до 700.
О, я ведь тоже могу быть свирепым! Вот увидите! Я смешаю вас с утренними и вечерними сумерками. Нет проблем.



КНИГА ТРЕТЬЯ



И как можно воспарить над самим собой, если в тебе больше нет достаточного восторга? Правда — смертельная борьба, которой нет конца… Надо решить для себя — либо ты умираешь, либо будешь лгать.

Селин. Путешествие на край ночи





ГЛАВА 13. ВЕЛИКАЯ, НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПОХОТЬ



в которой Хаген решает по-рыцарски претерпеть все испытания, чтобы в конце концов завоевать свою принцессу


Мы с Томом сидим у Изара, жизнь продолжается, и ещё больше дорог, чем прежде, ведут в Рим.
Несмотря на тёплую ночь, мои лёгкие выбиваются из ритма, сжимаются в комок, вздымаются вверх — и всё это в форме маленьких взрывов. Если я долгое время молчу и не курю, становится легче. Но и то и другое даётся мне тяжело.
Двое полицейских подходят к нам и кладут руку на плечо каждому. Мы должны пройти с ними к машине. Нас обыскивают. Они проверяют наши документы. Ощупывают нас, вплоть до промежности. Всё время одно и то же.
— У вас есть разрешение на ношение этого пениса?
— Но ведь он не заряжен!
— Всё равно вам необходимо иметь разрешение! А пока мы вынуждены изъять его.
— Но это не получится!
— Ещё как получится. Надо — значит, надо!
Мы с Томом уже настолько привыкли к таким проверкам, что можем шутить и посмеиваться. И даже один из булей смеётся вместе с нами.
Они присели, обыскивая нас. Всё ещё ловят Ирода, не могут никак поймать. Я больше не читаю газет. Том рассказывал, что Ирод теперь работает с молотком и по ночам взбирается на балконы детских комнат. Страх парализовал город. Ну да. Может быть, теперь он уже забыл про меня. Хотелось бы.
Один из старейших провокационных вопросов, который можно задать самому себе: каково число людей, которые в конфликтном случае подставят другого, лишь бы только самому остаться в живых? Некоторые отвечают на него так: нет таких людей. Математики сказали бы: единичные. Дети назовут произвольно любое число. Я же говорю: все. Ну, разве что кроме меня, когда я влюблён. Так будет правильно. Со всеми привходящими обстоятельствами.
Мы снова сидим у реки. Взлетела ворона, метнулась красивая тень.
Прошла уже неделя с того дня, как Юдит увезли.
— Почему она не возвращается? Почему?
Том пожимает плечами. Он тоже не знает этого.
— Я рассчитывал, что она будет здесь самое позднее на третий день. А сегодня уже седьмой. Я этого не понимаю… Ведь от неё только и требовалось, что выйти на дорогу, под нять большой палец д ля автостопа — и через восемь часов она уже была бы здесь!
— Ты что, влюбился?
— Это слишком общее понятие.
— Но тебе плохо, так ведь?
— Да, что-то мне не нравится мой кашель.
— Мне тоже не нравится.
Мы не одни на берегу Изара. Повсюду горят костры, вокруг костров сидят люди. В реке плавают ветки, банки из-под пива, сомнамбулические утки. Тут и там слышится смех.
Райхенбахский мост погрузился в освещение абрикосового цвета, мимо прогромыхал последний вечерний трамвай. Собака роется в кустах. Странные звери эти собаки. Много спят, но при всём при том проявляют массу любопытства. Шизофренические животные.
— А помнишь, — спрашивает Том, — что ты говорил тогда, в Английском саду, про Эдгара? Насчёт его страсти и галлюцинаций?
Он что, решил подколоть меня? Да, я недооценил масштаб страсти Эдгара.
— Эдгар мёртв. Не так просто решиться на это самостоятельно — перебраться с одного берега Стикса на другой. Неважно, придурок ты или святой.
— Но ведь он убил Лиану! Это тебя не колышет?
— Естественно, колышет. Лучше бы он не убивал её.
Я делаю глоток рецины и заваливаюсь на спину.
Юдит, когда же ты придёшь? Моя душа валяется тут, дрожащая и беззащитная, а ты поливаешь её огнём недостижимости. Огромное, багровое сердце на латунном блюде, прямо посреди витрины. Выставленное на всеобщее обозрение. Но разве кому-то есть до него дело?
Среди всего этого сора жизни — девушка… Мои святые обглоданы до костей, от них остались одни скелеты. Юдит, потанцуй со мной, как пьяный гриф кружит над трупом свиньи… среди всего этого сора… по золотым переулкам.
Особенный трюк мимотекущей воды — настраивать на меланхолический лад — всё ещё действует. Даже не верится.
— Что случилось, Хаген?
— А что случилось?
— Тебе нехорошо.
— Да-да.
— Скажи, что с тобой?
— Мне нехорошо.
— Вот это я и хотел наконец от тебя услышать!
— Для чего? Тебе от этого стало лучше?
Он доверительно потрепал меня. Каждый норовит вмешаться.
Пятеро тинейджеров купаются в реке, фыркают и издают ликующие вопли.
— И всё это из-за девушки, да?
— Да. Но это пройдёт. В таких случаях факир втыкает в матрац нож поострее и отключает телефон.
— Сходи лучше потрахайся!
— Трахаться скучно, если это всего лишь траханье.
— Правда?
— Мы ведь живём не в шестидесятые годы, когда это было революционным делом…
— Чёрт! — сказал Том. — А я бы потрахался! Ведь мне тогда не досталось, я ещё не родился на свет… Да и тебе, кажется, не перепало!
— Да-да.
В доме напротив, в квартире-студии под самой крышей, зажгли свет. Стройная женщина подошла к окну и задёрнула шторы. Окна огромные.
Том подтолкнул меня, желая подбодрить. Он сам чем-то похож на собаку, только не так много спит. Всю последнюю неделю я не находил себе места, бегал, ждал неизвестно чего и смотрел на часы. Тёперь я устал. Бывает усталость-жутко холодная и парализующая, такая тяжёлая и опустошительная, что после неё может последовать уже только смерть или громкий крик:
— Го-о-о-в-в-в-н-о-о-о-о!
— Что?
Тинейджеры примолкли и посмотрели в нашу сторону. Потом снова принялись горланить. Реклама «Венского леса* погасла.
— Ну хорошо, я всё вру. Ты доволен, Том? Я лжец и притворщик.
— Всё хорошо, Хаген.
— Нет. Ничего не хорошо. Я должен сейчас принять решение. Да. Во мне сейчас великая, нечеловеческая похоть! И я никому не позволю отнять её у меня!
Том смотрит на меня непонимающе.
— Хаген…
— Именно так! И все шлюхи хором скандируют славу Гименею. Мы охотники. Мы рубим жизнь и обогреваем ад, и баста!
— Ну, раз уж ты говоришь «мы», то могу я хотя бы узнать, о чём речь?
— Больше никаких вопросов! Любой вопрос — мучительный позор! У нас есть целая куча ответов, которые мы могли бы комбинировать, как кубики «Лего», складывая причудливые фигуры и отъявленных монстров! Плевать на всё это! Здесь всё — руины, что дома, что люди…
Том вытаращил глаза.
— Ты не болен?
— Нет худшей болезни, чем всякое неведение и забвение, и малодушие и каменное нечувствие! Я слишком долго держал оборону. Страсть невинна в сравнении со всевозможными договорами!
— Ты что, не можешь говорить нормально, человеческим языком?
— Это хорошо видно по вагнеровскому «Кольцу Нибелунгов»: если бы эти придурочные дочери Рейна не упрямились и отсосали Альбериху — мир обошёлся бы без лишней трагики! Но нет… так всё идёт своим чередом и своим ходом. В Рим и обратно…
Том протягивает мне бутылку. Чтобы я успокоился и пришёл в себя.
Но если я говорю, то я говорю. Кашель.
— К стране, которая лежит южнее нашего рождения… Чепуха! Мы больше никогда не придём туда, мы можем переспать с кем захотим, можем оттрахать женщин, богов, могилы, учёных. Всё это давно уже не более чем игра, а волна более делового подхода того и гляди обмелеет. Ритуал так ритуал, я склоняюсь перед правилами! Я не хочу портить игру!
Я наэлектризован, в мускулах нервная дрожь. Большинство нынешних умников сухо посоветовали бы мне обратиться к врачу. Я знаю это лучше кого бы то ни было. Я бы размазал их по стенке и оставил бы висеть ошмётками на обоях в качестве предостережения остальным. Всё ложь. Вначале была ложь. А сегодня уже седьмой день творения. Мир готов, получите.
Звёзды неистовствуют. Энергия! ЭнОргия!
Теперь надо действовать продуманно, проникнуться как следует. Вспомнить о хорошем.
Том сидит, свернувшись калачиком, потом отрывает голову от колен, чтобы взглянуть, не прошёл ли мой «приступ». Он испуган. Я погладил его. Хороший друг. По крайней мере он преданно ждёт.
— Слушай меня внимательно, объясняю тебе: Юдит стала моей принцессой, а принцессы — необычные и редкие звери, они нуждаются в особом корме. Они питаются жизнью, кровью, мистериями, и всё это должно быть красиво расфасовано и преподнесено с величайшей готовностью. Да, я влюблён, и более того. Я хочу любить так, как давно уже стало нереальным. Так, что по сравнению с этой любовью всё поблекнет. Если уж любить. так любить. Я должен её добиваться, ухаживать, просить её руки, свататься. Я уже забыл, как это делается, какие при этом говорят слова. Где мне искать её? Я даже не знаю её фамилии. Я поеду в Берлин и буду там искать.
— Как ты собираешься это делать? На что ты рассчитываешь?
— На везение.
— Ах вот оно что!
— Просто надо воспринимать чудо как нечто само собой разумеющееся, вот и вся тайна.
Казалось, Тома это не вполне убедило.
— Послушай, ведь Хайнц же дал тебе по морде? Я считаю, после этого ты имеешь моральное право заложить его Шандорфу — в обмен на адрес Юдит. За это тебя никто не осудит…
— Нет, это было бы несправедливо. Есть вещи, которые делать нельзя.
— Ты совсем стал ангелом?
— Нет-нет. Ты не понимаешь! Если мне суждено её найти, я её и так найду!
— А это что ещё за правило?
— Низшая математика.
— Не осложняешь ли ты себе задачу?
— В противном случае что это была бы за сага?
— У тебя хоть паспорт-то ещё не просрочен? Здесь тебя все були знают, а там…
— Сейчас посмотрю… Да! Ещё два месяца он действителен! Разве это не везение?! Разве это не знак?! Фантастическая удача!
— А деньги? Где ты их возьмёшь? Ведь в Берлине ты никого не знаешь!
— Ты всё время задаёшь какие-то профанские вопросы! Распугаешь мне всё волшебство!
— А мы что, в сказочной стране?
— Да! Именно так!
— Ну, так где же ты достанешь денег?
— Буду работать, заработаю.
Том преувеличенно широко раскрывает рот и начинает симулировать судорожный приступ смеха. Так кто из нас здесь разыгрывает спектакль? Он весь сотрясается. Он смеётся до тех пор, пока хватает звука, прижав руки к груди, словно египетская мумия.
— Ты?!
— Да, это неотъемлемая часть ритуала. Первое испытание. Древний рыцарский миф.
— Где же ты найдёшь работу?
— Где-нибудь.
Он ворошит палкой наш погасший костёр и опустошает бутылку.
— В это я поверю только тогда, когда увижу своими глазами!
— Что же это было бы за чудо, если бы оно не стоило мне никакого труда?
— Но есть же и непреодолимые трудности! Например, все это формальности… Счёт в банке, карточка для налоговых отчислений, медицинская страховка…
— Но ведь можно работать и нелегально.
— Нелегально — да, в любой момент. Но за польские деньги. Если тебя это устроит!
— М-да…
Мы некоторое время молчим. Тинейджеры одеваются, чмокают друг друга в щёчку на прощанье, парни писают в костёр, чтобы потушить его. Ночь становится нетерпеливой. Мне хотелось бы вскочить и прямо сейчас приняться за дело.
Том говорит:
— Я знаю одну работу, которую можно получить в любой момент и даже кое-что на ней заработать.
— Скажи!
— Нет, это не для тебя. Здесь нужны крепкие нервы, а ты ведь у нас поэт.
— Скажи! Я возьмусь! Никаких проблем!
— Нет, это была дурная идея, забудь о ней, считай, что я ничего не говорил.
— Но что же это? Скажи! Я побегу туда сразу, как только забрезжит рассвет, и наймусь! Я им спляшу обезьяний танец! Я разобьюсь в лепёшку, вусмерть уработаюсь у них! Разве ты не понимаешь? Мне нужна Юдит, а всё остальное не играет роли! Я по забывчивости оставил в ней мою тоску, и теперь эта девчонка где-то шляется с моей тоской внутри, ещё обронит невзначай!
Том распечатал новую бутылку вина.
— Я имел в виду бюро ритуальных услуг.
— О!
— Ну вот видишь…



ГЛАВА 14. ХЛАДНОКРОВНЫЕ ЗНАТОКИ СВОЕГО ДЕЛА



в которой Хаген ищет работу и проводит один неприятный день


Я отправился в пригород, поскольку заведомо знал, что городские конторы ритуальных услуг меня не возьмут.
Было одиннадцать часов утра, и много времени уже было потеряно впустую.
Эта контора была частным предприятием, и шеф указал мне на кресло. На столе — чёрная Библия с золотым крестом.
Лицо шефа сохраняло стабильное выражение пиетета, усиленное тёмной бородой. На его пальцах поблёскивали массивные кольца. Рядом с Библией стояла семейная фотография. Жена, две дочки. Все они тоже смотрели с фотографии с большим пиететом.
— Что я могу для вас сделать? — тихо и осторожно спросил он, видимо принимая меня за клиента.
Я дважды кашлянул.
— Мне нужна работа!
— Ах вот что!
Тотчас же изменился тон и даже поза в кресле. До чего же массивный человек! Как Паваротти до начала вынужденной диеты.
Мы обменялись фамилиями. Его звали Крамм, и он дал мне отмашку — разрешил затянуть мою песню.
Стены помещения были окаймлены траурным крепом. Повсюду был чёрный бархат и вазы с белыми гладиолусами.
Я напел ему, что моя карточка для отчисления налогов с зарплаты, судя по всему, затерялась где — то на почте, а счёта в банке я не имею по той причине, что не настолько доверяю банкам, чтобы отдавать им мои деньги. Ну, и прочие глупости для проформы.
— Вы водите машину?
Я без колебаний сказал «да», хотя уже несколько лет не сидел за рулём.
— Итак, вы хотите у нас работать… для начала подручным?
— Я хочу работать как можно больше!
Он понимающе кивнул и дал мне бланк:
— Заполните, пожалуйста, эту анкету!
Я вписал туда домашний адрес и телефон Вольфганга. В качестве предшествующих занятий я написал: «Строительные работы». Это указывает на сильные, хваткие руки. Производит хорошее впечатление.
Крамм всё внимательно прочитал. Потом спросил:
— Почему вы хотите стать ритуальным работником?
— Видите ли, это профессия, твёрдо стоящая на земле! Почётное ремесло! И всегда пользуется неизменным спросом, не правда ли?
Он понимающе кивнул.
— М-да, господин… Тринкер, мы обдумаем ваше предложение и дадим вам знать…
То есть он хотел от меня отделаться и даже поднялся с кресла для прощального рукопожатия.
— Но, господин Крамм, работа мне нужна прямо сейчас, безотлагательно!
— Почему?
— Я полон энергии и к тому же немного… поиздержался.
Он снова сел в своё кресло.
— Но я должен сперва навести о вас справки, получить доказательства вашей хорошей репутации!
— Какие доказательства? Я честный человек! Я не ворую! В противном случае для чего мне было бы искать работу?
— Э-э-м, дело даже не в этом. Видите ли… в нашем деле часто встречаются… э-э… извращенцы, которые… скажем так… ищут этой работы сверхмотивированно..
Я энергично и с пониманием помотал головой.
— Нет-нет — на этот счёт вы можете не опасаться, я вне подозрений!
— Вы работали на стройке? Это хорошо. Работа у нас тяжёлая! Вдвоём приходится поднимать и нести до двухсот килограммов. Вы это понимаете?
— Нет проблем.
— А как с нервами? Как с этим обстоят дела?
— Наилучшим образом, на фильмах ужасов я никогда не отворачиваюсь.
— Это ещё ни о чём не говорит. А семейная жизнь у вас здоровая?
— О да! Я одинокий.
— Да?
Он поглаживал себя по тёмно-синему костюму.
— Ну, мне тем не менее всё-таки необходимо это обдумать. Так быстро я ничего не решаю. Вы о нас услышите…
Надо что-то срочно придумать. Юдит ждёт меня.
— Да, господин Крамм, а что меня больше всего привлекает в вашей профессии, так это, естественно, её креативная сторона, не правда ли? В юности я мечтал стать гримёром, да, но, к сожалению, мне этого не позволили, но я рассчитываю на то, что буду получать глубокое внутреннее удовлетворение, колдуя над лицами умерших, чтобы они выглядели улыбчивыми. Буду как клоун смешить бессловесную публику — если выразиться на поэтический манер…
Крамм перебил меня.
— Но этого вы у нас не найдёте, у вас на этот счёт неправильные представления… Мёртвых у нас в лучшем случае обмывают, причёсывают, укладывают волосы феном. Вот и всё!
— Да, — сказал я выразительно, — видите ли, когда я был в Америке, несколько недель тому назад, я прогуливался там по кладбищам, заглядывал в залы для траурных церемоний… Ах, как у них это здорово поставлено, вы не поверите, какие тут открываются возможности! Просто чудеса! Да, если бы у нас в Германии всё было не так чопорно… В Америке — там мёртвые никого не пугают, потому что выглядят они настолько мирно и настолько жизнеподобно, что так и кажется: вот сейчас они встанут и скажут: «Привет!» Великая страна!
В глазах Крамма мелькнула растерянность. Он понимающе кивнул. Смелее вперёд, Хаген!
— На Арлингтонском кладбище, например, где они хоронят своих героев, я видел молодого человека, у которого не раскрылся парашют, он сидел в военной форме в кресле… По его лицу вообще ничего не было заметно, ничего смертельного — как будто над ним поработал сам Мастер Жизни. Около него стояла вся его семья — так они даже удивлялись, какой он красивый! Говорили, что мёртвый он гораздо красивее, чем был в жизни. В левой руке он держал сигару, а в правой флаг — о, в этом зрелище было столько достоинства, было видно, что они там действительно готовят человека для той жизни, да, в этом был стиль! Мощно обставленный уход со сцены — сидя в кресле… Вы не находите?
— Да.
На его туповатом лбу обозначились первые признаки воодушевления. Я подавил в себе приступ кашля.
— А поскольку к нам всё приходит из Америки, для нас открываются огромные перспективы, непаханое поле деятельности. И это уже грядёт! Взгляд на вашу профессию в корне изменится! Мы станем не кем иным, как художниками! Мы будем создавать произведения искусства из призванных обратно Его овец! У меня есть особое чутьё на знамения времени, господин Крамм, и я хотел бы как можно скорее овладеть азами профессии, чтобы во всеоружии встретить все изменения на рынке ритуальных услуг! Я хочу стать для вас незаменимым сотрудником! Первопроходцем с богатым и динамичным воображением, с изобретательностью и выдумкой! Мы заведём у себя совершенно новые, волнующие элементы оформления, с необычайными цветами и непостижимой музыкой, — но всё в очень сдержанном стиле, ничего кричащего. Мы закажем такую погребальную мебель, какую мир ещё не видывал! И мы дадим нашим клиентам ощущение, что хотя бы раз в жизни с ними будут обращаться по-королевски. Тем самым мы выбьем почву из-под ног у всех конкурентов! Люди будут в своих завещаниях специально оговаривать, чтобы их хоронили только у нас! Ведь за прошедшие столетия, господин Крамм, люди задвинули вашу профессию в самый дальний угол жизни! Сколько несправедливости пришлось претерпеть многим поколениям честных ремесленников погребального дела! Но скоро, очень скоро на земле восторжествует справедливость! Все модники будут говорить: «Я отправляюсь на обед к червям, но похороните меня у Крамма!» И наш промысел расцветёт и сделает громадный рывок вперёд… э-э… и принесёт золотые плоды…
— Да-а-а…
Он с энтузиазмом забарабанил по столу.
— Всё произойдёт именно так, это только вопрос времени! И я хочу быть готовым к этому моменту! Маклер Господа Бога! Начавший с самых низов! С моей-то силой в руках! Без страха и упрёка! Без ропота и недовольства! Без жалоб! Я приступлю к этому делу, преисполненный любви! Именно здесь я вижу серебряную взлётную полосу моей жизни! Я весь принадлежу ей без остатка! Прошу вас, господин Крамм, пожалуйста, поймите моё нетерпение! Поймите мои чувства! Не берите на это место никого другого! Я тот, кто вам нужен!
Крамм запыхтел. Его лоб блестел от пота, пальцы экстатически дрожали, и ему потребовалось время, чтобы прийти в себя.
— Ну, — сказал он задыхаясь, — я вижу, что вы по крайней мере имеете здоровое и похвальное представление о моей профессии…
— О, спасибо, спасибо, дорогой Мастер, я та-а-ак вам благодарен!
Крамм, сползший глубоко в своё кресло, вздохнул и схватился за подлокотники.
— Ну, ладно! Хорошие работники всегда нужны. А большинство тех, кто сюда приходит, думает совсем не так, как вы…
— Да они все просто невежды! Отребье! Не заслуживающее даже картонного гроба!
— Э-э… хорошо… А со всеми этими бумагами мы уладим после.
Слово «после» прозвучало уходящим в бесконечность.
Он снова полностью контролировал себя. А жаль.
— Теперь что касается оплаты…
— Да, шеф.
— Наличными каждый вечер. Подручные у меня зарабатывают по тринадцать марок в час… но без карточки для отчисления налога с зарплаты мне придётся платить вам, само собой разумеется, меньше, ведь это вам понятно? Или нет? В противном случае ваши же коллеги будут недовольны.
Челюсть у меня с грохотом упала на паркет. Тринадцать марок? Да почти столько я набираю на улице попрошайничая. Наверное, это шутка? И ради этого я метал здесь бисер столько времени?
— Понятно! — говорю я. Испытания должны быть жестокими, чтобы моя принцесса не увяла прежде времени.
— Ну, скажем… десять марок… Хорошо. Идёмте со мной!
Я последовал за ним на склад, где примерно дюжина гробов дожидалась своих новых постояльцев.
Крамм представил меня мужчине лет сорока со старомодными баками, в очках с деформированной стальной оправой и с прячущейся под нос вечной улыбкой. Я не запомнил его звучавшей по — славянски фамилии.
— Просто Уве, — сказал он и испытующе оглядел меня.
— Да, — заключил Крамм, — тогда съездите вместе, а Густла я отправлю с кем-нибудь другим. Думаю, сегодня у нас не будет ничего чрезвычайного, так?
— Ничего, — подтвердил Уве. — Ему достанется хороший первый выезд!
— Ну и отлично.
Крамм быстро пожал мне руку и вылетел со свистом. Было слышно, как в конторе всхлипывает свежая вдова.
Я посмотрел на гробы, два из которых стояли раскрытыми. Вид у них был не очень гостеприимный — со всем их шёлковым крепом и белым блеском. Уве показал мне мой узкий металлический шкафчик рядом с раковиной, выдал мне синий рабочий халат и спросил, какой у меня размер.
— В некоторых делах нам приходится надевать униформу. Как ты думаешь, это тебе подойдёт?
Он показал мне серую униформу с фуражкой.
— В самый раз!
— Ну, тогда и поехали сразу! Идём, берись!
Мы подхватили один из гробов и погрузили его в машину. Гроб был тяжёлый, я сразу почувствовал это поясницей.
— А ведь это всего лишь дешёвая сосна! Более дорогие — дубовые — вот те по-настоящему тяжёлые! Естественно, в них ещё лежит мясо с костями! — Уве засмеялся.
Катафалк был покрашен в лиловый цвет, а матовые стёкла закрыты занавесками цвета красного вина.
— Такова последняя мода! Вид, конечно, китчевый, да?
Я кивнул и уселся на пассажирское сиденье. Уве запустил двигатель, и мы выехали на дорогу. Дома через три он остановился на островке безопасности.
— Обед! — объявил он.
— Да, но…
— Понимаешь… у Крамма есть пунктик… Он не может видеть, как мы рассиживаемся и ничего не делаем. Это причиняет ему физические муки, без всякого притворства, у него даже может случиться приступ! Поэтому мы устраиваем обеденный перерыв где угодно, только не в конторе, понял? Первая вводная лекция. Есть у тебя с собой что перекусить?
Я смущённо покачал головой.
— Хочешь бутерброд?
Я поблагодарил и взял. Но вкус был какой-то странный. Наверняка это у меня была чистая мнительность, но я почувствовал дурноту.
Уве открыл пиво «Паулянер».
— Об этом шефу тоже не полагается знать! Любой алкоголь строго запрещён. Из-за запаха… Ну, пиетет и всё такое…
Он протянул мне вторую бутылку. Я с удовольствием её принял. Уве действительно был очень дружелюбный человек. Но поначалу они все такие.
Кажется, трудовая жизнь не так уж и плоха. С таким вот обеденным перерывом… В этом есть что-то уютное, что-то приятно утомлённое… примирительное… Нет, правда хорошо.
Уве снова завёл мотор. Мы проехали мимо самого центра города, направляясь к университетской больнице, припарковались у заднего входа. Нам надо было подписать и поставить печати на каких-то бумагах у здешней медсестры. С этими бумагами нас послали в морг. Труп лежал прикрытым. Гроб мы доставили на каталке. Теперь его предстояло загрузить. От морговского холода у меня начался приступ кашля. Уве сказал, чтобы я взялся за ноги.
Я сглотнул, подумал о Юдит и взялся за труп.
Покрывало немного сползло, приоткрыв ноги.
То были старые, худые, пятнистые ступни. Мы слегка привинтили крышку гроба, но не до конца, только затравили.
— Его ещё надо везти в отделение судебной медицины, на вскрытие!
Мы покатили каталку к выходу и подняли гроб в машину. Я почувствовал слабость. Но представлял я всё это себе гораздо хуже. На самом деле работа лёгкая! И насмотришься всего…
Отделение судебной медицины находилось на улице Богород ицы и охранялось не хуже тюрьмы.
Металлические ворота поднялись вверх и впустили нашу машину во двор. Там уже стоял ещё один катафалк, с открытой дверцей.
Доктор в перепачканном кровью фартуке вышел нам навстречу, стянул прозрачные пластиковые перчатки и показал нам, куда выгружать труп.
— Чем это так воняет?
— Формалином, — сказал Уве. — К нему надо привыкнуть, тогда и трупы будешь воспринимать спокойно.
Доктор с громадными ноздрями и неправильным прикусом вошёл впереди нас в небольшой зал, полный металлических каталок. Большинство из них были заняты. У одного трупа раскроенный живот удерживали несколько зажимов. Я отвернулся. Сломанные костяные машины. Длинные разрезы, зашитые грубой ниткой большими стежками.
— Когда-то раньше, — сказал Уве, — новичков окунали головой в такие вот животы. Для закалки!
— Не может быть!
— Ну ты купился! — Он рассмеялся, а я не увидел в этом ничего смешного.
Одна каталка была свободна, на ней осталось от предыдущего клиента немного сукровицы. Мы выгрузили на нее наш труп. Уве стянул с него простыню. Это оказался старый, седовласый человек. Вид у него был очень строгий. И хотя глаза у него были закрыты, мне казалось — он смотрит на меня. Мне стало не по себе. Я начал дрожать.
Доктор хрюкнул и налил себе кофе.
— Это профессор Эдерле, — сказал Уве, когда мы шли к выходу, — очень недружелюбный тип! Говорят, он собирался стать косметическим хирургом. Но для этого сам он был слишком некрасив!
— А для чего вообще делать вскрытие стариков?
— Чистая формальность. Причина смерти неоднозначна. Скорее всего сердце: инфаркт.
Мы сели в машину и поехали на Восточное кладбище. Там тоже нужно было поставить печать на одной бумаге.
Стоял тёплый день с бескрайним голубым небом — ясным, насколько хватало глаз. День, словно специально созданный для того, чтобы расслабленно полёживать на берегу Изара, дремать и подставлять босые ноги лёгкому ветру. Вместо этого я развожу туда и сюда безжизненные тела… Уму непостижимо! А ведь можно было устроиться поудобнее, открыть бутылку вина и онанировать через дырку в кармане брюк — потихоньку-полегоньку, неторопливо и легко, и думать при этом о женщинах, которых знавал когда-то, и об их особенностях. Естественно, о приятных особенностях. И никто бы тебе не мешал.
Уве худой и высокий, его улыбка кажется циничной, она вошла у него в привычку.
— Ну что, тяжело пришлось? — спросил он.
— Ничего, всё в порядке. Будет в порядке.
— Тебе повезло! Честное слово! — И его ухмылка разрослась шире, во всё лицо, прежде чем он тронулся с места. — А меня, например, в мой первый день здорово достало! Тк случайно совпало — прямо сразу — самый тяжёлый случай! Самоубийство на рельсах железной дороги. Человека разнесло на тысячу кусков — представляешь, что это такое? И вот начались поиски! Там челюсть, там обрывок кишки! Очень неаппетитно… Мы часа три искали в траве, сбрасывали всё в ванну, пока не набрали столько-то и столько-то килограммов. Но на человека эти килограммы уже ничем не походили…
Мы припарковались на стоянке Восточного кладбища. Уве вышел из машины и прихватил бумагу.
— Все эти оформления и бумажные дела отнимают много времени. Поначалу это даже радовало: всё-таки с бумагами — не с трупами. Но потом становится скучно.
— А тебе, кажется, нравится твоя работа, а?
— Слушай, я получил хорошее образование — дипломированный торговый представитель в области индустрии. Но там и без меня оказалось много народу. — Он уставился в зеркало заднего вида, проехался пятернёй по своим коротким тёмным волосам с проседью, а потом, не глядя на меня, подчёркнуто небрежно пробормотал: — Скажем, так: здесь чувствуешь себя живым. И тебе не приходится выслушивать от твоих клиентов всякую ахинею. А это дорогого стоит!
— Ну, если посмотреть на вещи с этой стороны…
Я был того же мнения. Преимущества, конечно, есть. И немалые.
Уве показал мне, какое свидетельство где должно быть подписано и заверено, чтобы мёртвый действительно стал полноправным покойником.
Потом мы могли возвращаться в свою контору. Но Уве не торопился жать на педаль газа. Я спросил, что нам ещё сегодня предстоит.
— Мыть машину. Она у нас должна сверкать каждый день как новенькая!
Вот это прозвучало не очень вдохновляюще. А пока я радостно вдавился в сиденье, вспоминая, как выглядит Юдит, и размышляя, почему же она не вернулась. Какие-то, значит, были у неё причины.
Сидя на пассажирском месте катафалка, можно держаться с насмешливым превосходством по отношеншо к остальным участникам дорожного движения. Никто не ответит тебе тем же. Всё равно что носить униформу устрашающей армии.
Я скалюсь во все стороны. Большинство водителей воспринимают катафалк как дурное предзнаменование и сразу снижают скорость. И даже бледнеют, когда видят в кабине человека, усмехающегося им в лицо. Хорошая работа!
Мне захотелось заехать на Главный вокзал и пригласить Швайнебакке бесплатно прокатиться. На месте для клиентов.
Перед конторой стоит Крамм, держа в руках бумажку. Уже издали слышно, как он орёт:
— Сколько же можно вас ждать!
Уве опустил стекло, Крамм сунул ему свою бумажонку в руку и поскрёб бороду.
— Несчастный случай. Жертву извлекают спасатели, — сказал он.
— Ванну брать?
— Думаю, да. Прихватите. И побыстрее!
Уве спрыгнул из кабины и поманил меня за собой. Крамм промокнул пот со лба и быстренько убежал с солнцепёка в холодок своего кабинета. Из сарая с оборудованием мы взяли цинковую ванну.
— Что там случилось?
— Пока не знаю, приедем — увидим.
У меня начался тяжёлый приступ кашля. Такой, что я чуть не выронил из рук ванну. Меня скрючило. Солнечные лучи отражались от оцинкованной поверхности, как от океанских вод на закате.
— Какой-то у тебя нездоровый кашель!
Уве торопится и отъезжает от конторы так лихо, что визжат шины. Вылетает на улицу как безумный.
— Крамму так больше нравится! — уверяет он. — Это его возбуждает!
Через двести метров он переходит на нормальный темп.

Я ищу на карте города адрес, который указан на бумажке. Отыскиваю его с трудом, потому что то и дело захожусь в кашле.
— Это, случайно, не на железной дороге? — спрашивает Уве.
— Нет.
— Ну, тогда не так страшно…
Мы едем в Гаутинг, в район для богатых, это недалеко от частной клиники. На стройке произошёл несчастный случай.
В своё время я часто проезжал мимо этих мест на велосипеде — после того как мои родители переехали из города в пригород, в дыру неподалёку отсюда. Мне было тогда лет двенадцать.
Значит, наш клиент — или его родные, оставшиеся в живых, — строит здесь, на краю леса, дом. Стены уже возведены, и крыша есть. Всё украшено цветными лентами, на видном месте висит зелёный венок. Значит, они как раз праздновали, по обычаю, подведение дома под крышу. Но праздник получился не очень весёлым.
Крутом растерянно стоят полицейские и не знают, за что хвататься.
Мужчина в красном пиджаке лежит ничком на глинистой земле и рыдает, вцепившись себе в волосы на затылке. Ещё несколько мужчин опустились перед ним на колени и пытаются найти для него какие-то слова утешения, хотя у самих глаза полны слёз. Пока ещё непонятно, что же произошло.
Молодой врач показывает пальцем на широкий каменный блок, объёмом, наверное, кубометра в полтора. Вокруг него возятся пожарники, приспосабливая к нему цепи и лебёдку.
Мы обходим этот каменный блок кругом. Под ним лежит придавленная женщина. Голова, шея и запрокинутые за голову руки погребены под камнем.
Видна молодая кожа, коротко подстриженные волосы подмышек, белое летнее платье, стройная фигура, ноги красивой формы, обутые в белые туфли на высоких шпильках. И всё это — в большой луже крови. Теперь я вижу, что каменный блок не что иное, как помпезный садовый гриль. Пожарники привели в действие подъёмник. Рыдающего мужчину увели. Цепи натянулись. Гриль перевернули на другую грань.
Лицо женщины превратилось в слякоть, в красное глянцевое месиво. Плоское как тарелка. В нём отражались очертания окруживших её людей. Мне приходилось видеть на картинках солдат, раздавленных танком. Но всё равно меня вывернуло наизнанку. Да ещё как. И не меня одного.
Я шатаясь отошёл в сторонку, рвота поднялась мне в нос, жгла и разъедала, перекрыв мне воздух, перед глазами прыгали красные точки, я захлебнулся, комочки рвоты попали в дыхательные пути, мои лёгкие воспламенились, я бил себя в грудь кулаками, а из глаз во все стороны летели солёные брызги. Мой желудок опорожнился в несколько коротких судорог; горло перехватило, мне не хватало кислорода.
Я вытирал рот пальцами, а пальцы обтирал о траву. Потом привалился к наспех окрашенному временному дощатому забору. Уве изо всех сил хлопал меня по спине.
Я был ему нужен, чтобы тащить оцинкованную ванну. Я попытался привести себя в рабочее состояние. По всему участку тут и там корчились люди, согнувшись над содержимым своих желудков.
Врач с невозмутимым лицом, загоревшим в солярии, как раз подписывал свидетельство о смерти. Полицейские разгоняли любопытных соседей.
Врач украдкой подозвал нас к себе.
— Знаете, как всё произошло? Поверить невозможно! Им на самосвале привезли этот гриль, он стоял на самом краю платформы, и тут — видите вон ту яму в земле? — самосвал угодил в неё колесом, накренился, и гриль начал соскальзывать с платформы. И эта женщина, — он указал на месиво из крови и мяса, — почему-то решила, что сможет руками удержать эту глыбу от падения. Плюмпс! Ну, можно ли придумать что-нибудь более несусветное, а?
Он покачал головой и двинулся прочь.
Мы подтащили ванну к трупу, и я прикрыл глаза, пропуская под дрожащие веки лишь смутные зелёные и голубые пятна.
— Берись!
Я нагнулся к самой земле и только потом решился чуть приоткрыть щёлочки глаз. Мне снова досталось браться за ноги. На сей раз это были гладкие женские ноги.
Уве водрузил на ванну крышку. Полицейские обсуждали со свидетелями детали происшествия, чтобы занести всё в протокол. В глине, в вонючей крови валялась золотая серёжка. Уве поднял её и сунул в карман. Мы потащили ванну к машине. Меня всё время тошнило, но снаружи это было незаметно, потому что из пустого желудка ничего больше не выходило.
Уве повернул ключ зажигания и нажал на газ.
— На сегодня хватит! Сейчас отвезём это в морг — и конец рабочего дня!
— Йес-са!
— Не переживай особенно. Я знаю многих, кому в первый раз досталось куда больше, чем тебе, ну а теперь их уже ничем не проймёшь!
— Это было очень тяжёлое испытание.
— Что?
— Ничего.
— Смотри-ка: я, например, всё время представляю себе, что это война. И кругом валяются убитые, размозжённые. Вся разница только в том, что со мной при этом ничего не может случиться. Потому что бомбы больше нигде не рвутся.
— А я всё время думал, что я мастер устраивать себе мир поудобнее…
— Что?
— Ничего.
Мы перенесли ванну в холодное помещение, в котором стояли и другие ванны, порожние, и взяли одну из них с собой, взамен той, которую оставляли.
Головная боль не утихала ни на минуту. Кашель становился нестерпимым. Я выпотевал приступами — со всё более короткими интервалами. Наверное, у меня начинался жар.
— Придёшь домой — сразу же ляг в постель! — посоветовал Уве.
— Да-да, обязательно.
Постель? Что это такое? На что похоже? Что — то вроде расширенного гроба, взятого на неполный срок, если я правильно припоминаю и ничего не путаю.
Времени — половина пятого. Нас ждёт Крамм. Его мясистые пальцы сложены на письменном столе, он спрашивает, как всё прошло, подразумевая при этом: как прошло у меня.
— Безупречно! — говорит Уве, ни на минуту не убирая с лица свою постоянную улыбку.
— Приятно слышать!
Крамм достаёт из ящика стола чёрную папочку.
— Ради первого дня не будем мелочиться, будем великодушны… Хоть вы и начали только в двенадцать часов, посчитаем вам полный день. Восемь часов на десять марок будет восемьдесят, вот, пожалуйста. Выпейте пива за ваше новое место работы!
Я поблагодарил как подобает. Крамм улыбнулся. Я ушёл, чтобы повесить в шкафчик свой халат на тоненькие стальные плечики. К халату прилип последний кусочек девушки на шпильках.
Уве спрашивает, не подвезти ли меня куда — нибудь по пути. Я и сам толком не знаю.
— А то, может, выпьем вместе по кружке пива?
Я медлю с ответом. Ведь я должен экономить, ради Юдит.
— Ну, ладно, поехали, я угощаю! Вообще-то обычно бывает наоборот, угощают новички, но у тебя, я вижу, туговато с деньгами, правильно?
Я пытаюсь отговориться. Мол, ещё не факт, что завтра я снова вернусь сюда…
— Ах, перестань! — возмущённо восклицает он. — Самое худшее уже позади. Сегодня был нестандартно тяжёлый случай, такие бывают нечасто! А завтра всё обойдётся мирно и безобидно… Вот увидишь!
Мы едем на его «БМВ» в Нойхаузен, в Таксис — парк. Там обычно бывает посвободнее.
Пиво усиливает мой кашель, но тем не менее я быстро проглатываю его. После чего кашляю, загнувшись под стол.
— Сколько Крамм тебе даёт? Десять марок? И за такие деньги ты работаешь? Надо постараться поскорее попасть в штат, получить постоянное место!
Я безучастно киваю.
— За сегодняшний несчастный случай я, например, получил двадцать марок премии. А тебе премия не полагается. Подручные на временной работе ни на что не могут претендовать. Так ты никогда не разбогатеешь!
Он говорит вполне разумные вещи.
Официант поставил перед нами ещё по кружке пива, за эти плачу я.
Уве понижает голос и говорит, что есть и дополнительные возможности кое-что заработать…
Я наклоняю к нему ухо и спрашиваю какие.
— Ну, например, многие хотят что-то положить в гроб своему любимому покойнику. Книгу там, фотографию. Бутылочку пива, допустим. В Баварии это почти традиция! Но всё это запрещено. Из-за пиетета…
— Ах вот оно что!
— Да, трудно поверить. Надписи на могильных плитах, например, могут содержать только библейские изречения или что-нибудь из Гёте!
— Неужто?
— Да. И ещё…
— Что?
— Ну, вот это, например. — Он показал мне золотую серёжку. — Но тут надо быть осторожным, бдить во все глаза.
— Ну, это понятно.
— Лучше всего перед тем, как гроб запломбируют.
— А чего это ты со мной так разоткровенничался?
— Слушай! — говорит он. — Ведь нам же вместе работать! Чего я тут буду секреты разводить?
— И то верно.
— Я предпочитаю сразу же говорить людям всё как есть, понятно тебе?
— Всё понятно.
Он опорожнил вторую кружку и заказал себе третью.
— Между нами говоря… Есть у нас один коллега… не буду называть его имени… он даже охотится за золотыми зубами!
— Нуда!
— Правда! Но не тогда, когда могила открыта, как обычно, нет, он берёт золото у почти что ещё живых! У него с собой всегда щипчики в кармане!
— Не может быть!
— Может! Я не вру. Не слабо, правда? Всё-таки это немного слишком. Надо же всё-таки иметь какой-то страх божий, хотя бы перед лицом смерти, как ты считаешь?
Я полностью с ним согласен. Когда человек умер, он заслуживает хоть толику уважительного отношения к себе. Без всякого сомнения.
Он хлопнул меня по плечу, захмелев от выпитого пива и выпучив глаза.
— Ведь придёшь завтра? А?
— Пока не знаю.
— Да брось ты! Приходи! Завтра в первой половине дня будет весело! Потому что мы забираем одного грека. То-то будет потеха!
— Почему?
— Сам увидишь. Смотри, не пропусти! Надо хоть раз при этом поприсутствовать. Там всегда такое творится!
Он меня заинтриговал, но никаких подробностей рассказывать не стал, улыбаясь про себя и протирая свои очки.
Я простился с ним и зашагал в сторону площади Красного Креста. Я старался ни о чём не думать. Это был мой первый вечер после рабочего дня — за долгое время.



ГЛАВА 15. ЗАВИХРЕНИЯ ТОКОВ МОЗГА



в которой кашель Хагена усиливается, он портит весь траур одной греческой семье и в завершение получает наставление от продавщицы из магазина игрушек


Как это необычно — ранним летним утром слушать третий акт «Тристана и Изольды», когда свет такой яркий, а ты топаешь на работу вместе с сотнями тысяч других людей… среди автомобильного выхлопа и локтей, в набитых вагонах, в бессловесном терпении… Пешеходы кажутся парящими над землёй, дома — плывущими, стены — дрожащими… а поверх всего этого-лёгкий флёр траура, агонии… причём в замедленном темпе… Вот он где, настоящий пиетет… Хм, хм, хм, ла-ла — ла… Мне нравится моя запущенность. Моя крадущаяся походка, мои блудливые пальцы, спутанные волосы и круги под глазами, испорченный желудок, просмолённые лёгкие… Всё это мне к лицу.
Солнечные лучи — словно нежные кончики пальцев снящейся женщины.
Что же это со мной сегодня?
Вчерашний вечер был как возмещение, как прощение и отпущение, он был словно ласково треплющая рука из Ниоткуда. Уж не взыщите, но случается иногда и такое…
Мы с Томом выпивали на спортивной площадке возле школы. Пустая лужайка давала ощущение пространства и дали, высокая живая изгородь надёжно отгораживала нас от всего города.
Я рассказывал Тому о смерти. От всех этих разговоров он мрачнел. Я со страхом ждал ночи, потому что на мне всё ещё оставался запах формалина. Том слушал во всех подробностях и не перебивал меня наводящими вопросами.
Потом он отошёл, взял свой пакет и принял торжественный вид. Он преподнёс мне подарок. Это было нечто квадратное, из металла и пластика, на ощупь очень гладкое. Плеер для компакт-дисков.
Том вручил мне этот плеер, и глаза его были исполнены гордости. Украсть такой плеер было очень, очень трудно. Он трижды упомянул об этом, празднуя восстановление своей воровской чести. В этом было что-то трогательное.
Я точно знаю, сколько опер я подмешиваю к моей повседневности, но всё равно удивительно, как это порой помогает. Конечно, CD-плеер — это не оркестр, но всё же это был один из самых дорогих моему сердцу подарков, какие я когда — либо получал, к тому же в такой важный момент.
Я чуть не растаял, я надолго затих, сидя в коротко остриженной траве и спрашивая себя, почему раз в несколько лет такое всё-таки случается в твоей жизни? Это сбивает с толку. Это расслабляет. Это стимулирует. От этого заболеваешь надеждой и становишься надёжно-больным.
В дополнение к плееру Том подарил мне несколько серебристых дисков. И не абы что, а запись «Тристана и Изольды» с Кляйбером! Он это заметил и запомнил! Он, не способный отличить скрипку от альта!
Такие моменты собираешь в особую копилку, на самый чёрный день, чтобы схватиться за них, как за спасительную соломинку. Об этом не говорят вслух. Ведь надо же поддерживать свой имидж скандалиста. И пасынка жизни. А это, в конце концов, лишь редкие мгновения… чтобы торопливо сказать: «Ну вот… жизнь всё-таки прекрасна…»
Но проблема совсем не в этом. Мы и так знаем, что жизнь прекрасна. Иначе бы мы не прилагали таких усилий к тому, чтобы удержать её при себе.
Мгновения, алтари. Разбросанные по жизни редко и далеко друг от друга.
И вот, обеспеченный таким мгновением — свежей, сочной его порцией, — с музыкой в наушниках и Юдит перед внутренним взором, я всесилен, мне море по колено.
Всё становится нежным и прозрачным, приобретает дальнюю перспективу. Я просто торчу из собственного тела, выхожу за его пределы. При том, что мне на пятки наступает воспаление лёгких.
Сейчас половина восьмого, я еду на поезде в пригород, а Тристан поёт: «К ней! К ней!», рвётся со своего ложа, но тут же падает навзничь и стонет, отвлекаемый смертью от всех своих стремлений. Часы воодушевления миновали.
Уве уже поджидает меня.
Я снимаю с головы наушники, головной убор долой — и с непокрытой головой склоняюсь навстречу новому дню, становлюсь в строй на перекличку.
Рядом с Уве стоит грузный человек с тройным подбородком и обвислыми плечами. Над мясистой губой торчат усы. Бледно-голубые глаза навыкате и коротенькие чёрные кудерьки, припомаженные к круглому черепу.
— Я Густл! — выкрикнул он и ринулся ко мне с выпученными глазами и свисающим языком, протягивая мне свою лапищу.
— Хаген, — коротко сказал я, сжимаясь от неприятного чувства.
Уве отводит меня в сторону:
— Мне придётся сегодня заняться организацией перевозки одного трупа из Граца. Мне правда жаль! Между нами… — Он доверительно придвинулся ко мне и шепнул мне на ухо: — Густл немного смешной, к нему надо привыкнуть. Но он хороший парень… Это совершенно точно, проверено. Я рад, что ты вернулся на работу!
Он дружелюбно ткнул меня кулаком в бок и улыбнулся.
Густл делал утреннюю гимнастику, приседал, при этом его череп наливался багрянцем. Щёки надувались… воздушный шар с нарисованным ртом. Потом он крепко пёрнул. Потом издал крик, присел, и его глотка разродилась счастливым вздохом.
— Поднимаемся! — пропел его высокий голос. — Пора!
Он сел в кабину на вод ительское место и втиснул брюхо под руль.
— А нам не надо прихватить с собой гроб или что-то в этом роде?
— Но мы же едем к грекам! А у них чего только нет!
— Ах вот как!
Я держусь очень скромно и робко. В присутствии простонародья поэт всегда вынужден притворяться. Из глубинного страха и немного от стыда. Кашель снова одолевает меня. Недооценённый по достоинству, он показывает свой ранг, почувствовав с моей стороны недопустимое пренебрежение… Начинается настоящий приступ. И какой! Просто за шиворот меня хватает… пережимает мне кислород. Внутри у меня корчи и судороги, внутри у меня булькает и хлюпает… зелёная, жёлтая и белая слизь… а в ней твёрдые чёрные комочки. Голова моя бьётся о бардачок.
Густл тем временем включает радио «Бавария-3», там поют пошлую попсу. Он покачивается в такт… колышется туда-сюда своим жирным телом… чувствует себя превосходно…
— Погода чудесная, а?
— О да… о-о-о…
Скачущие негры с плохими рифмами и тупой музыкой, безголосые женщины в стадии поиска самих себя, поющие ужасную дрянь про любовь… бэ-э-э… как мне всё это осточертело, эта ничтожная мелочевка, эта пустякуёвина, как бы ни лезли они из кожи и как бы ни рвали на себе волосы, словно обозлённые обезьяны.
Одно из моих лёгких вытягивает шею, высовывается наружу, выглядывает мне в рот, щурясь на солнце, с любопытством озирается по сторонам и снова плюхается назад.
Густл не обращает на это внимания. Он подсвистывает в такт радио. Весельчак, полный энергии. Я хватаюсь за свои наушники.
Тристан, где ты там? Ты ещё живой? Или уже по ту сторону?
Густл мечет в мою сторону осуждающие взгляды. Я откладываю Тристана вместе с наушниками под сиденье. Мы едем на север. Местность здесь деревенская. Здесь и живут греки? После Пуххайма сворачиваем в сторону Айхенау, в идиллическую, тенистую от деревьев улицу, ограниченную слева речушкой, справа чередой частных домиков на одну семью. Мы паркуемся на тротуаре, прямо перед воротами в сад. Довольно милый домик, небольшой, белый, с грядками зелени под окнами. Шестидесятые годы.
Густл объясняет мне, что у греков и у других южных народов покойников держат дома по два дня, прощаются с ними. И чтобы я ничему не удивлялся. После этого он звонит у ворот.
По садовой дорожке к нам твёрдой поступью выходит седовласый мужчина, полный достоинства, открывает ворота и жестом приглашает нас внутрь. Густл здоровается, но мужчина не отвечает ему. Он шагает впереди нас, пружинисто, отрешённо, одетый во всё чёрное, и его седые волосы, поднявшись вверх, светятся почти магическим сиянием.
Все окна, насколько можно видеть, плотно зашторены.
Мы входим в дом и ступаем по мягкому ковру. Не слышно ни звука. Отрешённый указывает нам на деревянную лестницу, ведущую наверх.
Никогда в жизни я не видел более неприступной фигуры. Разве что в старых немых фильмах. Если здесь у них что-то вроде общины или рода, то этот человек несомненно глава рода или вождь.
Сам он остаётся стоять внизу, опершись о стену, запрокинув голову назад, с глазами, обращёнными в гипермир.
Ступени скрипят нестерпимо громко. На втором этаже мы видим три двери. Одна из них открыта, там на возвышении, покрытом покрывалом, установлен гроб. В комнату не проникает ни лучика дневного света. Четыре толстые красные свечи отбрасывают мятущиеся тени и капают расплавленным воском на пол, в таинственно мерцающие лужицы. Тесно сгрудившись, опустив головы, вокруг гроба сидит всё семейство. Две пожилые женщины, закутанные в бесформенную чёрную ткань, более молодая в тёмном цивильном костюме и трое мужчин в старомодных пиджаках — все между сорока и шестьюдесятью, точнее определить трудно.
В темноте мало что видно. Один из них сидит в некотором отдалении, в уголке, согнувшись, упершись локтями в колени, прижав ладони к ушам. В комнате царит тишина. А воздух спёртый… циркуляции никакой, у меня даже перехватило дыхание… какой-то сладковатый запах стоит в комнате.
Грандиозная инсценировка!
Закупоренные окна, никакой мебели, а одеяния скорбящих образуют горы, чёрные оползни из складок ткани, словно написанные Давидом. Застывшие лица. Нашего появления они, казалось, даже не заметили. Женщины держали руки сложенными на коленях. Мужчины были усаты, башмаки их блестели, начищенные, а у одного в руках были чётки, и он неслышно перебирал их.
Было так тихо, что даже мой кашель прекратился. Густл стиснул зубы и ринулся внутрь комнаты. Я дрожа последовал за ним.
В коричневом гробу лежал привлекательный молодой человек. Он улыбался. Очень приятная улыбка. Высокий лоб и задорный острый подбородок… если приглядеться, жёлтый оттенок шеи поднимался и доходил почти до губ, но губы были белые, будто их густо намазали кремом от солнечных ожогов… или как будто они были вырезаны из атласного шёлка, на котором он покоился…
Позади нас заскрипели деревянные ступени лестницы. Кто-то положил мне руку на плечо и протиснулся мимо меня.
Мужественный вождь племени шагнул ко гробу, поцеловал покойника в обе щеки и в губы. После этого он дал нам знак и покинул помещение. Густл подтолкнул меня. Мы могли исполнять свою работу: прикрыли гроб крышкой и взялись за ручки. Густл оглянулся по сторонам, и на лице его отразилось напряжённое предчувствие. Мы подняли гроб с возвышения. И тут что-то повисло на моей ноге… Меня охватил ужас. Ух! Одна из старух отодвинула крышку гроба, бросилась на покойника и принялась его тискать. От испуга я потерял равновесие и выпустил кольцо из рук — гроб грохнулся назад… Одна из свечей подожгла одеяние бабы… Внезапно разразился адский шум! Один из мужчин пришёл на помощь горящей и стал гасить пламя своим пиджаком. Великий Боже! И тут возвышение под гробом накренилось, повалилось набок, гроб опрокинулся, молодой покойник выпал из него, целуя ковёр, вцепившись руками в его длинный ворс. Картинка получилась* очень живая! Раздались неистовые вопли… Какая незадача! Мы хотели было снова уложить его в гроб, но тут ко мне нагнулась какая-то харя и впилась мне в лицо острыми когтями. В продолжение нескольких секунд над нами разразилась настоящая гроза… смерч… тотальный кавардак… Баба, как оказалось, основательно подпалила себе задницу. Она пулей носилась по комнате, вопя и стеная, обеими руками прижимая свои ожоги. А покойник мягко улыбался на всё это. Мы взгромоздили его обратно в гроб. Другая баба, которая с острыми когтями, принялась расцарапывать свою собственную старую рожу! Кто-то пытался её остановить. Женщина, которая помоложе, громко вскрикнула. Раненая с воплями металась от стены к стене и месила свои ягодицы… Теперь кричали уже все, они вопили, опрастываясь от крика, как новорождённый младенец от первородной слизи, это был экстаз, пракрик, участь сапёра! Злодейка снова набросилась на меня, как чёрно-вороной спрут, я в испуге отшвырнул её к стенке. Она смачно шмякнулась о неё и со стоном ухватилась за больные места. Одному из мужчин мои действия, судя по всему, не понравились. Разразилась битва. Две свечи из четырёх погасли, а вслед за ними ещё одна… В темноте почти ничего нельзя было различить. Я получил по морде и нанёс ответный удар… Теперь я знал… парень рухнул… Этот готов! В воздухе носились проклятия, как нашинкованные летучие мыши… Густл вслепую отбивался… отмахивался, как от мух… а эти были готовы нас линчевать, да-да, они все сражались против нас, кто щипался, а кто пинался… То и дело кто-нибудь кидался обнимать покойника. Они не хотели его отпускать! О нет! Они обращались с нами как с налётчиками и грабителями, ворвавшимися к ним в дом. Я прижался спиной к стене, чтобы обеспечить защиту своего тыла. Густл орал, подзывая меня, потому что его окружили. Скорее!.. От смеха можно… Кто-то укусил меня за бедро. В ответ я пнул этого злоумышленника прямо в челюсть… Потом я ринулся к гробу. Мы с Густлом общими усилиями ещё раз водрузили на гроб крышку… а покойник улыбался. Кто-то прыгнул мне на спину, мой рабочий халат затрещал и разорвался от воротника до задницы! Непостижимо! Ну и шьют нынче! А тени плясали по стенам, ритмично раскачиваясь туда и сюда вслед за пламенем единственной непогасшей свечи… Молодая женщина вырвала у себя клок волос и принялась биться головой об обои. Потом она залепила пощёчину Густлу, который в отчаянии возвёл очи к потолку и заикаясь возносил молитву. Казалось, этому представлению не будет конца. Я высказался в пользу бегства. Всё семейство валялось вокруг, как разбросанные кегли, мы воспользовались случаем… схватили гроб, поволокли его по полу… протащили уже несколько метров… даже добрались до лестницы. И там нас догнали.
Внизу, у подножия лестницы, стоял родоначальник.
— Сделайте же что-нибудь! — крикнул я ему.
Но он не мог решиться ни на какое властное слово, этот паяц племени, продолжая выдерживать свою отрешённость. Да он просто прикидывался… А что он ещё мог?
Мы спотыкались, кувыркались, стонали, пинались, бранились, горланили. Сумасшедший дом… И тут гроб заскользил вниз по лестнице, набрал приличную скорость и со свистом скатился прямо к бахилам вождя. Бумм! Наконец-то он хоть что-то произносит! Хотя в сказанном не так уж много смысла. Что-то трещит и ломается… От дубового гроба летят щепки. А он и впрямь оказался тяжёлым… Молодая женщина — вы не поверите — отважно прыгнула с верхней ступени лестницы вслед за гробом, воздев руки. Она несомненно попала в лапы безумия… Раздался такой треск… по звуку было похоже на треск ломающихся костей. Ну, ничего, это хоть на некоторое время её отвлечёт. Мы тоже кубарем скатились с лестницы. Густл приземлился прямо на меня. Пришлось высвобождаться из-под этой крышки. И тут вождь племени наконец-то произносит хоть что — то артикулированное, неистовое. Это сразу подействовало на всех. Внезапно всё смолкло. Мой халат, кстати сказать, был весь заплёван. Мало-помалу все начали распутываться. Молодая женщина сотрясалась в судорогах, у неё больше не было сил… от неё осталась одна завывающая каша… Мы подхватили гроб и ринулись к выходу, потом зашвырнули гроб в машину, сами прыгнули в кабину и нажали на кнопки, чтобы никто не открыл двери.
Семейство вывалилось на улицу. Ослеплённая дневным светом, эта траурная масса продвигалась вперёд как-то очень медленно, как стадо королевских пингвинов, угодивших в нефтяное пятно.
Густл надавил на педаль газа… Молодая женщина ползла на четвереньках… В зеркале заднего вида я ещё несколько секунд наблюдал происходящее. Это было впечатляюще. Столько любви! Буйное помешательство. Бешенство как болезнь. Не люди, а сгустки боли и ярости. Прямо в уличной грязи, на дороге. Рёв мотора перекрывал их вопли.
Мы переглянулись и с облегчением вздохнули.
Так вот что подразумевал Уве — и вовремя устранился. «Это надо увидеть!» — кажется, так он сказал…
Ну уж нет, нет уж, лучше не надо.
Густл снова включил радио и принял самый беззаботный вид.
— К этому надо привыкнуть! — сказал он. — Это у них менталитет такой. Но сегодня и впрямь пришлось несладко…
Я согласно покашлял.
— Кстати… впредь следи за тем, чтобы не выносить покойника за дверь головой вперёд!
— Почему?
— Почему-почему! Не положено! Ну, из-за пиетета!
— Я рад, что сам вышел живым из такого переплёта…
— И не говори! Но на будущее запомни: только ногами вперёд! Так повелось, сам не знаю, с каких пор!
Ага. Теперь буду умнее.
Высокий голос Густла в сочетании с его огромным, зыблющимся телом очень веселит меня… Но смех завершается ужасными хрипами. Мне надо бы где-то раздобыть микстуру от кашля, не меньше литра… И кодеиновый дурман…
Пригородные дома в их бонсайской идиллии, чистенькие, ухоженные, настоящие государства, правители которых хватаются за свои грабли и садовые ножницы как за оружие, едва почувствовав, что за ними наблюдают. Пруды, плющ, садовые карлики. Начиная от Нойаубинга уже пошли брутальные блочные строения и доходные дома — казармы. Потом в Лайме опять же дворцы, стыдливо спрятанные в узких улицах.
Чтобы не было резкого перехода — все три сорта.
Теперешний адрес покойного грека был такой: кладбище Вальд, кладбищенский морг, отделение девять. Там нас уже поджидало море цветов, цветочных композиций в плоских вазах и венков. Такое получишь, только если много улыбался.
В кладбищенской конторе нам ставят печать, после чего мы устраиваем обеденный перерыв на скамейке.
Мне кусок в горло не лезет.
Сегодня утром я купил в киоске плитку шоколада с марципаном. Просто потому, что уже забыл его вкус. Вообще-то я не люблю шоколад.
Зато Густл поглощает его с удовольствием.
Он чавкает, рыгает и попёрдывает в поражающем воображение выверенном ритме. На скамейке против нас сидит молодая мать и качает своего младенца на руках; она встаёт, пританцовывает с ним, подставляет его солнцу, щекочет ему нос указательным пальцем, смеётся и кружится, кружится..
Не часто увидишь такое омерзительное зрелище.
Густл управился с едой. Теперь ему захотелось общения. Скамья из пластика прогибается под его тяжестью.
— Ну вот, теперь хорошо. Скажи, а откуда ты родом?
— Здешний.
— А по выговору не скажешь.
— Ну и что теперь?
— Да нет, я просто так спросил. А сколько тебе платит Крамм?
— Десять.
— О боже, о боже…
— Вот именно.
Пот, потоки пота, горящий лоб. А Густл сыто посмеивается.
Набухшие веки. Много, много пота. Какой-то поблёскивающий бульон перед глазами, то лососёво-розовый, то серебристый, рыбы из обрывков целлофана — выпрыгивают и ныряют.
— Ну, это не моё, конечно, дело. Но знаешь, я понял в жизни одно: что надо прочно стоять на земле обеими ногами и чтобы всегда что-то было в резерве, правильно?
Я не перебиваю его. С каким бы удовольствием я сейчас спрятался на несколько минут под большим звёздным куполом моих наушников. Но не хочу показаться невежливым. Ладно уж, послушаем, что там Густл понял в своей жизни. Вряд ли этот перечень будет длинным. Он сделал из спички зубочистку и ковыряет ею в зубах.
— Да, обеими ногами! — Он говорит то на баварском диалекте, то переводит свои же слова на немецкий. — Поверь мне, если ты работаешь, то с голоду не сдохнешь, но и не разбогатеешь!
— Ну и что?
— У меня, например, есть симпатичный побочный промысел.
Сейчас начнётся какое-нибудь скотство. Я это заранее чую. Всегда одно и то же.
— Знаешь, я продаю картиночки!
— Картиночки? С женщинами?
— И с ними тоже! Хочешь взглянуть?
Ага, значит, свинские картинки. Да, взглянуть я хочу. Они меня очень поддержат при онанировании. Моя собственная фантазия сейчас в некоторой узде и в страхе. И, как нас уверяют в рекламе: «Без всего остального вы можете спокойно обойтись».
Густл приносит из машины свою коллекцию. Это пакет изрядной толщины. Я устало беру его в руки.
— Боже мой, что это?
Густл хихикает.
— Классно, да? А вот сюда глянь! Такого не увидишь ни в каком магазине!
— Боже мой… — шепчу я.
— Да, знаешь, мой брат работает фотографом в полиции. Он мне и поставляет. А как тебе понравится вот это?
— У-у-ух!
— Что ты так кашляешь? А вот, посмотри!
— Выкинь это!
— Ну прям, я это продам! По пятёрке за ппуку! Тут ещё и не такое есть! Набирается неплохо, заработать можно. Такое тебе ни на какой выставке не покажут! Никакое видео с этим не сравнится! Беда только в том, что такие картинки ни один магазин не возьмёт на реализацию, понимаешь? Приходится самому продавать постоянным клиентам.
— Отстань от меня, а? Я болею.
— В тагую-то жару? А вот это посмотри — самая последняя жертва Дортмундского Кровопийцы. А вот эти общим планом, хотя они есть у меня и все по отдельности, вот… пять частей, супер, а?
Густл придвинулся ко мне. Я чувствую его зловонное дыхание. Фотографии чёрно-белые, лишь некоторые в цвете — и всё зарезанные трупы.
— Вот, гляди! Это многие покупают: удавленная бабулька. Или вот это! Настоящий хит! Поножовщина-1979. Четверо мёртвых турков на одном снимке! Мощно, да?
— Да пошёл ты!
— Хочешь, выбери себе что-нибудь! Бесплатно. За шоколад!
— Мне ничего из этого не нужно!
— Да ну тебя, в чём, вообще, дело?! Ты же смотришь на всё это в газетах и иллюстрированных журнальчиках! А как ты думаешь, почему по телевизору до сих пор гоняют так много всякой дряни про концлагеря? Да только потому, что там всегда показывают какие-нибудь жуткие картинки. Иначе никто и смотреть бы не стал!
— Пошёл отсюда!
— Да почему ты такой? Зачем тогда поступил к нам на работу? За десять-то марок? Столько и в «Макдоналдсе» заработал бы! К тому же там после закрытия можно от пуза нажраться гамбургеров!
— Я поступил к вам на работу, потому что влюблён.
— Ну, и что теперь? Ткк ты больной или влюблённый? Или что?
Мать с младенцем поднялась со скамейки и ушла.
Берёзы и тополя так эротичны на вид! Я вспоминаю кладбище в Фьезоле. Итальянцы на надгробных памятниках помещают фотографии, а кто-то мне рассказывал, что в последнее время эти фотографии стали делать цветными, и от этого якобы остаётся жуткое, устрашающее впечатление…
— Эй, ты! Ты что, больше со мной не разговариваешь?
Я встаю.
— Ну, держись, Густл! Ты здоровенный, сильный детина, а я по своему имиджу всегда был скорее трусом! Но иной раз… приходится ставить зарубки на своём жизненном пути.
— Ты чего, а?
— Да, я люблю. И болею тоже. Но всё остальное в руках Божьих.
И я бью ему в челюсть так, что он опрокидывается со скамейки навзничь. В первый раз за последние два года я совершил неразумный поступок. Я сажусь в кабину машины и жду суда и приговора.
Тристан поёт: «Свет ли мой я слышу?»
.. Nescio sed fieri sentiet excrucior.
С каким бы удовольствием я сейчас очутился в Риме, с Рихардом и Лидией! Хорошие были тогда деньки. Такие простодушные. Как сказал Ирод, ночь — это когда солнце светит на других. Да, отличный ландшафт для гиен и благовоние для навозных мух.
Густл взбирается на водительское сиденье. Вид у него крайне обиженный. Но он не замахивается на меня. Странно. Обеденный перерыв кончился. Мы возвращаемся в нашу контору.
Всё плывёт у меня перед глазами. Улицы превратились в реки, а дома — в лодки. Светофоры стали буями.
Летом умирает гораздо меньше людей, чем зимой. Солнечный допинг подстёгивает и придаёт силы.
Головная боль. Завихрения токов мозга.
Как же мне плохо! Искры и молнии, улицы, здания, нож. Во мне назревает землетрясение. Густл ругается на меня. Но кто же будет прислушиваться к его словам! Процентов на семьдесят я состою из воды и морского шторма. Плотина рушится.
То, что было потом, я помню очень смутно и урывками. В одной из сохранившихся в памяти сцен я стою перед Краммом. Он на меня орёт.
— Что вы сделали с вашим рабочим халатом?
Это я помню. Его мне порвала скорбящая гречанка.
— Что у вас за вид?! Вы же заблевали весь халат!
— Я болен.
— Ах, вы больны! Вот так радость! Уже на второй день вы хотите устроить себе прогул по болезни!
— Прошу вас, не выбрасывайте меня! Я хрупкий, я могу разбиться… Завтра… Завтра я буду снова здоров…
— Да вы напились!
— Нет.
— Густл на вас жаловался!
— Скажите ему, что я куплю у него картинки… завтра…
— Испорченный халат я вычту из вашего заработка. В следующий раз будьте внимательнее к вашим вещам! Я даю вам последний шанс!
— Спасибо…
— А теперь отправляйтесь домой и лягте в постель! И подтянитесь!
Да, милостивый господин Мастер, благословен ты в придурках…
Обливаясь потом, я влачусь к двери. Ладони у меня липкие. Облака в небе колеблются, словно колыбели младенцев. В сточной канаве тепло. Разлечься бы в ней, расправиться, как намокшая бумага. Крамм против воли выдал мне коричневую купюру. Я пытаюсь подсчитать, сколько у меня теперь денег. 102 марки 23 пфеннига. Шипящие паровые машины буравят червивое море…
Где же Тристан? О нет, я забыл мою музыку под сиденьем катафалка.
Моя майка летит. Я смотрю на свою грудь, она дрожит. Юдит…
Я сжимаюсь. Говорят, Вселенная якобы сжимается сама в себя, сворачивается в точку после того, как разбегалась. О-йе! А ведь это всего лишь воспаление лёгких в июле. Я двигаюсь вперёд, от афишной тумбы к афишной тумбе.
Оглядываюсь и вижу, что за мной гонится по улице целое воинство зелёных бутылок. Я их все когда-то выпил. Теперь они напали на мой след. Они хотят мне зла. Волны, отливающие зелёным, с дребезжанием накатывают на меня. И лёгкий ветерок поёт в их горлышках. О боже! Почему я всегда говорю «О боже!»? Ах, эти речевые обороты… Бутылочное войско выследило-таки меня. В вине — истина и сахар. Истина горька горькая вина… Речевые обороты… Возвышенная музыка и массовая реклама. Обеспеченная старость… Что — то я становлюсь несерьёзным, начинаю дурачиться. Признаюсь в этом.
Мои ноги двигаются неравномерно. Верхняя часть туловища похожа на вялый мешок.
Бутылки приближаются, они катятся с удвоенной бутылочной скоростью. Их намерения недвусмысленны. А спереди надвигается коричневое стекло. Я попал в окружение!
В школьные времена мне удалось внести ценный вклад в науку побега, я существенно обогатил её.
Я должен прорваться. Кто утихает при форте, тот неправильно слышит пиано.
И так я бегу сквозь пустынные улицы пригорода, преследуемый бутылочной ордой, и врываюсь в магазин игрушек, плотно закрыв за собой дверь.
Здесь прохладнее.
Скачут клоуны и разноцветные мячи. Солдатики в удобных упаковках. Я приведу их к присяге на верность моему имени. А вон там скопище тряпичных кукол. Ими играют девочки до той поры, пока не начнут красить губы. Это такой вид германского вуду. А вон там висят наряды д ля тряпичных кукол. А там бутылочки для грудных младенцев тряпичных кукол. Я попал в комнату ужасов! Вон там висят расчёски и зеркальца для светлых локонов куколок. А там стоят миниатюрные детские коляски, а рядом танк — радиоуправляемый. На нём куколки раскатывают по ночам, когда их никто не видит. Есть калейдоскопы. И наборы для химических опытов. Это для куколок — нобелевских лауреатов. Кубики «Лего». Из которых куколки построят свой первый дом. Серебряный пластмассовый меч, он гибкий. Специально для плохих куколок, если они ведут себя неприлично. Игра в «Монополию». Доя кукол с деловой хваткой. Сколько же здесь обворожительных предметов! Сказочный мир. Я сказочный эмир. Легионы пряничных домиков громоздятся у моих ног. Пагоды. Православные купола! Минареты! Святая София! С куполами и мозаиками! Разноцветные безе! Психоделические радуги! Могущественные принцессы с придворными, согнувшимися в поклонах… Интриги, божья кара… в стране без позора и сомнений. Катако. Катако… Вы говорите, Саломея, что любовь имеет горький вкус… Любовь и истину нельзя есть, это было бы жестоким испытанием даже для любителей хинина. Post coitum triste. Такая вот глупость. Протест!
Я обнажён, я раскрыт, я посрамлён перед самим собой, все коды дешифрованы. Всё во мне выглядит как куча больших и маленьких винтиков. Это ещё предстоит собрать в целое.
Ткк я слоняюсь без дела перед игрушками, в то время как зелёные и коричневые бутылки поджидают снаружи, чтобы высосать меня, заполнить себя мною. Мои нервные волокна есть не что иное, как вожжи колесниц, сюжетные нити, на которые насажена кровля деформированной декорации. С базисным чувством ностальгии. Катако.
Здесь висят и маски. Для некрасивых куколок. Для неуклюжих и прыщавых. Игрушки-розыгры ши. Для испорченных куколок. Наборы косметики. Для тщеславных куколок. Игрушечные телефоны, ярко-красные, которые даже издают тихое р-ринг-г-г-г… для словоохотливых куколок. Для процветания информационной индустрии.
Я примеряю на себя некоторые маски. Сразу начинаю задыхаться под ними. Маловаты для меня. Мне бы что-нибудь поудобнее, попросторнее… Ну, хорошо… если на следующем карнавале не найдётся желающих сыграть роль Мессии, то я возьмусь… Это так воздушно, эфирно. И не так уж много для этого нужно. Очаровательная улыбка, а ближе к вечеру — крест.
— Вы что-нибудь хотите?
Ну, разумеется. Ведь это магазин, он кому-то принадлежит. Здесь продают товары. Это для меня не новость. Узколицая, рыжеволосая, с тонкими ручками, в цветастой блузке. Такая понятия не имеет, о чём идёт речь.
— Мне нужно оружие!
— Какое оружие? Меч, дубинка, палица…
— Пистолет. Постмодерн, но только чтобы без этих фиктивно-научных наворотов, хорошо? Он должен быть как настоящий! Предельно настоящий. Чтобы даже внутреннее устройство его нельзя было отличить от настоящего!
Она приносит мне несколько моделей на выбор. Такая вещь, наверное, дорого стоит.
Видите ли, у меня тут есть некоторые проблемы со старым стеклом. Мне надо от него наконец избавиться. Кроме того, Ирод… Ну, вы ведь слышали про него. Ваши покупатели наверняка вам рассказывали…
Я проверяю устройство «вальтера». Продавщица смотрит на меня смущённым взглядом.
— Вы не сделаете этого! — тихо говорит она.
— Разве?
Она кивает. Хм… Возможно, у неё есть более свежая информация, чем у меня. Прямой провод с фатумом. Такие намёки заслуживают самого пристального внимания. Я кладу «вальтер» на место.
— Дорогая госпожа… А не могли бы вы хотя бы выпустить меня отсюда через чёрный ход?
Она снова кивает и провожает меня.
Снаружи всё спокойно. Никого не видно. Не очень-то они сообразительные, эти бутылки. Вокруг так и бухает: бух, бух. Как будто у меня в голове работают каменщики.
Мне надо подыскать себе подходящие кусты. Ведь я должен подтянуться!
Юдит. Дрозды. Спать, спать.
Никаких снов! Ни одного, пожалуйста! Я чувствую себя сегодня немного ипохондрически…

ГЛАВА 16. В ПОДВАЛЕ



в которой мальчик оставляет позади свой первый побег и тысячеметровую дистанцию


Мальчик уже давно смирился с тем, что у него нет никакой жизни, а если в ней всё же и встречаются витальные моменты, то они настолько затенены, что без света едва виднеются.
Мальчик отодвинул свою жизнь на потом. И он бы выдержал это ожидание, и оставшиеся два года тоже, а потом бы ушёл, смыл бы с себя всё напрасно потраченное прошлое, отряхнул бы прах со своих сандалий и стал другим. Очень просто.
Если рассматривать будущее с такой точки зрения, для скорби не было причин. Была даже обозначена дата наступления жизни, была цель. Не хуже чем у людей. Но, к сожалению, его ситуация не оставалась стабильной, она изменялась, причём по нарастающей, а потом он совершил одну ошибку, повлёкшую за собой тяжёлые последствия: он остался на второй год в десятом классе.
Мелкое вторжение адской режиссуры, о которой мальчик даже не подозревал вплоть до того дня, когда им выдали табели успеваемости. Мальчик не старался учиться, почти ничего не делал для своей успеваемости, предпочитая часами напролёт читать книги, но всё же держался на таком уровне, чтобы иметь по всем предметам удобную троечку. На сей раз он просчитался по одному предмету. Была у них учительница по экономике, которая намеренно не информировала его о состоянии его оценок и за несколько устных ответов поставила ему несколько лишних «неудов». Средний балл оказался неудовлетворительным. Вообще-то по таким предметам на второй год не оставляют По таким как экология, биология, религия к концу учебного года обычно стараются предложить неуспевающему ученику написать реферат — и вопрос решается к обоюдному спокойствию.
На сей раз случилось по-другому. Он понадеялся на свою уверенную троечку и был ошеломлён итоговой оценкой. Ну ладно же.
Это явилось внешним поводом для наступления ледникового периода.
Мать с криками бегала по кухне, вооружившись ножом, а мальчик выставлял перед собой табуретку в качестве щита. Такие вот дела.
Отец почти никогда его не бил не находя в этой процедуре никакого удовольствия, и ссылался на то, что все предыдущие побои не дали никакого положительного результата. Очень правильный подход.
И вот он вошёл в комнату мальчика и повышвыривал его книги за окно. Сперва толстый красный том брехтовских драм, поскольку он слышал о Брехте, что тот коммунист. Что касается других авторов, то он не был уверен, какие могут навредить мальчику, а какие нет Ну, ладно. Книги можно снова купить. Но отец обнаружил среди книг — между Шекспиром и Гоголем — синюю общую тетрадь. В ней была записана первая пьеса мальчика, которая, естественно, была гениальна, как в глазах любого автора всегда бывает гениальна первая пьеса.
Когда тетрадка была разорвана на пятьсот клочков, которые валялись на ковре, мальчик наконец нарушил молчание.
Он закричал. Он поднялся и разъярённо заорал. Весь их жшюй дом прервал ужин и прислушался. Родители, не ожидавшие такого сопротивления, в ужасе вытаращили глаза и на какое-то время приостановились.
В комнате мальчика было как после бомбёжки. Шахматная доска разбита, книги растерзаны, постеры сорваны со стен, пластинки разбиты о шкаф. Изо рта у мальчика шла кровь, и когда он кричал, судорожно прижав локти капли крови разлетались во все стороны и падали на ковёр. Пятна крови очень трудно выводятся, поэтому мать принялась орать с ним вместе.
В конце концов мальчик выбежал из квартиры и больше не вернулся. Он попросил своего друга спрятать его где-нибудь.
Следующие тридцать дней он провёл в подвале. Там был матрац, спальный мешок, маленький бильярдный стол и слабенькая лампочка накаливания. Подвал был забит кругтым и мелким хламом, скопившимся за много лет. Чего там только не было! Его друг — отец которого был в отъезде, а мать никогда не спускалась в подвал — приносил ему куриный бульон, хлеб и какао.
В этом подвале ему было так хорошо! Мальчика не угнетало отсутствие дневного света. Он вспоминал свои прожитые шестнадцать лет и заново передумывал многие сцены Первые четыре воспоминания были ничего, в порядке, но зияли громадными провалами памяти.
В течение тех тридцати дней он часто играл с приятелями в карамболяж. Они пили дешёвое вино и праздновали летние каникулы. Мальчик целые дни напролёт читал библиотечные книги, которыми его снабжал друг. Среди них было несколько хороших и очень много плохих, однако потом никогда уже чтение само по себе не было таким прекрасным занятием — тихим и ясным.
На тридцатый день отец разыскал мальчика. Он ворвался в подвал, и они молча смотрели друг на друга.
Родители очень за него тревожились и даже заявили в полицию об его исчезновении.
Отец ничего не сказал, и у мальчика навернулись на глаза слёзы. В это слезливое мгновение мальчик вспомнил одну сцену, когда ему было одиннадцать лет и он ещё ходил в гимназию в Швабинге. На уроке физкультуры они бегали на тысячу метров, и мальчик медленно тащился себе по дорожке, поскольку на турнике, на брусьях и на дистанции тысяча метров у него всегда был низший балл, — и ему было скучно, тяжело и даже страшно выполнять именно эти задания: в них не было ничего от игры, поэтому у него в табеле по физкультуре стояла средняя тройка, что глубоко огорчало отца Спортивные занятия проходили в небольшом заасфальтированном дворе, и бег на тысячу метров означал, что надо было сделать тридцать унылых кругов вокруг широкого каменного источника который во время игры в футбол приходилось обводить с мячом И тут мальчик внезапно заметил своего отца тот стоял под аркой рядом с учителем физкультуры. Мальчик бежал самым последним, но тут он подтянулся и побежал так, что в лёгких стало горячо. Он обогнал многих одноклассников, опешивших от этого, и едва не пришёл к финишу первым. У него всё болело, но он был счастлив, очень счастлив оттого, что его отец был счастлив и горд за него и даже метнул в сторону учителя физкультуры уничтожающий взгляд, а мальчик сделал вид, что заметил отца только сейчас, подошёл к нему и получил от него похвалу.
Многим людям приходится в какой-то момент делать выбор между достоинством и удобством. Сразу видно, в пользу чего он решает. Отец решил в пользу того и другого, такое случается не так часто, и когда они стояли друг против друга в том тёмном, тёплом, душном подвале, они потеряли дар речи, но было ясно, что они никогда не смогли бы возненавидеть друг друга С трагическими фигурами такого не происходит.
В течение следующих двух недель в родительском доме царил почти что мир.
Не было мыслей ни об убийстве, ни о самоубийстве, и мальчик даже влюбился в глупую хорошенькую девушку, жившую неподалёку.



ГЛАВА 17. КАТАКО



в которой Хаген избавляется от одного испытания, совершает налёт на супермаркет, укрывается в садовом домике, думает, что умирает, и вволю бредит (В алфавитном порядке.)


Со вчерашнего дня я вижу на улицах сплошных покойников, безжизненные тела с неодушевлёнными рожами.
Это напоминает мне замечательное творение Ромероса — кинотрилогию о зомби, в своё время я посмотрел её в кинотеатре и после этого стал подозрителен к любому прохожему, на всякий случай держась от них от всех подальше. То было три великолепных фильма, полных поэзии, и самое острое в них — пренебрежение цензурой.
Запах формалина висел на мне и на третий день. Всё происходило словно бы в некрополе. Гробовые архитекторы потрудились на славу. Ночь я провёл в кустах. Было довольно тепло. В этих же кустах остался погребённым мой дурной сон. К счастью, по пробуждении я его забыл. Сны, которые я не могу вспомнить, второй раз ко мне уже никогда не возвращаются. По крайней мере, до последнего времени было именно так.
Наутро кашель немного поутих. Зато поднялась температура. Мир отвратителен, его жители — отбросы, их ценности — бессмыслица. Таковы были мои горячечные воззрения.
В нашу погребальную контору я явился с заднего хода. От белых стен исходил холодный блеск, перекрывая уличные шумы.
Уве сидел на деревянной скамье, обирая соринки со своего рабочего халата, и при моём появлении испуганно взглянул на меня.
— Хаген?! Э, да ты весь в грязи! И не побрился… Где ты пропадал? Крамм вне себя!
— В самом деле?
— Мы должны были срочно выехать по ночному вызову. Крамм пытался до тебя дозвониться, но по твоему номеру отвечали другие люди!
— В самом деле?
Мне было тяжело внимать ему. Его слова походили на бормотание пьяного.
Уве привёл меня в умывальную комнату и сунул мне в руки бритву, работающую на батарейках. Это имело мало смысла.
На лице Уве больше не блуждала его затаённая улыбка. Движения у него были несобранные, вялые, суставы как будто разбалансировались.
— Сегодня ночью мне пришлось пережить такое, чего я не видел за всё время моей работы. Я не могу тебе это передать…
Потом язык у него всё же развязался. Но ему не удалось пробуравиться до чутких слоёв моего воображения. Мне всё было безразлично. Всё видимое казалось лишь отдалёнными схематическими очертаниями и смутным отзвуком.
— Опять объявился Ирод. Он проник в дом и убил младенца! Просто бил его об пол до тех пор, пока не треснула голова! Это всё случилось совсем недалеко отсюда. И пяти километров не будет. Когда я это увидел, у меня сердце чуть не разорвалось. Я чуть не заплакал! Слушай, тебе здорово повезло, что тебя не нашли. Я всё ещё не могу опомниться…
Я слабо кивнул, чтобы показать, что стараюсь его слушать. Ирод здесь, недалеко? Тс-с-с… Я так устал…
Уве почистил меня щёткой и дал мне свою расчёску. Я смотрел на неё непонимающе. Потом пару раз вяло провёл ею по волосам и опустился на стул. Ноги не держали меня и тряслись, а в ушах в диком ритме случала кровь.
— Как человек мог сделать такое? — спрашивает Уве. — Кто может быть настолько бесчеловечным?
Человечность — это изобретение чудовищ, так было где-то написано.
Забой тюленей и убийство детей. Вот то, что ещё способно взволновать людей. Такого осталось совсем немного.
Кашель снова вернулся. На сей раз приступ был такой, что я свалился на пол. Как только кашель утих, в помещение вошёл Крамм. Я остужал мой горящий лоб о прохладные плитки пола. Крамм наклонился надо мной, обратив ко мне своё лицо.
— Вы уволены, — шепнул он мне.
— Спасибо… — заикаясь ответил я.
Первое испытание завершилось.
Уве сочувственно похлопал меня по плечу. Придурок.
Я потопал вон из бюро ритуальных услуг.
Густл снаружи делал свои приседания, разминаясь. Он тупо отвернулся. Это была его ошибка, потому что я с такой силой пнул его сзади по яйцам, что мы рухнули оба. Надо же было и удовольствие получить. Я снова поднялся. Он нет.
Я пошёл прочь. Слишком много времени я здесь тщетно растратил. Тс-с-с… Вот я уже думаю во временных категориях. Стыдись, Хаген! Тьфу на тебя!
Я чувствовал себя таким защёлкнутым, как закрытое пианино, ключик от которого покоится на дне реки. Ноги сбились с тротуара, соскользнули на дорожный асфальт. Машины ожесточённо принялись сигналить. Шины заскрипели от резкого торможения. В меня полетели проклятия.
Если им нужно меня переехать, пожалуйста, но зачем же меня оскорблять? Это лишено логики.
А ответные меры? — пронеслось у меня в голове… Как можно скорее нужно принять ответные меры. Деревья аллей мрачно скрестили свои руки. Их дефиле подавляет меня.
Перед магазином игрушек всё ещё стоят зелёные и коричневые бутылки. Придурки. Чепуха, они не стоят. Они лежат. Они спят.
Я контрабандой пробрался между ними.
Теперь я больше не боюсь ни топать, ни дышать.
— Дайте мне то изделие, по образцу «вальтера»! — потребовал я.
Рыжеволосая продавщица колеблется, потом всё-таки кладёт его на прилавок.
— Не делайте этого! — повторяет она.
— Милая дама, у вас правильная жизненная установка, это заслуживает одобрения. Сколько это стоит?
Десятки хватает, чтобы тупить его. Она суёт десятку в кассу и печально опускает голову. Надо сказать ей что-нибудь утешительное, да, но ничего не могу придумать. Это одна из тех изуродованных встреч, про которые и часы спустя думаешь, что они имели некое судьбоносное значение.
Выйдя из магазина, я наступаю на бутылки. Оказалось, это игрушки! Ты просто придурок, Хаген! Отправляйся на детскую площад ку и дождись обеденного времени. В обед не так оживлённо. Это точно. Проверено. Дело верное!
На этой модерновой детской площадке полно всевозможных приспособлений. Деревянные крепости, хижины из блоков и канаты, по которым можно, цепляясь руками, перебраться через пропасть метровой глубины. Красно-жёлто — зелёная деревянная железная дорога и верховые животные на стальных рессорах, чтобы можно было на них покачаться. Они не выдерживают моего веса. Я трижды падаю в песок, и несколько озорников смеются надо мной.
Есть длинные покатые горки, металл которых горячо разогрет июлем. А ещё есть раскачивающийся канатный мостик между двумя башнями.
Дети боятся меня. Они держатся на расстоянии, сбиваются в кучку и перешёптываются, совещаясь. Я закашливаюсь, лёжа ничком, лицом в землю. В рот мне набиваются травинки, я поглядываю на часовую башню расположенной неподалёку церкви. Когда бьёт двенадцать, я ухожу. Все домохозяйки теперь уже дома и занимаются приготовлением обеда.
Сейчас будет поднят военный стяг.
Но вначале немного Пёрл-Харбора.
В супермаркете почти пусто.
Я подхожу к даме за кассой и подношу пистолет к её лицу.
— Пожалуйста, деньги сюда. Все, сколько есть!
— О боже!
Пластиковый пакет у меня на голове такой влажный, что отверстия для глаз то и дело сползают.
Она сидит не двигаясь, окаменев от страха. Не шелохнётся ни на сантиметр.
— В моего предка, прадядюшку Конрада, — рассказываю я ей, — в битве при Вердене попала граната. Единственный цельный фрагмент, который от него остался, была правая рука. Её-то и предали земле вместо него, и священник махал над ней крестом. Дайте же мне, пожалуйста, деньги!
Теперь она наконец шевельнулась. И довольно живо. С человеком бывает достаточно просто поговорить. Несколько купюр упорхнули на пол. Я нагнулся за ними и подобрал. Двое-трое покупателей наблюдали эту сцену со стороны овощного отдела. Они не казались испуганными. Заинтересованными — да, но совершенно безучастно, как будто они смотрели всё это по телевизору.
Я поблагодарил кассиршу и вышел из магазина. Всё прошло очень просто. Все были очень милы. Пластиковый пакет и игрушечный пистолет полетели в мусорный бак. Остановился автобус. Я проехал на нём две остановки. По улицам так и сновали полицейские машины. Они искали Ирода, не меня.
Вход в открытый бассейн стоил дёшево, взять напрокат плавки стоило пять марок.
Я лежу среди двух тысяч почти обнажённых людей. Ткк много плоти. Ткк много радостных криков. Если меня здесь найдут, я вернусь в лоно церкви, ей-богу!
Я связываю мою одежду в один узел вместо подушки, укладываю на неё мою растекающуюся голову и жду вечера, покашливая, поплёвывая и тайком пересчитывая деньги. Почти две тысячи марок.
Впиваясь зубами в одежду, подавляя хрипы. Только бы никому не броситься в глаза! Моя бледная спина поджаривается на солнце восемь часов подряд.
К тому времени, когда бассейн закрывается и пузатые смотрители выгоняют посетителей, я уже имею ожог третьей степени.
Потому что заснул.
Прочь, прочь, прочь.
Деньги я закопал под буком и жду на краю леса в высокой траве, поглядываю на автобан, на белые фары и красные задние огни и на дальнобойщиков, которые сворачивают с дороги, чтобы расположиться для отдыха на природе.
В лесу, который шелестит позади меня, осталась часть моего детства. Но это другая история.
В кашель подмешивается кровь. Во рту и в глотке всё болит, спина пылает. Юдит, должно быть, обалденная баба! Нет смысла отправляться к ней немедленно. Вначале я должен найти, где бы мне рухнуть и поспать. Иначе всё коту под хвост.
В полночь я перелезаю через забор дачного посёлка и вдобавок ко всему подворачиваю ногу.
Выломать ставни — дело плёвое. Д ля этого достаточно садовой лопаты. Но разбитое стекло наделало много шума, особенно среди ночи. Я засовываю руку в кроссовку и бью.
Но всё равно порезался: царапина на тыльной стороне ладони. Ничего не удаётся избежать. Я залезаю в домик и закрываю окно изнутри. Очень всё удачно. Если завтра сюда заглянут хозяева этого крошечного садового домика, меня здесь уже не будет.
Тут есть кровать. Есть спальный мешок. Поверх него я кладу все одеяла, какие нахожу. Вскрикиваю, коснувшись спиной ткани.
Внезапно мне становится далеко не всё безразлично. Жаль.
Я столького боюсь. Колени мои дрожат, не успокаиваются, не подчиняются мне. Они затевают свою пляску. Кожа шипит. Я слышу шум приближающихся шагов. Потом долгий скрежет ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Продолжительная полицейская сирена. Потом снова наступает тишина. И титттина эта страшнее, чем всё остальное. Спальный мешок взмок от пота. Я плаваю в собственном соку. Мне так хочется пить, и мне так страшно. Ткк и сорвал бы с себя все одеяла. Нет. Ты должен зашнуроваться! Чтобы во сне нечаянно не разметаться, не раскрыться! Неужто это смерть?
Лоб у меня горит, как Александрийская библиотека. Языки пламени взвиваются до самого потолка и погружают всю эту хижину в адские отсветы.
Неужто это костлявая явилась за мной, неужто это замах её косы? Неужто именно теперь? Когда вся моя жизнь лежит в джекпоте и жаждет развязки? Страшно.
Что, Хаген, пришёл твой час? Неужто уже? Бывает ли продолжение после сна? Я не хочу спать. Не хочу. И не стану этого терпеть. Защищаться!
В детстве я пытался, стоя перед зеркалом, изобразить на лице свою посмертную маску. Меня путало, насколько убедительно это получалось.
Опустошённые воспоминания набегают одно на другое. Как сказки, за тридевять земель отсюда, когда принцы ещё жили в пруду, ловя мух.
Я костёр. Все Папы Римские дают мне огня прикурить. Железные девственницы улыбаются мне.
Хлеб преломлён, и палка, и череп.
Страх. Скончаться в доме, о нет…
А где звёзды? Я замурован. Пропал, погиб. Несчастливо продулся или просто плохо дул? Кто мне ответит?
Кто-то подошёл к окну. Чья голова заглядывает внутрь? Овальная тень, а над нею светит луна.
— Хаген?
Голос. Я так и знал тогда, что мы не в последний раз видимся.
— А, Ирод! Жаль, дружище, но ты опоздал по мою душу. Тебе не придётся со мной утруждаться. Потому что я сам как раз помираю!
— Что?
— Чего ты пялишься на меня с таким дурацким видом? Неужели непонятно? Я решил над тобой подшутить. Тотально обвёл тебя вокруг пальца!
— Можно мне войти?
— На кой чёрт ты мне здесь сдался, хи-хи!
— Наверное, ты плохо себя чувствуешь?
— Отлезь!
Я зарылся мордой в подушку и начал задыхаться. Когда я снова выглянул наружу, луны уже не было видно, а окно закрыто. Значит, у Ирода хватало внутреннего такта не лезть ко мне. Тккая воспитанность приветствуется. Если уж приходится околевать в доме, то лучше без посторонней публики.
И начался длинный фильм. Значит, правду говорят, что вся жизнь проходит перед внутренним взором. Я всё увидел заново. И переписанную в детстве кровать, и остров, который я дырявил сапёрной лопаткой, и серебряных ящериц на плитках у бассейна, и афишную тумбу с титьками, и бильярдный стол в подвале. ТЪ-с-с… Из — за каких-то свинских нарушений в моих воспоминаниях всё перепуталось, из ружейной мушки сделали слона, из льда — хрустальный шар, размазанная кровь превратилась в вечернюю зарю, а я говорю какую вещь лучше вываливать первой ведь всё-таки цветная а главное волнующе говорю я до омерзения… Партизан и паразит… «А» боли.
Оргазмы опускаются до восстания против безмоментности и прочей лжи, розоватые, голубоватые, обещания, отговорки… все эта бормотальные головокружения… Прививки… Ампутации. «Б» страха.
Здесь переливается через край вода с водорослями и медузами, рыбами и кораблями… со всем что можно сказать… «В» утешения.
Не хочу соскальзывать в эту ночь… дурное сползание в предтрупную слизь… растерзанный раздавленный скомканный смятый протравленный разложенный опущенный полинявший…
Холостые патроны… Гормональное трёхзвучие… Парижские обрывки… «Г» сомнения.
Увязший заиленный заболоченный просмеянный… Юродивый атом или расщелина между болотом и лягушкой.
Энергия! ЭнОргия!
Поверхностное натяжение вязкой жидкостной… «Д» ветра.
Перед этими людьми, которые меня тут обнаружат… стеклянноглазого циклопа духовного министранта ванного поражения штепсельной розетки поворотного замка… Акционеры… Ре-акционеры… Отгрохоченно отрекламированный купленный процент и сложный процент откровившая мания убийства Гог и Магог вынужденная чёрная дыра в коллапсе… катако… Обнажённые гениталии Изольды наминают эрекцию умирающего и если бы Христа четвертовали, то ротозеев бы собралось со всех окрестностей впятеро больше и всё это теперь отцепляется и что там написано в режиссуре у кого она стоит там моё имя? «Е» обморочного бессилия.
Этот меч — ложка и сомнение в луке исходная клетка Бог жирноглазый слепец. «Ж» дыхания.
Томаты все атеисты даже в состоянии кетчупа. Лимонные складки на пицце и пепел и ненависть он чувствует мою трёпку мягкая объяснённая музыка — это на пианино справа наверху. Я омерзение.
Не со мной непобеждённо поцелуйте меня в задницу с вашими хлопковыми хлопками ваш продувной ветер отцеремонился пролакировался растёрто нарублен потом я святой-хранитель одержимых манией убийства один должен это сделать здесь переливается вода с водорослями и медузами и таинственный чёлн в котором Ричард покинул закрытую страну… Авалон. «3» гнева.
Потом тут были палатки.
И также были шампуры.
Арест палатки стал признанием штаба. Катако! «И» желания.
И в сводах свойственна жадность котла к покорности купола.
Опоздав! Больше! Меньше! Или! Позор…
Ложь всех цветов в эту ночь я скольжу отчаянно с ассимилированными фантазиями. «К» наслаждения.
Ведь у меня не было света для фотосинтеза в противном случае я бы может быть стал растением освоенно гибким несущим плоды поедания заражённо деформированно кстати вы знали что Тесей и Дионис одна и та же персона? Быстро ещё концы в пожар и итог для примера что это целесообразно. «Л» неуюта.
Обдуманная изгородь станет теснотой дома задуманная изгородь фронтовая земля и камень достаточно мне в своей брошенности его поэтика честно говоря меня не интересует катако! Одинокому братская могила не утешение и слишком часто это любовь до первой случки но это само собой понятно и страна не нуждается ни в новых мужчинах ни в старых женщинах это обгажено по самую макушку и воняет и что ещё сказать ах да я был очень скромным но скромность есть удобство или иначе говоря чистейшая форма честолюбия и ничто иное и враг которого мы ненавидим более всех который нас осаждает плотно и черно это по-прежнему действительно как и раньше и потом и Аристотелю я хотел бы сказать что у слонов були горького характера тянут всё стадо прочь что полностью в порядке од нако помещение исчезло просто исчезло и достоинство так или иначе… мы должны бредить друг в друга клаустрофобически до тех пор пока не почернеет катако.
«М» уважения.
И мысли словно наперегонки летящие морские орлы кружат в конце концов хищные круги и добыча такова и к тому же я был далеко не сиротой и меня довольно сильно качали в колыбели и я жил как-никак когда норны заново вырастили меня из их пряжи и дал себе время и я знаю что четвертьглупый хуже полуглупого и так далее кричащие и мечущиеся животные… «Н» презрения.
И в конце концов склоняешься к примирению хотя как это часто бывает д ля этого нет оснований ибо я всегда был настроен примирительно в царстве лжи и честно я желаю вам светлого с дружеским приветом от детёныша антихриста… раз уж у меня тут всё должно быть так рождественно всякий раз… да-да спасибо уже лучшим в их лучшие моменты они бичевали меня из года в год в их упорстве и стали святыми там где были счастливыми а остальное не стоит даже слабого вздоха.
«О» сна.
Сок и боль и молнии всех видов через всё карибское небо и стальные лыжни. Катако.
«П» угрозы.
Виола Джона Сэйла да-ди-да-да-ди-ди-да-да…
Это кладбище во Вселенной без земли без дна и без стен. Гробы из чёрного камня тоже не имеют крышек. Между гробами парят дорические колонны без верха и низа. Иногда мимо проносятся на парусах рояли, элегантные, лакированные, отражающие звёзды в вакууме, который заглатывает всё.
Это ад пианистов.
А там — попадается на пути метеор, продолговатый кусок дерьма весь в дырах. Лопатка, оливково-зелёная, торчит в нём. Моя тоска указывает на это.
Но я должен позаботиться о мёртвых в их лишённой освещения мебели. Некоторых втискивают туда в дурацкие моменты. Некоторые трупы женщин оказались там в косметических масках. Лица, обложенные кружочками огурца. «Р» ритма.
Я бы с удовольствием опрокинул эти ящики, а тела сдул бы, как одуванчики. Но у меня нет сил. Я сам парю в воздухе. Ведь голод же. Сил нет.
Нечего больше есть. Если не считать огуречные кружочки. Возьми меня с собой! — кричу я какому-то чудовищному роялю.
На твои колени на твой вертящийся стул. Я хочу с тобой играть. На чёрных и белых клавишах и на полях и позади звучащих струн исторгать звуки ни для кого сюжетной нити на которой мы повесимся пока не станем мёртвыми или марионетками.
«С» одиночества.
Теперь смеются все враги… «Т» болезни.
С пересохшим языком ставшие лёгкими ревю утопии и судорожный сон живота кишечное урчание и батарейки музыки к сожалению разрядились иначе напоследок было бы на что отвлечься.
«У» облегчения.
И я скалю зубы высоко перед глазами пожелтевшие палисады теперь есть дыра через которую я могу видеть.
«Ф» возбуждения.
И чёрт побери, если бы вы знали, что я сейчас вижу, вы бы подумали: ага!



ГЛАВА 18. ЛЕС



в которой мальчик так долго светился в лесу, что был оттуда изгнан


В последние два года ожидания мальчик наряду с миром книг открыл для себя ещё одно убежище.
Это был лес, та часть Кройцлингского леса, которая располагалась между Гаутингом и Гермерингом.
Лес, который уже и на лес-то не походил из-за множества дорог, тропинок и памятников погибшим здесь лесорубам Хвойные деревья стояли далеко друг от друга а их кора была заражена жуком-короедом Дикая чаща встречалась здесь редко. Но зато в силу особых обстоятельств здесь были обширные пространства на которых даже в дневное время не попадалось ни души, по крайней мере ни одного пенсионера прогуливающегося с тросточкой и с собакой и ни одной мамаши толкающей перед собой детскую коляску. Этими особыми обстоятельствами были Крайлингерские казармы инженерно-сапёрных войск а именно: их охраняемая военная зона их испытательные полигоны и тренировочные площадки их поля для военных учений для стрельб и манёвров.
В те времена мальчик начал пить и делал это всякий раз, как только ему удавалось каким-то образом отдалиться от родительского дома.
По большей части он был при этом не один. В каждом классе найдётся несколько ребят и одна-две девушки, которые отличаются от остальных тем что читают Рембо, Гёльдерлина, Бодлера и Д'Аннунцио. Всех тех авторов, которых спустя несколько лет перечитываешь и понимаешь совершенно иначе, чем в первый раз. Вплоть до Стефана Георге, которого, надо надеяться, не будешь перечитывать больше никогда.
Поэтический экстаз поддерживали дешёвым белым вином, которое называли «графским напитком». Оно стоило не дороже двух марок за литр, но, несмотря на это, надо отдать ему должное, не вызывало наутро головную боль.
Вино зажёвывали виноградным сахаром с кофейным вкусом, чтобы перебить запах.
Вначале пили на маленьком гермерингском лесном кладбище, но вскоре пошла новомодная волна молодёжного сатанизма с их придурочными чёрными мессами и их страстью извлекать удовольствие из чёрного ужаса и запутанной мешанины других удовлетворений. Много чего происходило тогда на этом кладбище. Слишком много.
Как раз вовремя мальчик открыл в Кройцлингском лесу то чудесное место, которое у всех, кому он его ни показывал, вызывало растерянное удивление.
Охраняемая военная зона не скрывалась за высоким забором, а была обозначена ржавыми жестяными табличками. Таблички настойчиво предупреждали прохожих, чтобы те поворачивали назад — туда, откуда пришли, и чтобы держались подальше от любого предмета военного назначения, если тот случайно попадётся им на пути.
Если не побояться этих угроз и предостережений и углубиться дальше в лес, то картина постепенью начинала меняться. Тропинок попадалось всё меньше, заросли становились всё гуще, а грибы росли изобильнее. Пройдёшь так с километр — и окажешься у пустыря, поросшего ковылём.
В южной части этот пустырь пересекала пыльная дорога. По утрам по ней ехали грузовики, а иногда и танки, а по траве часто ползали по-пластунски солдаты и стреляли холостыми патронами в других солдат, которые изображали войска противника.
Но после обеда на пустыре уже никто не появлялся, и можно было побродить здесь в полной уверенности, что не застукают.
И там, на участке радиусом метров в двести, находилось несколько предметов, заслуживающих внимания, хотя понять их назначение так никому и не удалось.
Там стояли, например, четыре бетонные опоры для здания. Они были светло-серые, прямоугольного сечения высотой метров пять, наверху скрепленные поперечинами Сверху свисали сгнившие деревянные балки.
Функционально это сооружение напоминало мегалитическое погребение. Без крыши, без стен, без фундамента. Четыре несущие колонны посреди травы. Неважно, что замышлялось тут кем-то когда-то, — теперь это были останки некоего храма, архаически сияющие в лучах заката.
Там они любили развести костёр, вино приобретало особенный вкус, а «Гиперион» читался совершенно по-современному.
Метрах в тридцати от храма находился алтарь.
Так они называли эту штуку. Подыскать ей другое определение было и впрямь трудно.
Это было такое же загадочное сооружение — стена длиной метра два, высотой метра полтора и толщиной в ширину ладони.
По обеим сторонам эта стена имела ступенчатый сбег. Она была чисто зацементирована и не могла представлять собой часть руин, но и снарядом для физических упражнений солдат она тоже быть не могла, хотя это приходило в голову в первую очередь.
Нет, это строение не имело абсолютно никакого смысла, кроме единственного — священного. Алтарь. Этого им было достаточно.
Если пройти от алтаря немного на восток, то там, в пожухлой, полной насекомых траве, ни с того ни с сего обнаруживались рельсы Они начинались где-то в земле, выходили на поверхность и заканчивались тоже в земле, неподалёку от края леса Длина этой странной железной дороги составляла всего метра три. Если бы её проложили в каких-то строительно-технических целях, то в окружающей местности оставались бы хоть какие-то реликты от строительных сооружений. Но никаких следов никакого строительства не наблюдалось.
Кто-то проложил в лесу железнодорожные рельсы — от одного места до другого, на расстояние всего лишь в три метра Это не поддавалось никакому объяснению. Вся местность была полна тайн. К югу от алтаря, по ту сторону пыльной дороги располагался огромный котлован или карьер — яма метров двадцать в поперечнике и метров десять глубиной.
Кто-то соорудил крутую деревянную лестницу, ведущую на дно котлована, зачем — непонятно, потому что на другой стороне этого котлована был широкий, довольно пологий выезд, на котором отпечатались следы гусениц танков.
В центре котлована-карьера было костровище, огороженное каменными блоками.
Горизонт из котлована не был виден. Казалось, небо накрывает этот амфитеатр, как крышка кастрюлю. Они так и называли этот котлован — Амфитеатр.
По ночам звёзды казались со дна Амфитеатра невероятно близкими, а акустика там была изумительная.
После Амфитеатра романтических предметов такой же силы воздействия уже не попадалось. Были какие-то бараки для всяких отходов и ухоженное футбольное поле, выдержанное в классических размерах, с двумя семи-с-половиной — метровыми воротамии и всегда свежими белыми линиями. Поле, сооружённое посреди леса для солдат.
А собственно казармы начинались ещё на километр дальше и, само собой разумеется, были обнесены настоящей оградой и охранялись с устрашающей строгостью.
Мальчик приводил на это место лишь немногих друзей и просил их держать всё увиденное в строгой тайне. Но эти просьбы были излишними: никому, кроме него и его поэтических друзей и подруг, это место не показалось бы таким уж захватывающе необыкновенным.
Он же проводил здесь столько времени, сколько было возможно, — днями, вечерами и ночами: жарил здесь мясо, приучался к рецине, напевал, а то и пел в голос, когда пьянел — пел громко и фальшиво, а ещё ему очень нравилось разглядыватъ свои сапоги, словно он был усталый, измученный странник. Он писал там старомодные стихи в сложной метрике и ещё любил пробиваться сквозь заросли, потому что ему казалось, что лес настроен по отношению к нему по-братски, признаёт в нём родственную душу и не выставит против него ни ловушки, ни западни.
И он действительно ни разу не споткнулся о какой-нибудь корень, не поцарапался о какие — нибудь колючки, никогда не натыкался на прелый хворост, а ветки кустарников не стегали его по лицу.
Мальчик объявил эту часть леса своим царством, он едва ли не с нежностью приникал к стволам деревьев и навыдумывал себе немало всякой мистики. А самым большим достоинством этого его царства, самым ценным его качеством была тишина.
Тишину по-настоящему можно ощутить, только если время от времени прокричит какая-нибудь птица или ветер шевельнёт листву.
Мальчик чувствовал себя там очень хорошо, особенно когда оставался совсем один. Тогда он превращался в жреца некоего в высшей степени таинственного ордена, ревнивого к милости посвящения в его правила.
Он впитал в себя магию этого места, чтобы приобрести нечувствительность ко всему остальному миру. Тишина и вино стали нектаром, подкрепляющим его силы. И если говорят, что пафос внутри себя пуст, так это, может быть, только оттого, что мальчик за все те годы жадно выгрыз его до пустотелости.
Однажды ночью, за несколько недель до его восемнадцатого дня рождения, он снова шёл по своему лесу. Стояла безлунная ночь, поэтому мальчик шагал осторожнее, чем обычно, хотя ему всегда казалось, что в чаще и в темноте у него открывается некий чувствительный орган, вроде радара летучей мыши.
Медленно и тихо, чтобы не нарушить тишину, он двигался по мало освоенной территории западнее Амфитеатра. Глаза его ощупывали темноту, ничего в ней не обнаруживая. Вино уже подходило к концу. Охотничьи вышки были построены все по одному образцу — устойчивые и удобные, и одна из них была такой высокой что с неё можно было наблюдать даже световой поток дальнего автобана.
Из одного ручья он поплескал себе на лоб прохладной воды. Полный уверенности в своих силах, в ожидании нового возрастного этапа он топал сквозь черноту леса и вслушивался в тишину.
Потом откуда-то взялась мысль, что он, может быть, не доживёт до своего восемнадцатилетия. Ему показалось совершенно невероятным представление, что время может так просто пройти милю, прошествовать своим путём дальше, отделённое от какой-то даты Может быть, родители укокошат его ещё до того, как ему стукнет восемнадцать, скорее всего по случайности, в состоянии аффекта, а то и просто невзначай. И, может быть, ему стоило бы перенести свой отъезд из родительского дома на более ранний срок и отпраздновать триумф дня рождения где-нибудь в другом месте.
Потом он подумал о расхожем клише насчёт руки судьбы и решил предаться её милости.
Он также решил в случае отъезда обойтись без прощального письма. Ему нечего было сказать. Он просто хотел всё оставить позади. Унижения. Позор. Надсмотр и неусыпный контроль. Подглядывание, подслушивание. Кражи. Побои. А также ненависть, которую все эти вещи порождают.
Через несколько недель он родится на свет, а всё, что было до того момента, не оставит в нём никаких воспоминаний никакого отпечатка. Так он думал. Он прилагал к этому много стараний.
Небрежно вытянув вперёд раскрытую ладонь, подобно палке слепого, он шёл сквозь темноту, и хвойные иглы были мягки по отношению к нему. Он сделал привал, упёрся спиной в ствол дерева и подумал, что это действительно граничит с чудом — то, что его до сих пор не тронул ни один клещ. Которых здесь были мириады.

Потом он услышал хруст веток.
То была не птица и не какое-нибудь животное, он бы это сразу различил. Эта характерная регулярность хруста могла означать только шаги. Шаги, время от времени приостанавливающиеся.
Как будто его что-то учуяло и теперь замерло, чтобы как следует разнюхать, опасность это или, напротив, облегчение.
Ходьбу на подошвах ни с чем не спутаешь. Вначале каблук, потом носок… и перекатывание с каблука на носок, заставляющее сухие листья отпрыгивать в стороны…
Это был человек. Где-то там, в неопределённом, приблизительном направлении.
Мальчик поднялся и рассерженно двинулся дальше. Он хотел в эту ночь быть один и форсировал темп. Тем самым, он вызвал дополнительные шорохи трески и шумы, за которые ему было стыдно, потому что великая добрая тишина тем самым несла потери Он то и дело останавливался и прислушивался.
Он слышал то один шаг, после которого было эхо, а потом не было ничего, — то ничего не слышал.
Что-то преследовало его, останавливаясь тогда, когда останавливался он.
Это Нечто сохраняло дистанцию.
Мальчик пошёл ещё быстрее. Оно оставалось на прежнем расстоянии, идя по его следам.
Между делом он пытался сориентироваться и сообразить, где он сейчас находится. Он искал какую-нибудь тропинку. Но его глаза не пробивали черноту ночи. Тот, кто шёл за ним, шёл именно за ним и не хотел, чтобы мальчик его заметил.
Наморщив лоб, мальчик размышлял, не крикнуть ли ему во весь голос: «Кто идёт?» Но у него перехватило горло. А может, это всё было только воображение, иллюзия? Ему не хотелось вникать в детали существования этого преследователя. И он терпеть не мог громко кричать в лесу. В конце концов он решил сделать вид, будто не подозревает о преследовании, и шёл дальше, производя однако, ещё больше шума и треска чем до этого, а идя по сухой земле, ускорял и уменьшал шаги.
Потом он сделал большой рывок.
Зависла петля тишины.
Действительно.
После этого не оставалось уже никакой возможности отнести всё это на счёт воображения.
Прошуршали два шага. Потом замерли.
Однозначно.
Пот выступил у него на лбу.
И он побежал, выставив вперёд обе руки для зашиты Ветви стегали его по рукам, паутина приклеивалась к волосам, а правую щиколотку он разбил, поранившись о корень.
А это Нечто гналось за ним — синхронно, в тени его шума.
Добравшись наконец до тропинки, мальчик отдышался и попытался придать шагам больше мужественности.
В конце концов, ведь это был его лес.
Зачем, он бежал?
Обернись же! — приказал он себе. Крикни этому Нечто в лицо, как он смеет…
Но в то же время он почувствовал, что если он это сделает то непременно что-нибудь случится. И совсем не обязательно приятное.
Если же он просто пойдёт себе дальше, конфронтации, возможно, удастся избежать. Почему — знала только иррациональная душа убегающего.
Он шёл по тропинке. На гравии топающие шаги преследователя были слышны отчётливее, он пытался попасть в такт с шагами мальчика.
Тогда мальчик стал через каждые несколько метров перетанцовывать, принуждая к этому и преследователя. Однако оглянуться он не отважился.
То была уж точно не красивая девушка и не жареный ягнёнок. Он думал скорее о топоре, зажатом в нервозных руках. Что-то вроде того.
И он снова рванулся вперёд.
Вскоре стало слышно не только шаги, но и тяжёлое дыхание. Дыхание, которое приближалось.
После этого преследование утратило уже всякую элегантность. Так продолжалось с километр.
Мальчик добежал до края леса, увидел перед собой бетонную дорогу, увидел первый фонарь, окружённый роем насекомых, бросился к нему и прислонился, — это было рядом с пустой парковкой открытого бассейна; он отдышался, вытер пот со лба и ощутил нелогичное, ничем не обоснованное чувство, что он спасён.
Почему — знает, как уже было сказано, только душа убегающего.
Но эхо и на самом деле смолкло.
То, что гналось за ним, так и осталось в укрытии леса и больше не преследовало его в освещении цивилизации.
Мальчик дрожал. В нём спорили стыд от того, что он трусливо бежал, с убеждением, что он поступил благоразумно.
Но было ещё и любопытство. Громадное любопытство — узнать, что же скрывалось под этим Нечто.
Он раскрыл свой карманный складной нож и уставился в черноту леса. Может быть, размышлял он, только и нужно было сделать, что повернуть штыки, чтобы из добычи превратиться в охотника?
Но он оставался на месте и дрожал, не решаясь переступить через демаркационную линию освещения, а его сердце так разбухло, что лёгким было тесно в грудной клетке.
Иди же туда! — приказал он себе. — Иди же туда и посмотри!
Но он оставался у фонарного столба как приклеенный пока дрожь не утихла И он уже знал, что это сам лес исторг его из себя.



КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ



Я забыл рассказать об одной детали, которую я заметил во время моего путешествия с Рихардом и Лидией. В Риме во время посещения Пантеона я разглядывал мощные коринфские колонны этого здания, посвящённого всем богам/ И на одной из этих колонн, на высоте в пятнадцать метров, торчал футбольный мяч типа «танго», застрявший между завитками и акантусом. Никто не знал, что нужно было этому мячу на такой высоте.





ГЛАВА 19. ЧТО НИ БАК, ТО СМАК



в которой Хаген приезжает в Берлин и пытается найти Юдит


Наступил август. Бодро поскакал через чистилище. Я в аду. Нет, сказать это — значит ничего не сказать. Волны берлинского эфира лопаются от самовосхваляющих песен. Есть ли ещё в мире город, который сочинял бы столько песен о себе, любимом? Фронтовой театр. Оживление труппы на островке Запада. Ну, и как долго это ещё продлится? Стагнация вражественного мира подходит к концу. В распродаже Востока в это лето больше уже никто не мог сомневаться. Хотелось бы думать, что в этом есть скрытые возможности и перспектива! Как только пищеварительный тракт мира приходит в движение и начинается перистальтика кишечника, оптимисты тут же готовы поверить, что это новый шанс избежать повторения периодического кошмара. Но кишечник как был, так и остаётся изнутри коричневым, а то, что из него выходит наружу, скорее вонь, чем ветер, и уж тем более не свежий…
При виде миллионов фиолетовых пожирателей lasciate ogni speranza voi ch'entrate!
Берлин.
Здесь я долгое время жил с засевшей в башке эпилепсией свободы. Швырял камни, как дюжина молодых Давидов, вверх, на балкон кафе «Кранцлер», этого места встречи обывателей с Ку-дамм. Посреди неона и обдираловки были возведены баррикады, и машины полыхали огнём. Как же о таком не вспомнить в приступе ностальгии!
Позднее камни метко попадали в витрины павильонов, торгующих напитками. Спорт порождал неутолимую жажду.
Сегодня было бы куда уместнее отправиться в кафе «Кранцлер», раздолбать там мраморный столик и швыряться оттуда обломками в прохожих…
Кройцберг за это время приобрёл опрятный вид, гетто стало аттракционом для туристов, а самые умные из любителей независимости подались в деревню. Город полон дегенеративных экстремистов, а идеи, смысл которых ещё можно как-то догнать, — это всего лишь детские формулировки антикварных утопий. Вокруг шныряют одни безумцы, обозлённые, тупые, лишённые шарма и рафинированности. Всё, что они придумывают, имеет один источник: злость, отчаяние и сладострастие разрушения, — что значит столько же, сколько не значит. Город не очень-то отличается от остальной сыто-немецкой реальности. Разве что он обнажён и омерзителен.
Много чего носится в здешнем поганом воздухе. Я считываю знаки со стен. В лабиринте.
Я должен найти здесь Юдит. Достаточно трудная задача.
Берлин — это такая идиллия говна и одурачивания, что поэту здесь нечего искать, кроме Юдит.
Здесь всё можно отразить несколькими фотографиями. Остальное узнаешь из рекламы. А сплетни меня не интересуют.
Мне на всё это накакать. Искусство должно быть на месте преступления ещё до того, как туда сбегутся були и репортёры.
Из двух тысяч марок моей добычи осталась ещё добрал половина. Несмотря на это, я живу в надменной бедности.
Приюты для бездомных здесь переполнены иногда даже летом — поляками, пакистанцами, иракцами и так далее, представительными делегациями из всех углов глобуса.
Я подыскал себе дешёвый пансион, поскольку не хотел подолгу таскать мои бабки в трусах. Это причиняет неудобства при эротических сновидениях. Если бы я оставался ночами на улице, у моих бабок было бы мало шансов продолжительно наслаждаться моим обществом. С богатством всегда так.
Берлин никогда не был особенно дружелюбен по отношению ко мне.
Здесь я вынужденно подолгу сиживал в дерьме. Здесь я проигрывал всевозможным крупье нечеловеческие суммы. Здесь я чуть не подхватил лёгочное заболевание от слезоточивого газа. Город всегда любил показать мне, кто здесь главный.
Что касается Юдит, то примет, по которым я мог бы её найти, очень мало. Она ходит в гимназию. Но от этого нет никакого проку, потому что гимназии сейчас закрылись на каникулы.
Я без всякого плана прочёсывал разные районы города.
На одном грузовике, вывозящем мусор, красовалась надпись: «Что ни бак, то смак».
Ну, браво! Можно только поаплодировать!
Юдит упоминала как-то, что играет на виоле. Что ж, обзваниваю музыкальные школы и расспрашиваю, давая какие-то её приметы. Это требует только времени. Но многие вообще не расположены давать какие-либо справки. Кроме того, существуют ещё тысячи частных преподавателей музыки.
Было бы подло и бесстыдно надеяться на чудо, но бегаешь и ждёшь, потому что деваться некуда, приходится искать Юдит наугад.
Она говорила, что любит ходить в кино. Поэтому вечерами я толкусь то тут, то там, где показывают фильмы, которые ей могли бы понравиться.
Бывают жуткие минуты, когда я думаю о том, что её, может быть, вообще нет в Берлине, что она, например, как раз в это время ищет меня в Мюнхене.
Это было бы слишком трагично. Тогда мне пришлось бы жестоко сожалеть о том, что я приехал в Берлин.
На всякий случай я звоню одному из наших мюнхенских тружеников улицы и спрашиваю, какие новости.
Нет, о Юдит он ничего не слышал. Зато он рассказывает между прочим, что Том попался и арестован.
Я оставляю свой внимательный взгляд в каждом итальянском ресторане: она любит пиццу. Я растратил уже все взгляды. Моя слепота убивает меня.
Трижды в день — ламакун, по две пятьдесят за штуку. Это такая турецкая пицца с салатом. Вкусно, но не сытно. Я похудел.
Как я ненавижу Берлин! Но думать про это нужно тихонько, потому что город подслушивает мысли и зловеще посмеивается. Пристанище проклятых. Смоговое предупреждение второй ступени. Турецкий кебаб, реквием ми-диез.
На алкоголь я расходую совсем немного — и то лишь на самый дешёвый. Хаген, образцовый испытуемый. Которого надо досрочно отпустить за хорошее поведение.
Бродяги здесь заметно брутальнее, чем в нашем городе на Изаре. Они не ведают, что такое наплевательство, складчина здесь не в чести, за каждое пиво нацо бороться, даром тебе ничего не дадут. Нравы дикие, руки скоры на расправу, а порог торможения понижен до самого пола.
В Мюнхене наш брат смотрится чужеродным явлением на фоне изящных фасадов. А в Берлине низкое во многих местах стало образом жизни, дурным подобием фильмов Джима Джармуша.
Каких тут только нет развлечений!
Многие рок-концерты даются почти задаром, и повсюду шныряют типы, продавая из принесённых с собой коробок баночное пиво, причём по цене, ненамного выше той, что в магазине.
В Мюнхене такое было бы немыслимо, никто бы не пошёл на это: ни стиля, ни достоинства, ни выгоды.
Иногда я захожу в игровые пивные и играю с крупье блиц в шахматы, чтобы слегка приумножить мои денежные запасы: неизвестно, сколько времени ещё мне понадобится продержаться здесь.
Когда мне было девятнадцать, я почти каждый вечер проводил в таких пивных. Шахматный ресторанчик располагался в десяти минутах ходьбы от Курфюрстен-штрасе, и я мог играть по три часа подряд, ни разу не проигрывая. Дела шли.
Шлюхи давали или делали тебе всё что хочешь прямо на скамейке детской площадки. Это была упорядоченная жизнь.
Теперь я так сильно дисквалифицировался, что за сорок марок должен париться очень долго, да и те появляются редко…
А с моим воспалением лёгких всё обошлось хорошо. Два дня и две ночи я провалялся тогда в постели в чужом садовом домике — спал и потел, спал и потел, а потом появились люди, подняли крик и разбудили меня, но к этому времени я уже накопил достаточно сил, чтобы убежать. Спрятанные деньги дожидались меня под буком. и даже с автостопом мне повезло: меня сразу же подобрал один шофёр.
Ирода, кстати, арестовали. Им оказался безработный турок, при котором были обнаружены опасная бритва и молоток. Правда, он ни в чём не сознался, но случай был ясный, а улики убедительные. Странно. Что-то я никогда не замечал у Ирода турецкого акцента.
Если бы у меня была хотя бы фотография Юдит! Тогда её можно было бы кому-то показать…
Мне в голову пришла мысль пойти к одному из множества художников-портретистов, промышляющих у церкви памяти кайзера Вильгельма, и заказать ему портрет по описанию. К сожалению, почти все эти художники специализировались на карикатурах.
Несмотря на многократное описание, все те креатуры, которые возникали на планшетах, ни в малейшей степени не напоминали Юдит. Чем больше я её описывал, тем более размытыми становились её черты в моих собственных воспоминаниях. Я ушёл оттуда, не заплатив, и горько сожалел о том, что сам совершенно лишён способностей к рисованию. После этого я поместил несколько объявлений в дневные газеты и городские журналы. Безрезультатно.
Но решимость найти ее меня не покинула.
Вероятность случайно встретить Юдит на улице — по приблизительной прикидке — равнялась 1:1 во временном промежутке в семь лет.
На улице Семнадцатого июня промышляли нелегальной проституцией красивые польки, они трахались задёшево.
Я сдерживался, как какой-нибудь юноша, который при вспышке первой любви принимает экзальтированное решение впредь больше не онанировать. Но тоска по человеческому телесному теплу и давление гормонов — они оказались сильнее меня. Я был поколеблен.
Битва спермы была проиграна. После этого я впервые в жизни действительно почувствовал печаль, как всякий зверь после совокупления. Полька сделала это за тридцать марок, по-французски, по-настоящему первоклассно, уж постаралась, и ещё что-то рассказывала о голодающих родственниках за ржавым железным занавесом, которых она поддерживает материально. Я дал ей сверху ещё двадцать марок. На большее всё это никак не тянуло.
Облака на небе сложились в рожу чёрта, который нагло усмехался мне в лицо. Я крикнул туда, наверх:
— Надолго тебя не хватит!
И смотрел на эту рожу, пока ветер не растащил её в разные стороны. Я удовлетворённо кивнул.
Кто замахнётся на борьбу с чёртом, должен сам быть не меньше чем Богом, в противном случае чёрт умрёт со смеху. Поэтому люди легко склоняются к тому, чтобы ничего не называть чёртом, а сами предпочитают быть не больше чем человеком. Со временем это основательно отравляет жизнь.
Мелким шрифтом напечатано, что общественный договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Сам-то я ещё с рождения принял твёрдое решение никогда ничего не подписывать.
Если бы я не был настолько предрасположен к сентиментальности, я стал бы философом, позволил бы беззаботно списывать на мой счёт все свежевозникшие трупы и без усилий разрушал бы слабые структуры этого мира. А так — приходится удовлетворяться скромным убежищем среди лжи.
Берлин в августе — это усталое кладбище. Возможно, интересных людей. Бывших. Они все умрут. Все, кого я вижу. И они это знают. Даже самые пунктуальные из точных. Дешёвое заявление.
Молодой поэт шествует через пустыню, вооружённый карандашом и листом бумаги. Он большими буквами пишет первую фразу. Потом вторую. Третью он записывает на обратной стороне листа. Остальные фразы не помещаются. Он царапает их всё более мелким шрифтом — на краю листа, углом, между уже написанными строчками. Скоро лист превращается в нечитаемую, чёрную кашу-размазню; буквы стоят вплотную друг к другу и одна поверх и поперёк другой. Этот поэт всё сделал неправильно. Пидор.

Я спрашиваю про Юдит у встречных. Так же, как Эдгар когда-то спрашивал про Лиану, приставая к прохожим.
Насекомые садятся на мои потные поры. Взволнованно, как будто совершили первую посадку на Луну. Причудливые создания из крыльев и плоти. Их жизнь не стоит даже укола. Я расплющиваю их ладонью. Их беда, что они не могут кричать.
И те, кого я спрашиваю, твёрдо молчат себе под нос.
Юдит где-то неподалёку, самое большее в нескольких километрах от меня.
Это представление настежь разрывает мне пасть и хохочет внутрь меня.
В замке Шарлоттенбург, в Водяной башне, на улице Кобленц, на площади Курта Шумахера, в Целендорфе, в Штеглитце, на площади Аденауэра, на Плётцен-зее. Во всех этих местах я сегодня побывал. Исходил их вдоль и поперёк. Правило игроков в рулетку гласит: перемещайся, не стой на месте.
Престарелый поэт написал пальцем фразу на песке пустыни, пристроил за ней следующую. Он исписал столько песка. Он пишет и пишет и не замечает, что ветер раздувает и разглаживает всё написанное. Это уже лучше. Мандоискатель.
В поздние тёплые ночи я нахожу при помощи инстинкта верблюда самые опущенные из низменных мест падения.
В заведении с названием «Торфяная турбаза» бутылка «Шулыхайса» ёмкостью в треть литра стоит всего одну марку восемьдесят. Слабый свет из убогого светильника, тёмное дерево, никудышный бар и музыкальный автомат со множеством немецких шлягеров. Все они звучат по очереди, один за другим. Рядом со мной у стойки сидит женщина, она уже готовенькая. За угловым столиком два старых хиппи поют «If You’re Going to San Francisco» и «Yellou Submarine». Одновременно. Какой-то старик уснул за своей водкой, и стакан соскользнул со стола. Детина в чёрных кожаных штанах и коричневой куртке с бахромой дрючит флиппер. Мигают два игровых автомата. Обслуживает молодая полька, очень милая и услужливая. Наверняка она здесь недавно. Внизу под баром висят листки с долгами постоянных клиентов.
Женщина, сидящая рядом со мной, поднимает голову. По ней видно, что она приняла отчаянное решение сегодня ещё не сдаваться. Не сегодня! Волосы у неё цвета соломы, а нос представляет собой селу тонких капилляров. Она закусила губу. И ни с того ни с сего заговорила со мной.
— Ты ведь нездешний, а?
— Да. Нездешний.
— Что же тогда зыришь на меня так?
— Я на тебя вообще не смотрю.
— Ты хоть знаешь, где ты находишься?
— Где?
— В «Торфяной турбазе»!
— Уж это я знал и без тебя.
Она громко хихикает и заказывает себе ещё одну бутылку пива.
— Да-да… это ты знаешь… А то, что это пивная убийц…
— В самом деле?
— Да. В этом году перед самым закрытием зашёл тут один и хотел купить пачку сигарет в автомате…
— Ну и что?
— А тут был другой парень, он как раз сидел у стойки, там, где ты сейчас. Он вьггащил свой пистолет и укокошил того бедолагу. Просто так. Понятно? Они даже не знали друг друга.
— Ты хочешь меня испугать?
Она смеётся.
— Думаешь, я тебе вру? Спроси у любого, кто хочешь подтвердит.
Все в пивной медленно закивали, мол, этой истории непременно нужно верить.
Женщине, которой на вид было лет тридцать пять, принесли её пиво. И тут она только и начала по-настоящему свой рассказ.
— До восемнадцати я была в монастыре, да? А потом ещё раз была в монастыре, до двадцати одного…
Она уронила голову на руку и стала тереться о неё лбом. Её маленькие глазки были словно красные рыбки в мутной жиже.
— И вот тогда-то и появился мой первый и последний мужчина. И я ему дала. А чистота — то — всё! Как не бывало.
Я слушал её с удовольствием. Она сильно косила. Левый глаз целил вверх, а правый наискосок вниз. Ткким же образом вели себя её груди под неопрятной блузкой. Мне нравятся искажённые формы. По крайней мере, они необычны.
— Тринадцать лет я была замужем, да? А потом он втюрился в одну морскую корову! Только потому, что она моложе… Прикинь, соседи позвонили мне в рождественский вечер, чтобы сообщить, что он трахается с другой! Ну, и разве я позволю кому — нибудь обманывать меня, да? В наше-то время! Заболеешь тут!
О боже. Как печально. Следующее пиво запишется на мой счёт, это ясно.
Она на радостях запечатлевает у меня на губах свой вонючий поцелуй. Чтобы тут же добавить:
— Веришь ли, можешь меня трахнуть, будь ты неладен!
Какое счастье.
Слева подходит один из старых хиппи и чокается со мной.
— Э — да ты парень что надо, в порядке! Хочешь, покажу тебе что-то?
— Валяй, показывай.
— Это большая тайна. Лишь немногие знают. Но тебе я покажу!
— Ну, так что же это?
— Знаешь «камикадзе»? Этот напиток изобрёл я лично. Агнес сейчас для нас сделает два!
Агнес — так зовут польскую барменшу Она пожимает плечами. Она не знает, как смешивать этот «камикадзе». И хиппи, у которого отсутствуют три перед них зуба, перегибается через стойку своим худым, длинным телом и выставляет передо мной два водочных стаканчика. Начинается тяжёлая процедура. Потому что из всех бутылок, какие стоят на полках, надо налить в стаканчики по нескольку капель. Если кто интересуется, я хорошо запомнил рецепт этого коктейля. «Камикадзе» — это полный стаканчик из равных частей рома, водки, бренди, коньяка, корна, джина и шотландского виски.
Он торжественно протянул мне своё творение.
— Хоп и ух! Банза-а-а-ай!
У-у-ух…
Он рассказывает, что в свои тридцать девять лет уже ранний пенсионер.
— Я работал на железной дороге, и вот однажды док мне и говорит: либо, говорит, вы пройдёте курс лечения, либо я возбуждаю судебный процесс и увольняю вас! Я ему говорю: всё что угодно, док, только не курс лечения! Док говорит: ну, хорошо, но я вам предсказываю, вы потеряете все доходы и компенсации! Я говорю: ну, хорошо, док, я поразмыслил, так уж и быть, я пройду этот курс лечения! Док говорит: не-е-ет, теперь я на это уже не согласен! И что же дальше? Я выиграл судебный процесс! Я получаю полную пенсию служащего!
Это красивая история. В кои-то веки. И хиппи, зыблясь, удаляется, чтобы в который уже раз брататься с другим хиппи. Вместе они поют «Smoke on the Water*.
А старик, который от этого проснулся, выкрикивает на военный манер:
— Говно не портится!
Монастырская карга корчит рожи. Теперь-то уж она действительно готова, сползает со стула и тащится к выходу.
— Счастливо снюхаться! — бормочет она на прощанье.
Все делают ей ручкой.
А старик орёт:
— Много зайцев — зайчихе смерть!
Переиначив на свой лад «Много волков — зайцу смерть!».
Он ухмыляется в лужу шнапса на гладкой поверхности стола.
Мне хорошо здесь. Я не опасаюсь никакого подвоха. До тех пор, пока не появляется этот долговязый, прыщавый парень.
Ему самое большее двадцать, он коротко острижен и принадлежит к числу тех, кто сперва пять раз обежит взглядом все подробности и детали пивной, прежде чем выберет себе место.
Оба хиппи меж тем поют «This Land is my Land…».
Парень какое-то время слушает их. Потом встаёт и вклинивается между ними.
— Если вы издадите ещё хоть один звук, я вас урою!
Ранний пенсионер смотрит на него с недоверием.
— Эй, парень, полегче! Be cool!
— Ещё одно слово, и ты мёртвый!
Ни один из хиппи больше ничего не произносит. Они со вздохом опускают головы и пытаются сохранить остатки достоинства.
Невероятно. Либо у этого пацанёнка есть оружие, либо он буйнопомешанный. С виду он такой, что его можно двумя пальцами перекинуть через стол. Но это дело меня не касается.
— А ты заткни своё хайло!
И хотя я не произнёс ни слова, он однозначно обращается ко мне. Теперь это дело стало меня касаться.
Он встаёт передо мной, сжав кулаки, рот искривлён в гримасе ярости, он бледен и взвинчен, дыхание прерывистое. Я ничего не отвечаю. Уж не настолько это дело касается меня.
А старик кричит:
— Теперь врубаем скорость тридцать! А где же натуральное вино?
Мальчишка бежит к нему и бьёт его мордой об стол. Берлин… Я же говорил…
Старик ничего не понимает.
— Ну, я тебе сейчас покажу! Держись! — кричит он.
Из его ноздрей хлещет кровь. Я беру бутылку белого рома и бью ею мальчишку сзади по башке. Уж настолько-то это дело меня касается. Он мешком оседает на пол. У польки-барменши начинается нервный припадок. Она рыдает и громко зовёт на помощь хозяина. Тот является на крик. Брюхастый детина, весь в перстнях, с отвислыми щеками.
— Что туг происходит?
Никто ему не отвечает. Старик падает со стула, прямо поверх лежащего парнишки, и лопочет:
— Видал, какие у меня сильные кореша?
Я выхожу из пивной. Хозяин звонит по телефону. Слишком уж сильно меня это действительно не касается.
— Где повалялась любовь, там больше трава не растёт! — слышу я, выходя, восклицание старика. Ему весело.
Через три дома от этого места — бордель. Я захожу туда и спрашиваю, не обижу ли кого, если всего лишь выпью пива. Бордельная мама улыбается.
— Давай-ка проверим на звук!
На звон монет, на шелест купюр.
— Всё ясно, можешь выпить здесь своё пиво!
И совсем, кстати, недорого. Пять марок за стакан «пильз». Ну вот.
Это Веддинг. Старый рабочий квартал.
Туг же сидят четыре шлюхи, одна из них полная блондинка, одна хорошенькая брюнетка и две азиатки. Обе разом подходят ко мне и пытаются обработать меня слева и справа.
Я с благодарностью отмахиваюсь. Только пиво, нет, правда, больше ничего.
Бордельная мама за крошечной стойкой спрашивает, откуда я приехал. Я отвечаю, что с недавнего времени живу здесь. Она тяжело вздыхает.
— Повезло тебе! А я уже полгода ищу себе квартиру! Потому что прежнюю должна освободить…
— Бедненькая…
— Не знаешь, случайно, д ля меня чего-нибудь?
Я подмигиваю в приступе озорства, пересчитываю двери, которые вижу перед собой, и говорю:
— Ну… у меня сейчас пятикомнатная квартира, и я даже не знаю, что мне делать с такими жилыми площадями… Надеюсь, стены здесь не имеют ушей, а Юстиция слепа и глуха…
Она недоверчиво хватается за голову:
— Что, серьёзно?
— Дом, правда, старой постройки, это ясно, но ещё дай бог каждому…
Она хочет знать, где это место, ей нужен адрес, моё имя…
М-да…
— В борделе ничего не бывает даром…
Вид у неё очень недоверчивый. Но надежда на квартиру так ярко вспыхивает за её опущенными веками, что она готова воспринимать меня всерьёз. Даже невзирая на мою одежду, которую я ношу не снимая! Достаточно чокнутая тётка. Но эффект я уже произвёл, и мне стало скучно, к тому же я слишком пьян, чтобы продолжать этот розыгрыш дальше. Я говорю ей, что живу вместе только с женщинами, которых люблю. К сожалению, к сожалению…
Она принимает это без обиды.
— Ну, с пятью-то комнатами у тебя будет большой выбор!
— В этом нет ничего хорошего.
— А не хочешь, — она указала на одну из азиаток, — жениться на Са Йинг? Она тебе заплатит за это «коричневую»! А то ей после первого придётся возвращаться в Таиланд…
Са Йинг улыбается мне.
Это сытый, очень сытый мир.

ГЛАВА 20. УХОД. ПОТОМ КОНЕЧНОСТЬ



в которой мальчик становится мужчиной, после чего появляются були, а потом начинается сказка


Ровно в полночь, при двенадцатом ударе, мальчик вышел из дома Его срубленное генеалогическое древо больше не имело над ним власти.
Он направился к круглому Экскаваторному озеру, развёл там костёр, сбросил всю одежду и поплыл. Он нырял, плескался потом грелся у костра Перед законом он стал взрослым мужчиной.
В четыре часа утра к нему подъехала первая патрульная машина. Из неё вышли двое полицейских и попросили у него документы. Он порылся в одежде и дал им свой паспорт. Они поздравили его с днём рождения и поехали дальше. Новоиспечённый мужчина даже растерялся.
Значит, отныне всё пойдёт просто великолепно.
К шести часам утра он погасил костёр и поехал на Главный вокзал. Встретил там своего лучшего друга, они выпили пива на прощанье. После чего он сел в поезд.
После этого последовало много историй, городов и снов. И потерянность переливалась всеми цветами радуги. Ни от чего не было больно. Прошло несколько месяцев.
Потом — после многих историй, городов и снов — мужчина брёл однажды ночью по тротуару и услышал смех японских шлюх — на другом берегу улицы Он подрулил к ним, скалясь в улыбке, и коснулся туфель одной из них, потом пальцы его добрались до подвязок, до ажурного белья и до кожи.
Так началась маленькая сказка.
Потому что они его не прогнали.
Была уже поздняя ночь, фраер бесподобный, он формировал путаные слова и шутил К сожалению, он не запомнил свои тогдашние шутки.
Кратковременный приют они ему предоставили.
Ему никогда не забыть эту комнатку, красноголубую рекламу за окном, отсветы которой падали на старый матрац, и тот момент, когда кто-то заглянул, и благодарность, когда свет снова потух.
Он вставал ещё раз, чтобы выкурить сигарету, и тень его мокро падала от окна на пол, а меж трёх труб какой-то фабрики разрастались первые проблески рассвета.
Из его кулака поднимался дым, словно серое сказание. Сгорало всё прошлое.
После этого последовали другие сигареты.
В полдень одна из шлюх сказала ему, что он должен уйти Это было нормально.
Всё прозвучало вполне прилично, весь мир звучал прилично, люди, время, лес дремучий.
Он был готов к большой любви.



ГЛАВА 21. СЕРДЕЧНЫЙ ИНФАРКТ И БРАТСКАЯ МОГИЛА



в которой Хаген опасно близко подходит к капитуляции и говорит себе, в чём дело


Сегодня первое сентября, мой паспорт действителен ещё семь дней. Начались занятия в школе.
В первой гимназии я смотрю, как девочки приходят на уроки. Во второй хожу по двору во время перемены. У третьей гимназии я смотрю, как они уходят домой. Юдит среди них нет.
Я перепробовал уже всё.
Даже если вы правы, дорогие враги, всё же я испробовал и это и продолжаю пробовать дальше. И — абсолютно честно — ведь вы же в высшей степени заинтересованы в моём поражении. Разве не так? Есть ещё где-нибудь свободный открытый гроб?
Я даю моему телу не больше трёх часов сна в сутки. Я побывал уже почти всюду.
На Гёрлитцком вокзале я слонялся без дела, и ко мне подошли несколько женщин, с ног до головы укутанные в одежду, с причёсками как у фольклорных песенниц, а в руках у них были дубинки и газовые пистолеты.
Они спросили, что я здесь делаю.
Я ищу одну женщину, ответил я. Лучше бы я этого не говорил. Они немедленно захотели отрезать мой детородный орган. Но я от них сбежал на полном ходу. Они тут все с ума посходили.
— Насильник, мы до вас ещё доберёмся! — хором кричали они мне вдогонку.
М-да. Берлин…
Здесь есть кафе только для женщин, пивные только для женщин, книжные магазины, фитнес — студии. У них тут у всех паранойя. Этот город теперь разделён не на две, а на три части. Восток, Запад и Эмансипе.
По моим прикидкам, они не успокоятся, пока не введут матриархат. Пожалуйста, ради бога, каждому необходимо некое содержание жизни. Мандократкам тоже. Но они преследуют и ловят совершенно не тех, кого надо. Они же могли меня убить. Или что-то в этом роде. Может, хотели использовать меня для своего весёлого празднества — вакханалии! С Орфеем они учинили именно это. А всё из-за того, что в подземном мире он обернулся к другому человеку.
Пешеходы в Берлине все смотрят себе под ноги, это всё из-за собачьего кала.
«Револютция — вот единственный выход!» — написано на телефонной кабинке. Нет уж. Если революция делает ошибки в орфографии даже своего собственного пароля, забудьте о ней. Ткк и пометьте себе на полях. Лучше уж иметь дело с явными больными манией величия: они, по крайней мере, честны перед собой.
Можно немного увеличить вероятность встречи с Юдит, если основную часть времени проводить на транспортных узлах.
У Юдит нет водительских прав, значит, она ездит на подземке или надземке. Станция возможной пересадки — «Зоопарк». Там я проводил послеполуденное время и вечер, поднимался и спускался по лестницам, держал все поездные пути в поле зрения.
Мне подмигивали «голубые», как будто я был штатный боец с дубиной в штанах. Приходилось отделываться от них.
Деньги у меня уже кончались. Газеты сообщали, что турецкого Ирода всё же отпустили, потому что парень упорно отрицал свою вину, а в уликах были некие пробелы. Но следственный арест переродился в арест охранный, поскольку народ, естественно, не мог позволить преступнику с таким шатким оправданием, как недоказанность, просто так уйти. Ведь у каждого дома был кто-то маленький!
Не прошло, однако, незамеченным, что Ирод оставил город в покое вот уже на целых шесть недель. Если бы парень был с характером, он бы не допустил, чтобы кто-то другой вместо него пересчитывал прутья решётки слева направо и справа налево. Он бы непременно напомнил о себе! Разве что он ушёл в глубокий запой, этот сумасшедший с карманной Библией! А может, удалился на покой и теперь продаёт сторожевые будки! Убийцы совсем уж потеряли всякий вкус и стиль.
Комната в пансионате была мне больше не нужна, потому что красть у меня стало нечего.
Я спал то тут, то там, укрываясь рекламными газетами. Заслуживало раздумий, не найти ли мне какие-нибудь обходные пути в студию телевидения и там перед лицом диктора новостей держать табличку, на которой было бы написано: «Юдит, где ты?»
Время угрожало всему замыслу и губило его. Сомнения закрадывались в щёки, карточные домики рушились, костяшки домино шатались. Но ведь ещё оставался спасительный вариант — самоубить себя на свободу. На свободу от Юдит. Если я чего-нибудь не путаю, этот эвфемизм — убить на свободу — изобрёл Ницше и пустил его в обращение. «Кто подделывает или фальсифицирует слова или приобретает подделанные или фальсифицированные и пускает их в обращение, карается поиском Юдит на срок не менее двух месяцев». Р-р-гав-в-в!..
Теперь я вспоминаю слова старика Генри в его «Козероге», которые в своё время не принимал всерьёз. Они гласили приблизительно следующее: Я знаю, что где-то в это мгновение некая женщина (Юдит!) ждёт меня, и если я очень спокойно, очень расслабленно, очень медленно пойду вперёд, я попаду прямиком к ней… Я верю в это так же неукоснительно, как в то, что Бог помогает мне. Я верю в справедливость и предопределённость всех явлений..
Полдюжины мелких адвокатишек в левом полушарии моего мозга день и ночь потеют, ищут примеры и выдержки такого рода, чтобы умилостивить суд, чтобы разбудить в сонных присяжных понимание. Хотя для меня было бы предпочтительнее, мои закулисные друзья, о существовании которых я даже не подозреваю, натравить на прокурора шоблу киллеров.
Бульвары с золотыми цепочками и облупившиеся переулки. Сеть ресторанов быстрого питания и пивные с двумя столиками. Небо постоянно затянуто тучами, а плакатные щиты полны правительственной рекламы в пользу деторождения. Это приносит радость, утверждают они.
По утрам свет тёмно-зелёно склоняется вниз. Крыло ангела, долго мокнувшее в воде, в чёрной Шпрее или в коричневом Землезащитном канале. Дневная синь кажется стальной. Стекловолокно и силикон и идентичные природным ароматические вещества. В великом городе, который не может выставить приличной футбольной команды, во времена матчей становится опасно жить. Униформы служителей отелей с их кичливыми галунами — эти униформы следовало бы набить как чучела, а ночами иллюминировать розовым неоном, поставить их в импозантных позах, снабдить громкоговорителями, которые читали бы чёрную мессу, а входящим давали бы правдоподобные обещания. Вот это бы мне нравилось, это бы мне льстило, этим я был бы загипнотизирован и брал бы все пробные пакетики из плетёной корзины и прижимал бы их к сердцу…
Спектакль, когда на вокзал прибывают поезда из Варшавы… Люди, нагруженные пластиковыми пакетами, полными товаров… Товары для Запада… Колбаса, водка, иконы, нет, статуи Марии… и контрабандный антиквариат… утюги, резные фигурки, конская упряжь.
Гёльдерлин прожил счастливую жизнь, думаю я. В его жизни была любовь, был экстаз — изнуряющий, могучий, богатый словами… — и освобождающее, раскрепощающее безумие, была кротость, были целые десятилетия, проведённые в башне над Неккаром, и стихи о дивных ландшафтах, а когда он однажды хотел уйти странствовать, его башмаки спрятали. Поэтому он не смог уйти, ну никак… Поиски башмаков определённо были приятным разнообразием.
Видите ли, вот, например, так: когда я однажды дал прослушать моему другу Вольфгангу «Адажио» Альбинони, он сказал, что это похоже на музыку к фильмам. Хе-хе.
Может быть, давно уже следовало бы начать думать алогично. Я брожу по Моабиту и выискиваю частные дома рядовой застройки. Не там ищу. Уж если надеешься на случайность, надо делать не так. Не надо обрыскивать школы и гимназии, не надо ходить вокруг кинотеатров. Не надо прикреплять к фонарным столбам объявления. Не надо слоняться по вокзалам. Не надо рисовать портреты. Не надо расчерчивать городской план на квадраты. Не надо громко кричать. Это ни к чему не приведёт.
Лучше закрыть глаза и брести сквозь сардиновые стаи прохожих, вытянув перед собой руки, как это делают зомби. Как только на кого — нибудь наткнёшься, это и будет она. Бумм!
Я налетел на одного мизантропического фана команды «Hertha BSC», в полном прикиде: в шарфе, кепке, с флагом и с бородой. Нет, это была не Юдит. Это была полная противоположность Юдит. Уж это точно.
Картошка-фри с кетчупом и нарезанная тюрингская жареная колбаска, утром, в половине шестого. Понедельник. Моя кровь уже бесцветное средство для мытья посуды.
Газетные стенды и крупные заголовки газет. Ирод в Берлине? Снова был убит какой-то грудной ребёнок. Как будто такие случаи не происходят и без Ирода… Всё пытаются списать на него. При том, что восьмая часть всех нежеланных детей не вполне невзначай падают с лестниц. Но им нужен Ирод для того, чтобы отвлечь внимание! Как это противно.
Мои глаза — переспелые яблоки и того и гляди плюхнутся на землю, полные червей.
В полдень я звоню Шандорфу.
— Прошу вас, дорогой комиссар, дайте мне адрес Юдит! Я ничего не знаю, полезного для вас, мне нечего вам продать. Я просто прошу вас во имя того…
Клик. Бросил трубку.
Список моих смертников удлинился на одно имя. Нет, на два. На Шандорфа и на того, который… Клик.
Извивающиеся линии скейтбордистов… значит, здесь есть сквозной проход. Я позволил себе роскошь — купил в универмаге «Вюльворс» упаковку из трёх трусов.
И сел в такси.
— Отвезите меня, пожалуйста, на Юдит — штрасе!
— Не знаю такую. Где это?
— А какие же улицы вы тогда знаете? Ну, навскидку?
— Ну, я не знаю…
Никто ничего не знает. Позор. С дешёвой галёрки раздаётся хор голосов: «Брось! Прекрати!»
Я закрутил первый флирт с капитуляцией. Сам по себе отказ от поисков — падение в мягкое море дешёвых решений, расслабления, разгрузки. Покой между стенами тюрьмы. Но моменты перед капитуляцией — когда пока ещё не сдался, пока ещё сжимаешь в кулаке белый платок и уповаешь на чудо-оружие, и обыскиваешь темноту, в последний раз напрягая мускулы, и промеряешь глубину ещё не мобилизованных сил… Эти моменты пугали меня.
Толпа потребителей, этих машин для заглатывания товаров, — всегда у них наготове сочувственная улыбка. Они целиком на моей стороне. Но им надо ехать на сёрфинг! Они очень высоко ставят это занятие. И пожалуйста! Ради бога, это то, чего они заслуживают. Уверенность, здоровье, благосостояние и толстощёкие дети. Если бы ещё их улыбчивость не была такой назойливой… их пошлость не была бы такой убийственной! Не совались бы они туда не надо со своим идиотизмом! Их подлость, их гнусное приобретательское хитроумие. Они повсюду. Голодные недобитки, они шатаются по торговым центрам, бродят по супермаркетам, жадно шныряют по бутикам; ходячие утробы, монстры из кишок и конфетти. Всё, что они говорят, — кошка набздела.
И я должен устоять против них, одержать над ними верх, причём очень тихо и незаметно, в противном случае они меня уничтожат. Постепенно я начинаю уважать ту великую задачу, которую поставил перед собой Ирод. Он закончил тем, чем кончают все первопроходцы. Все приходят к одному. Лемех плуга ненависти переворачивает пласты моей земли. Когда уже этот мир наконец обожрётся и выблюет на свет божий своё нутро? И что тогда? Что грядёт после этого? Европейско-американская война? Исламский завоеватель? Переселение народов? Освоение Луны? Поповское господство? А может, опустошение. Мелочная лавка. Боязливость и обман. Само общество перестало быть. Ему больше не оправдаться, не отмыться. Конец всему. Конец-конец-конец.
Дом делают окна. Это сказал я и гордился тем, что у меня нет дома. А теперь смотрю вокруг — и повсюду окна. Справа и слева. Витрины. Вот чёрт! Они же возвели вокруг меня дом! Только на крыше сэкономили, пожалели! Конец-конец-конец.
Берлин-Тегель. Берлин Вифлеем. В пятидесяти метрах надо мной самолёты трубят вниз, идут на посадку. С каким бы удовольствием я пнул на дорогу детскую коляску, просто так, из солидарности… Но нет, что я говорю! Тогда ведь меня арестуют. Будет ещё в большей степени дом. И зачем мне это?
Ведь всё это меня вообще не касается. Остаётся ещё закуток, который принадлежит мне, и этого для меня достаточно. Юдит. Boy meets girl. Etcetera. Древнейшая история избавления от чар. Что, цивилизованный мир надо мной ухмыляется? И пусть. Он только лжёт. Он хочет завернуть человека в себя, задушить его пуповиной, это мясистая, массивная мама, мегера, леденящая шалава, эта Антарктида могущества. А я — ликующий выкидыш, космический кусок блевотины, четырёхглазый зубной камень, золотая коронка на подгнившей челюсти. И я сыт также иронией, и преуменьшением, и осторожностью, вкусом, и тактом, и оглядкой на обстоятельства, малодушием, и соотнесением, и пониманием. Конец-конец-конец.
Катако! Прав — я! Мой мир красивее, чем ваш, я могу разрешить себе всё, а массе вашего брата я не пожелал бы ничего, кроме сердечного инфаркта, братской могилы и…
— Хаген?
Кто-то тронул меня за плечо.
— Юдит?
— Слушай, Хаген, а что это ты здесь делаешь, вообще?
— Ищу тебя. Всё это время. Где же ты была?
— Серьёзно? Вид у тебя ужасный…



ГЛАВА 22. ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ



Хаген в кафе. В частном доме.

В комнате Юдит.

В счастье


— Ты что, на самом деле искал меня? Всё это время?
— Хммм…
— Ты врёшь! Вечно ты со своими историями…
Мы сидим друг против друга в одном маленьком нарядном кафе с ностальгическим шармом двадцатых годов. Белые, круглые скатерти, изогнутые спинки и подлокотники кресел, точёные стоячие вешалки д ля одежды, а свет приглушён лёгким налётом оранжевого, что в сочетании с благородным зелёным обивки создаёт атмосферу отдалённой буржуазности.
У Юдит с собой джутовая сумка с учебниками. Она изменилась. Волосы у неё промытые, с шёлковым блеском, похожим на ореол. Я прошу её отстегнуть черепаховую пряжку и распустить волосы так, чтобы они раскачивались, как качели, выкрашенные блондинистой краской. Она самая красивая молодая девушка всех возможных миров, и её пальцы наигрывают мелодию con delicatezza рядом с чашкой.
— И почему же ты меня искал?
— И ты спрашиваешь?
— Правда, скажи, почему?
— Потому что ты моя принцесса, а любовь идёт кружным путём. Что ещё тебе сказать?
— И ради этого ты навязал на свою шею столько приключений?
— Да.
— Ну-ну.
Кажется, она тронута этим, но неприятно тронута. Меня это смущает.
Нельзя сказать, чтобы она бросилась в мои объятия. Я бы не взялся это утверждать.
Ложечка постукивает в капуччино, тихо, как далёкий, звонкий колокольчик.
— И что ты хочешь от меня?
— Чтобы ты ушла со мной. Чего же ещё?
— Куда?
— Всё равно куда. Просто ушла со мной. Ведь ты и сама хочешь отсюда убраться, разве нет?
Она скептически вскидывает ресницы.
— Один раз я убежала. Этого достаточно.
— Иногда достаточно. Если не возвращаешься назад.
Она снова застёгивает пряжку в волосах и ставит локти на стол.
— Кое-что изменилось, Хаген.
— Расскажи!
— Пока что мне вполне хорошо. Мои родители оставили меня в покое, никто мне не мешает. По существу, я могу делать всё, что хочу. Кроме того, я думаю, что всюду одинаково…
— Да?
— Да. Я повзрослела. Пойми меня, я была маленькая слабенькая девочка, и мне казалось, что где-то там происходит бог знает что, а я тут сижу и ничего не виясу и не знаю. За это время до меня дошло, что дела у меня, собственно говоря, идут нормально, что мне действительно мало на что можно пожаловаться.
— Понимаю.
Подошла официантка и сказала, что они сейчас сдают смену и поэтому надо рассчитаться. Мы расплачиваемся — каждый за себя.
— Знаешь, Хаген, когда этот вокзальный буль тогда утаскивал меня, я кричала и плакала и потом проплакала весь полёт. Но после — уже дома — набрала полную ванну и два часа в ней пролежала, пока у меня не разбухла кожа. Как же это было хорошо! Запах пены для ванны. Мягкое полотенце…
Вот же злодейка-судьба, неужто я не заслужил ничего лучшего, как выслушивать эти истории про чудодейственное средство «Ленор» и мягкие полотенца? Я протестующе схватил её за руку.
— Скажи, Юдит, как это — быть взрослой? Что это такое?
Она отнимает у меня свою руку и ничего не отвечает.
— Почему ты так холодна? — спрашиваю я, чтобы хоть что-то сказать и нарушить отчуждённую тишину.
— Извини меня. Но ты меня испугал.
— Я? Тебя? Чем же?
— Тем, что ты, судя по всему, видишь во мне то, что не есть я… Тем, что ты столько сделал… так много проделал… Это меня к чему-то обязывает, это меня нагружает и…
Она сглатывает и трёт кончик своего вздёрнутого носа.
— Я вовсе не хотела бы жить на улице, тем более продолжительное время. Может быть, мы просто не подходим друг другу. Ты вот говоришь, что всё это время думал обо мне, а я, если уж быть честной, почти совсем забыла твоё лицо.
Это сурово. От такого у меня отнимается язык, и я быстро опрокидываю в себя остаток красного вина, в котором больше не плавает свечение, нет того умиротворяющего жара, того анакреонтского света. Кровь, наполовину вытекшая, сумерки. Неужто всё было даром? Нет, всё было дорого.
— Мне очень жаль, я сама себе кажусь ужасной…
— Забудь об этом, ни о чём не думай, ты королева. Идём гулять?
— Ты не сердишься на меня?
— Конечно же сержусь. Там увидим.
На углу улицы перед казино с автоматами идёт игра в напёрстки. Мы останавливаемся и смотрим.
Кладёшь сотенную купюру на ту половинку спичечного коробка, под которой предполагаешь войлочный шарик. Крупье не особенно хороший. Движения его рук несобранные, нервные, нескоординированные, в них есть какая-то старческая слабость.
— Юдит, у тебя не найдётся сотни?
— Да. Есть.
— Дай-ка мне!
— Но не хочешь же ты её проиграть? По телевизору предупреждали, что эти игры — одно мошенничество и обман…
— И всё-таки дай мне сотню!
Она неохотно протягивает мне две пятидесятки.
— Пронто, гхронто! Ставим сотню! Где же шарик? — подбадривает зрителей крупье, постоянно меняя коробочки местами.
Я заключаю внутри себя частное дополнительное пари с силами судьбы. Ставлю душу против Юдит. Я кладу купюры на коробок и тут же прижимаю сверху рукой. Выиграл. Две сотни назад.
— Перерыв! Теперь надо выпить минеральной воды! — выкрикивает крупье из своей серой пятидневной щетины, и мы уходим. Юдит весело смеётся.
— Вот. Напополам.
— А если бы ты проиграл?
— Тогда был бы тебе должен и виноват перед тобой. Но лучше пусть тебе достанется моя невинность.
Она щиплет меня в бок. Это первое её ко мне прикосновение, если не считать пресного поцелуя при встрече.
— Ты мог бы принять ванну, ты такой запущенный, видок у тебя!..
— Ты меня приглашаешь?
— Да, конечно! — Она смотрит под ноги. — Мне очень жаль, что я так себя вела… у меня сегодня был плохой день… Может быть, всё это только из — за неуверенности, потому что я не знаю толком, чего я, собственно говоря, хочу. Мне очень хорошо с тобой. Честное слово!
— Прекрасно, принцесса.
— И неправда, что я забыла твоё лицо. Просто я вдруг начала тебя бояться.
— Бояться? Меня? Чего именно?
— Ты правда работал в супермаркете?
— Хммм…
— И правда совершил налёт на бюро ритуальных услуг?
— Было дело.
Я рассказал ей эти истории наоборот, чтобы выглядело не так неэстетично и звучало не так сверх — драматично. Юдит очень опечалилась, когда узнала, что Том сидит в каталажке.
Вскоре я почувствовал, что она всё отчётливее и отчётливее припоминает те два дня, которые мы провели вместе.
Я обнял её одной рукой и был сейчас очень далёк от капитуляции. В худшем случае я самоубил бы на свободу нас обоих. Как-нибудь. Такие вещи надо доводить до логического завершения.
Тот частный дом рядовой застройки, который я так долго и тщетно искал, находился на западном краю Шёнеберга. Сад огорожен живой изгородью высотой до бёдер и полон безвкусицы. Вычурный пруд с гипсовой Афродитой. Голливудские качели-диван в жёлто-коричневую полоску. У входной двери в дом висит деревянный якорь со встроенным барометром.
Мы прокрадываемся на цыпочках через прихожую, выложенную светло-голубым кафелем. Справа располагается кухня. Юдит тянет меня туда и закрывает за нами дверь. Настенные часы показывают без малого одиннадцать.
— Только тихо, пожалуйста! Мои родители уже в постели. Они рано ложатся спать. Хочешь пива?
— Ещё спрашиваешь!
Кухня оборудована встроенной техникой и всевозможными приспособлениями. Из холодильника льётся заговорщический свет. Деревянная ваза с фруктами декорирует стол, покрытый клетчатой клеёнкой. Мы садимся друг против друга, я с пивом, она — с красным яблоком. Серые жалюзи опущены, а неоновая трубка над вентиляционной вытяжкой время от времени подмигивает. На меня особое впечатление производ ит полка с пряностями — на ней выставлено не меньше сотни маленьких баночек.
— Сегодня можешь остаться здесь на ночь. Ванну придётся отложить до лучших времён. Если сейчас напускать воду, родители проснутся.
А завтра в восемь им на работу, они у меня оба работают.
— Если у тебя будут с этим какие-то проблемы, то лучше не надо. Я переночую на улице. В августе это нормально.
— Не прикидывайся, пожалуйста! Это ни к чему. Только веди себя тихо, договорились?
— Ты меня поцелуешь?
— Ну, хорошо.
Она тянется ко мне через стол. Мы встречаемся над вазой с фруктами. Только чмок, никакого языка. Она отщипывает себе крупную синюю виноградину. Это выглядит очень эротично.
Я хотел бы, чтобы она что-нибудь сыграла мне на своей виоле, «Death Song», например, из «Black Angel», да-ди-да-да-ди-да-да-ди, до катако.
Завтра, может быть, отвечает она, сегодня уже поздно, ночь.
— Моя комната наверху. У меня на балконе висит гамак, я дам тебе свой спальный мешок.
— Тот самый, в собачьей какашке?
— Нет. Родители, само собой, купили мне новый.
— Отлично.
— Надеюсь, ты не замёрзнешь, на улице довольно тепло.
— Конечно.
— Знаешь что? Завтра я прогуляю школу. И мы целый день проведём вместе. Как тебе нравится эта идея?

— Очень великодушно и щедро с твоей стороны.
— Не дерзи, пожалуйста!
— Разве я позволил себе какую-то дерзость?
— Ещё какую! Ты дал мне понять, что ты разочарован.
— Это совсем другое.
Она испытующе смотрит на меня и катает между зубами виноградную косточку, потом берёт её двумя пальчиками и выпуливает в мойку.
— Я не знаю. Я правда не знаю.
Мы встаём из-за стола. Я ещё раз хватаюсь за её руку. Она раздвигает пальцы и сцепляет их с моими, но как-то вяло и устало. Я прижимаю её к себе, стискиваю её бёдра, целую её в шею. И тут мы слышим на лестнице шаги. Юдит отодвигается от меня.
Входит женщина в тяжёлых шлёпанцах и голубом халате. Под цвет кафеля.
Лицо её блестит от крема, химическая завивка цвета сена. В мочках ушей висят два маленьких попугайчика из золота. А я всегда думал, что такие предметы на ночь снимают.
— Привет, мам!
— Юдит… Что тут происходит?
Она отчуждённо смотрит на меня, и её брови ползут вверх чуть ли не до границы волос. Я в знак приветствия киваю головой.
Перед матерями я всегда испытываю первобытный страх.
— Это Хаген, мам, он мой друг, у него сейчас трудности. Я сказала ему, что он может переночевать у меня в гамаке на балконе.
Мама не знает, что и ответить на это, и изучающе осматривает меня, как будто я какое-то зеленоватое инопланетное существо. Она было заговорила, но снова выдохнула и принялась заикаться без воздуха:
— Да — но, Юдит, ты не можешь предлагать такое господину! Ведь у нас, в конце концов, есть комната для гостей!
— Хаген не против того, чтобы переночевать в гамаке…
— Ах, ну зачем же стеснять себя, мне не составит никакого труда приготовить ему постель. Сейчас же постелю! Ты предложила гостю чего — нибудь поесть?
— Мам, прошу тебя…
— Вы хотите есть? — обратилась она ко мне напрямик.
— Да. Очень хочу.
Юдит вскинула на меня голову.
— Почему же ты мне ничего не сказал?
— Я только сейчас это почувствовал.
— У меня, правда, почти ничего нет в доме! — жалобно воскликнула мать и заглянула в холодильник. — Разве что несколько бутербродов?
— Отлично.
— Ну и прекрасно… И, пожалуйста, не стесняйтесь…
Она подходит к шкафу, достаёт приборы и тарелку. Юдит строит недовольное лицо и упирает руки в боки.
— Мам, ты можешь спокойно идти спать! Мы справимся сами!
— Дочь, ты только говоришь так, а на самом деле позволяешь своему гостю умереть с голоду. Так не поступают, это не дело.
— Но мы правда обойдёмся без тебя! Я всё сделаю!
Юдит повышает голос. У матери обиженно опускаются уголки губ.
— Ну, хорошо. Тогда делай, а я пойду постелю постель. И подумай о том, что тебе завтра утром в школу.
— Да, мам.
— Спокойной ночи обоим!
Она уходит, стуча своими шлёпанцами. Юдит ставит на стол хлеб, масло, колбасу и сыр.
— Понимаешь, она действует мне на нервы!
— Она такая же, как тысячи других матерей. Бывают и похуже.
— Может быть. С тех пор как я вернулась сюда, она старается быть чёрт знает какой либеральной, на самом же деле она наверняка испытывает к тебе отвращение.
— Это по ней отлично видно.
— Столько лжи и притворства! — Юдит ударила рукой по столу.
— Но это же так приятно, — говорю я, намазывая хлеб.
— Ты думаешь? Я готова поспорить, как только ты исчезнешь, она в каждой второй фразе так и будет стараться ужалить меня, уязвить: каких испорченных типов я сюда привожу…
— Скажи ей, что у меня есть бунгало в Швейцарии.
— А потом она начнёт спрашивать, откуда я тебя знаю, и чем ты занимаешься, и часто ли я с тобой встречаюсь, и принимаешь ли ты наркотики, и убиваешь ли маленьких детей, и ещё бог знает что…
— О-о-о-ох… Бедное моё, измученное создание…
— Не смейся надо мной! Ешь давай!
— Есть в этом доме горчица?
— Боже мой, неужели ж нет!
Юдит суёт мне под нос баночку горчицы и садится. Она очень привлекательна, когда гневается. Она сжимает маленькие кулачки. Я наслаждаюсь едой. Мне вкусно. Я преуспеваю.
Мать возвращается. Она уже втёрла остатки крема в свои желтоватые слои кожи и сменила халат на домашнее белое платье с мшисто-зелёными горохами.
— Итак, постель готова. Когда вам нужно завтра встать? Я заведу для вас будильник.
— Хмм… мне надо сперва заглянуть в мой ежедневник и посмотреть, что у меня назначено на завтра. Но думаю, что с утра не так много…
Она стоит, прислонившись к двери, и смотрит, как я ем, скрестив руки на груди.
— Вкусно?
— Очень.
— Должно быть, вы не на шутку проголодались.
— Ода.
— У вас сейчас трудности, как сказала моя дочь?
— Не стоит упоминания. Она преувеличивает.
— А, вот как…
В кухне воцаряется напряжённая тишина. Я почти рад, когда она задаёт следующий вопрос:
— А откуда вы знаете друг друга — если я могу об этом спросить?
— Нас вместе арестовали, — говорю я, дожевывая.
Юдит сперва кусает губы, а потом невольно улыбается.
— Ах? Так, значит, вы из Мюнхена?
— Именно так.
— Это, должно быть, тако-о-ой красивый город! Мы с мужем когда-то даже собирались туда переехать. Лет пятнадцать назад, как раз перед тем, как купить этот дом.
— О-о-ох, он давно уже не тот. Был когда-то красивый город, в незапамятные времена. Но потом туда переехало слишком много народу.
Юдит злорадно смеётся. Мать строго глядит на неё. У Юдит такой приятно мягкий, такой гуттуральный смех. Как в замедленной съёмке полёт дельфина, переведённый в звуки.
Мать хочет сменить тему.
— Не хотите ли чего-нибудь выпить?
— С удовольствием.
— Да, только скажите, чего именно! Может быть, разливного лимонада?
— Хмм… нет, от него, боюсь, мне будет плохо.
— Может быть, пиво?
— Вот это было бы превосходно.
Она, по-утиному переваливаясь, идёт к холодильнику и ищет, почти что залезая внутрь.
— Странно. Там же было одно пиво! Наверное, муж выпил. Мне очень стыдно. Теперь мне даже нечего вам пред ложить…
— Если бы у вас нашлась, может бьггь, бутылка вина… Скажем, итальянского…
— О, о да, конечно, само собой разумеется… Об этом я как-то не подумала. Подождите, я сейчас…
Сразу после этого мы слышим, как её тяжёлые твёрдые шлёпанцы громыхают по лестнице, ведущей в подвал, и скрипят. Юдит отрывает свой зад от края раковины, идёт через всю кухню, останавливается у меня за спиной и обвивает руками мою шею.
— Ты самая настоящая жопа… — лукаво шепчет она мне прямо в ухо.
— Ничего настоящего на свете больше не осталось.
Мать, запыхавшись, входит на кухню и достаёт из выдвижного ящика штопор.
— Дайте-ка мне! — властно говорю я. — Я сам открою. У меня есть в этом деле некоторый опыт.
Мать одарила меня самой фальшивой улыбкой со времён Йозефа Геббельса и втайне пожелала мне мгновенной остановки сердца. Потом она стала искать, с очевидной яростью, зрительного контакта со своей дочерью. Но та упорно смотрела в потолок. Вино имело слегка затхлый запах. Я недоверчиво принюхался, во всём прочем ведя себя сдержанно. Ничего нельзя преувеличивать.
— Ты можешь спокойно оставить нас одних, мам!
— Юдит, ты тоже можешь взять себе бокал, да? И после этого, пожалуйста, отправляйся в постель. Завтра шко-о-ола.
— Мам, мы с тобой в последние недели много раз всё это обсуждали…
— Ну, хорошо. Я рассматриваю сегодняшний вечер как исключение, да? Но ведь это не войдёт в правило, верно?
— Мам, да уйдёшь ты наконец?!
— Скажи, пожалуйста, как ты со мной разговариваешь? В присутствии посторонних!
Она было двинулась, пошатываясь, отступила на несколько шагов в прихожую, но схватилась за кованую решётку, через которую прорастал, цепляясь, домашний плющ. С увлажнившимися глазами она вернулась назад.
— Вот что, если новые обычаи приобретают такую форму выражения, то я с ними не согласна!
— Я сказала тебе это в самой любезной форме, потом в сдержанной форме, но ты притворилась глухой! Теперь не обижайся!
— Дочь, смени, пожалуйста, тон!
— До тебя доходит, только если ударить тебя штакетиной по голове!
Я между тем прихлёбываю вино. Дешёвое «кьянти». Супермаркет «Тенгельман», три марки девяносто девять пфеннигов. Напомнило мне о моей юности. Издав удовлетворённую отрыжку, я беру слово.
— Дорогая госпожа, вы не должны воспринимать её слова с такой серьёзностью. Не далее как сегодня Юдит говорила мне, что ей всё в её жизни очень нравится. Она отозвалась обо всём с похвалой, и я видел, что её благодарность искренна. Вы можете быть абсолютно спокойны за неё. Она просто не знает, как ей правильно выразиться.
— Ах ты, жопигца!
— Юдит! Что у тебя за выражения?
— Оставь меня в покое, мам!
— Что тут за крик?
На кухню вошёл отец. На нём был синий махровый халат; он явился босиком, с очками на носу, с парусообразными ушами и длинным носом, кончик которого почти закрывал верхнюю iy6y. Худая, энергичная фигура, с сединой на висках. Он огляделся.
— Юдит привела с собой друга. И ведёт себя невоспитанно! — выдавила его жена.
— Вы хоть на часы-то смотрели? Могу я рассчитывать на покой в этом доме? — Он протянул мне вялую руку: — Добрый вечер, господин…
— Хаген.
— А тебе следовало бы надевать комнатные туфли! Ты простудишься на холодном полу!
— Но это уже моё дело, разве нет?
Он метнул в сторону своей жены уничтожающий взгляд, который она без усилий выдержала. Я налил себе ещё один стакан.
— Идём, — сказал папа, обращаясь к маме, — оставим детей одних!
Он удаляется. На кафеле остаются потные очертания его ступней, которые тут же высыхают. Юдит берёт себе фужер с зелёной ножкой, наливает вина и одним махом опрокидывает его внутрь.
— Юдит!
— Мам, замолчи, а?
— Да ты же так превратишься в пьяницу!
— Если ты здесь задержишься ещё хоть на секунду, то уж точно превращусь!
— Так с матерью не разговаривают!
— Уйди!
Я снова вмешиваюсь. Ведь надо же преуспевать.
— Дорогая госпожа, по мне так вы вполне можете остаться. В конце концов ведь это ваша кухня. Тогда бы вы полностью контролировали происходящее…
Она остановила на мне свой негодующий взгляд и ничего не ответила. За её широким лбом, кажется, происходило нечто, отдалённо напоминающее мыслительный процесс.
— Ну, хорошо. Гостевая комната приготовлена. Через двадцать минут ты будешь в постели, дочь, да?
— Да-да.
— Тогда доброй ночи всем. И пожалуйста, не шумите, иначе вы разбудите моего мужа.
— Нет проблем, — говорю я.
Она покидает кухню, пятясь назад, как рак. Дверь остаётся открытой. Юдит с ожесточением захлопывает её и с неукротимой яростью вздыхает. Я беру мой стакан, подхожу к ней, подношу край стакана к её губам и вливаю ей глоток. Она продолжает трястись.
— У тебя очень странный юмор…
— Лучше, чем вообще никакого.
— Сейчас мы напьёмся! — восклицает она и хватается за бутылку.
Но прежде я прижимаю её лёгкое тело к себе, и всё превращается в фантастический поцелуй, полный слюнообмена, близости и чувства. Потом мы выпиваем вино, медленно и без слов. Священный момент, полный смирения и торжественности.
Если пьющих и можно в чём-то упрекнуть, так только в том, что они священное опустили до уровня обыденного.
Я горжусь одним: для меня глоток вина, особенно если оно красное, всегда ещё один поцелуй, влажный, оглушающий, дикий и нежный. И то, как мы сидим в этой кухне, пробуждает во мне желание любоваться деревом и прильнуть к его коре. Или вырыть дыру в земле и смотреть, как она наполняется соком. Искать забытые удовольствия. Юдит далеко не такая нежная и дикая, как вино. Она должна сперва успокоиться.
— Ты выставил меня на посмешище!
— И что?
— Идём!
Мы поднимаемся по лестнице, цепляясь за перила и под тягиваясь на руках. Она показывает мне гостевую комнату. Квадратное помещение со стерильной кроватью, двумя ящиками с модными прибамбасами и полкой с путеводителями. Рыхлые обои цвета охры и люстра из шести рожков.
— Нет. Пожалуйста, только не это!
— Я так и думала. Идём!
Мы идём в следующую комнату.
Эта гораздо симпатичнее. По полу раскиданы конверты от пластинок. Растрёпанные мягкие звери сидят по всем углам, напоминая о том, какая Юдит ещё юная. Платяной шкаф она расписала масляными красками — в смешанном стиле из наивного примитивизма и психоделики. Ti- кое мог бы написать десятилетний Мунк. Мягко вращается вентилятор. Торшер состоит из трёх ламочек — синей, красной и жёлтой. Настоящий свет источает стоваттный светильник, привинченный к письменному столу, но выведенный к выключателю у двери. На балконе покачивается гамак. В коробке на полу лежит подстилка, а на ней трава и одуванчики. Из-за фанерной заслонки выглядывает перекормленная морская свинка. Стены комнаты увешаны киноплакатами. «Заводной апельсин», «Таксист», «Амаркорд», «Однажды в Америке», «Бразилия», «Унесённые ветром»…
— Мне так надоела эта комната, — говорит Юдит. — Это и было истинной причиной, почему я тогда убежала. А теперь, вроде бы, опять ничего. Да ты ведь сам знаешь, как это бывает. Переставляют мебель и меняют плакаты. Нет, ты этого, наверное, не знаешь.
— Знаю.
— Позволь тебе представить мою морскую свинью.
— Конечно.
— Её зовут Свинья. Просто Свинья. Все так её и зовут. И только мать называет её Свинка.
— Твоя мать очень утончённая женщина.
— С этим ничего не поделаешь!
Кажется, она слегка под воздействием алкоголя.
— Когда я смотрю на её жизнь, я знаю точно, чего я не хочу для себя.
— Выбирать особо не из чего.
— Это я и сама вижу.
— Но у тебя, по крайней мере, есть ещё целый год времени, чтобы определиться. Не беспокойся.
— Ну спасибо! Славная перспектива!
Она проговаривается в следующем слове, произнося «чёртов друг» вместо «чёртов круг». Я ласково ворошу её затылок.
— Ты же не воспринимаешь меня всерьёз! Да?
— Юдит, если бы ты знала, насколько всерьёз я тебя воспринимаю, ты бы от веса собственной значительности просто проломила бы пол.
— А мне от этого не легче. Я всё равно так неуверена в себе…
Мы стоим, крепко обнявшись, я чувствую её дыхание на своём плече.
— Когда я убежала из дома, я в тот момент ненавидела своих родителей. Хотя они не сделали мне ничего плохого. И вот только что-на кухне — я желала матери, чтобы её хватил удар…
— Ничего, это нормально.
— Нет, это ненормально!
В дверь постучали.
— Ты уже в постели, дочь?
— Сейчас ложусь, мам.
— Ты одна?
— Да, мам.
— Спокойной ночи!
Потом не слышно никаких звуков.
— Я должна ложиться, Хаген.
— Ну, ложись.
— И ты со мной!
— Но…
— Раздевайся!
Я кажусь себе таким грязным. Да я такой и есть.
— Ничего! — уверяет Юдит, выскальзывает из джинсов и майки и стоит передо мной в одних трусиках.
Я великий бог, бог знает какой, и к этой роли не привык. Я медленно, в большом сомнении раздеваюсь. Она гасит свет. Мы нащупываем в темноте край кровати. Я не сказать чтобы сильно возбуждён. Это было бы, пожалуй, слишком просто. Это могло бы всё разрушить.
Всего несколько часов назад я был очень близок к тому, чтобы пнуть детскую коляску на проезжую часть и защищать свою черепушку, обнажив нож. И вот мир предстаёт передо мной в новом контексте. Его своеобразия и отдельные уродства и то, что считалось погибшим, — всё это, как оказалось, имеет почки, готовые распуститься, а корневая система сулит братство.
Тк бывает после успешной битвы. Враг превращается в старого дурака, достойного любви, и его болтовня тебя мягко забавляет. И музыка со мной, она поддерживает мои шаги. Противнику остаются только струнные инструменты. Победитель всегда прав.
Мы лакомимся друг другом. Какое очищение. Юдит видит всё происходящее менее возвышенно.
— Надеюсь, крови не будет много.
— О-о-о, я в последнее время насмотрелся крови досыта…
— А пятна? Моя мам тронется умом. Надо подложить полотенце!
Она бросается в ванную комнату, чтобы взять полотенце. Её силуэт — молния из плоти в дверях. Потом снова становится темно, и её руки изгоняют из меня дьявола, из моего тела во все стороны так и сигают падшие духи, они злобно совершают надо мной последние круги и улепётывают прочь, захлёбываясь ненавистью. Секунды, полные чистоты и первоначала. Первоначало было радостным прыжком в бездну привычки. Быть посему. Надо преуспевать.
Потом в дверь снова постучали.
— Юдит? Ты действительно одна?
— Оставь меня в покое!
— Зачем ты меня обманываешь? В комнате для гостей никого нет!
— Иди спать, мама! Завтра утром тебе на работу!
И тут дверь распахиваеся. Свет ударяется о стены.
— Юдит! Пожалуйста, не надо!
— Мам! Мы хотим трахаться!
— Боже мой, Юдит! Пожалуйста, не надо! Мать дрожа откидывается спиной на дверь и тоненько и жалобно повизгивает.
— Исчезни!
Мам начинает рыдать. Я чувствую себя уже не вполне хорошо. Когда это кончится?
— Прости, но я этого просто не переживу! Прекратите сейчас же! Пожалуйста! Пожалуйста! Ты такая юная! Пожалуйста, не делай этого! Не сегодня!
— Отстань!
— Пожалуйста, я не могу, я плачу!
— Да чтоб ты сдохла!
— Что здесь за крики?
Отец пытается заглянуть через плечо матери, которая загородила дверной проём.
— Чёрт возьми, я могу спокойно выспаться? Или я в сумасшедшем доме?
— С твоей дочерью этот ужасный человек… — всхлипывает мама, вся в слезах. Ей можно посочувствовать.
— Так, значит, надо его вышвырнуть! — ревёт отец и пытается оторвать руки своей жены от дверных косяков, чтобы ворваться в комнату.
Юдит бежит к двери, кидается на своих предков, захлопывает дверь и поворачивает в скважине ключ. Четыре кулака начинают барабанить по дереву, ноги его пинают.
Это не эротично. Нет-нет.
Юдит прыгает обратно в постель. Глаза её от ярости полны влаги, а в голосе слышится истерика.
— Не обращай внимания на их вопли!
— Хмм…
— Ну, давай же! Делаем что начали!
— Хмм… хмм…
— Юдит, не делай этого! Пожалуйста! Пожалуйста! Не с ним! Не сейчас!
— Сейчас же открой дверь! Или я её высажу!
Там, за дверью, становится всё оживлённее.
— Sorry, — я указал на мой увядший пенис и добавил, что я очень чувствителен к обстановке.
Теперь отец бьётся о дверь плечом. Руммс! И ещё раз. Руммс! Нет, правда, настоящий сумасшедший дом.
— Быстрее, одевайся! Уйдём куда-нибудь в другое место.
Она кивает и трёт глаза, чтобы выжать из них лишнюю влагу. Руммс! От такого грохота иному и дурно может стать. Руммс! Мать стучит по дереву своими тяжёлыми шлёпанцами, но получается слабо, и она продолжает выхныкивать своё «пожалуйста» и «нет».
Руммс!
Я-то кое с чем уже обвыкся… Руммс! А есть люди, которые никогда ничего подобного не испытывали. Руммс! Бедняжки.
С балкона можно спрыгнуть на крышу гаража, а оттуда — на подстриженный газон. Никаких проблем.
Рука об руку мы бежим сквозь шёнебергскую ночь, Юдит выплакивается до опустошения, а её грудная клетка пышет жаром на пятьдесят метров, ей надо передохнуть, потом мы бежим дальше, и я знаю, что это лучший бег за всю мою жизнь, и он в миллионы раз лучше, чем была бы эта несостоявшаяся дефлорация, это само счастье, этот бег, это бегство, когда не с пустыми руками, когда они держат добычу, это ликование, и красота, и радость.
Бежать, бежать.
К каждому из наших чувств накапливается тысяча комментариев. В один прекрасный день ты испытываешь чувство и одновременно слышишь комментарий. Мозг выбирает самое подходящее — из кинофильмов, из книг, из слоганов. Мы — зеркальные кабинеты перед проектором.
Но сейчас ни один комментарий не пробивается к моему сознанию. Ни звука. Ничего не приходит в голову, ничего не лежит поперёк дороги. Настоящее счастье. Такое счастье. Какое счастье, что мне удалось его испытать…
— И куда же мы теперь? — спрашивает Юдит.
— У нас есть двести марок. А тут полно всяких пансионов.
— Я больше никогда не вернусь домой! Никогда больше!
— Ну и прекрасно!
— Что же мне делать?
— Хмм… Я не хочу тебе ничего навязывать, но если бы ты меня любила, всё было бы намного легче…
— Ну, хорошо! Тогда считай, что я люблю тебя…
Победа!
Победа. Хмм..

ГЛАВА 23. ЦИВИЛИЗАЦИЯ



в которой состоится последняя беседа и круг замыкается


Я открываю дверь и выхожу на балкон, подставляю себя ветру и мурлычу мелодию.
Моя нагота очень слабо защищена от взглядов. Но кому есть до этого дело? Мне нет. Я наг и нов и имею все шансы. Каменный пол балкона приятно холодит стопы, стоит глубокая ночь, мои руки опираются о перила, я крошу пальцами землю в цветочных горшках и поглядываю вниз на красные задние огни, которые удваиваются, когда весь этот железный поток начинает тормозить.
Таким голым я не был с тех самых пор, как сидел на берегу круглого Экскаваторного озера и смотрел в огонь костра. Весь мир тогда лежал передо мной и казался достойным завоевания, как женщина.
Юдит спит, ночь нашпигована глупыми вопросами, от которых никому нет никакого проку.
На бульваре шлюхи празднуют окончание рабочей смены, но есть ещё люди, которые прохаживаются в поисках, — ищут что-то такое, что надеялись здесь найти.
Я всех их люблю. Даже самых противных. Это правда. Я люблю их. Если в чём и состоит мой злой рок, так это обречённость на любовь.
Как часто я объявлял им войну и выкрикивал им в лицо свою ненависть! Но на самом деле всё было не так, меня только нужно было правильно понять.
Да это и самое разумное — любить их. Нельзя же всех убить. Это потребовало бы непосильно многого. Несколько попыток было предпринято — и не так уж далеко они привели.
Нагому и новому в последней летней теплоте всё кажется достойным рукопожатия, и борьба в воспоминаниях переплавляется в игру… как юные львята, которые валяются и грызутся в траве саванны.
Генеральная амнистия. Всем всё отпускается. Я вас побивал, но покончим с этим. Это была славная битва. Задним числом молено воздать ей должное.
И когда я вознёс мои пальцы и благословляюще творил крестное знамение над этой пустыней, а гиены собирали падаль, я заметил, что я не один на этом балконе.
Слева рядом со мной сидел на корточках некто — скрючившись, упершись лбом в колени.
Грабитель! Соглядатай! Подслушивающий! Или кто?
— Добрый день, Хаген! — сказал он низким голосом, не поднимая головы.
— Но сейчас ночь, чёрт возьми! — визгливо отругнулся я.
— И солнце светит для других. Мы уже знаем это.
О нет. Это он. Он нашёл меня. Мне надо куда — нибудь присесть. Мне дурно. Я озираюсь на балконе в поисках оружия. И тут он поднимает лоб. Темнота ещё скрывает его черты. Но я думаю, он улыбается.
— Ирод?
Он кивает. Потом включает карманный фонарик и светит мне прямо в глаза так, что я вообще больше ничего не вижу.
— Полиция сейчас очень занята, — сказал он. — Свыше двух сотен человек пришли к ним и заявили на себя. Каждый из них утверждает, что он — это я. Мои эксперименты и исследования обесценились, стали бессмысленными. Вся моя жизнь низведена к ничтожному результату из-за каких-то жалких воображал…
Что он хотел мне этим сказать?
— Ты хочешь меня убить? — испуганно спросил я. Неужто так быстро после победы приходит смерть?
— Убить? Я? Тебя? Как такое могло прийти тебе в голову?
Я пролепетал что-то насчёт ночи, нашпигованной вопросами. Он грубо перебил меня:
— Прекрати молоть эту чепуху! Мы же не на викторине «вопрос-ответ».
— Чего же ты тогда хочешь?
— Я хочу услышать окончание истории. Расскажи мне!
— Какой истории?
Он раздражённо вздохнул. Если бы я не был голый, я бы наделал в штаны от страха.
— Что случилось с мальчиком потом, после того, как он ушёл от японских шлюх? Что?
— Ах, это? Ну, как уже было сказано, потом были другие сигареты и другие улицы, и…
— Что «и»?
— Ну, да, потом мальчик, а вернее, не кто иной, как я, отправился тогда… Э-э…
— Куда?
Он угрожающе поднялся и ткнул мне фонарь прямо в лицо.
— Да, итак, я отправился и стал искать себе пристанище, и… и…
— Вот именно это меня и интересует С этого места рассказывай во всех подробностях.
Меня бросает в жар.
— Так вот, мальчик, а вернее, не кто иной, как я… снял комнату…
— Почему?
— Я… я…
Моя голова липко отвернулась и вжалась в угол балкона.
Ирод отвёл свой карманный фонарь чуть подальше от моего лица, и голос его стал немного помягче.
— Итак, определились: то был ты, и то была комната. Какая это была комната — большая?
— Ну, так, примерно восемь квадратных метров… может быть, девять.
— Так она была большая или маленькая?
— Мне казалось, что большая, да.
— В ней было пусто?
— Почти. Там стояли кровать и шкаф.
— А стены были белые?
— Когда-то давно точно были белые.
— И что, ты вошёл в комнату и закрыл дверь?
— Да.
— А что ты сделал потом?
— Ну, если мы не на викторине…
— Не на викторине! — прикрикнул он на меня и увёл луч света повыше над моей головой.
— Ну, хорошо, хорошо, потом я открыл окно, потому что воздух в комнате был застоявшийся, затхлый.
— А потом? Потом? Мальчик, я что, должен вытягивать из тебя каждое слово клещами?
— Потом., потом… Что же было потом? Ах да, я застелил постель. Потом зашёл кто-то из моих друзей, который случайно жил неподалёку. Он принёс мне подарки бутылку пива «Паулянер» и стакан «Пилъз» — и то и другое было завёрнуто в алюминиевую фольгу. Это были мои первые собственные хозяйственные предметы. Потом он мне помог принести со свалки стол. Стол был круглый На той же свалке для крупногабаритного мусора мы взяли и стул, но потом отнесли его обратно, потому что комната уже и так была забита, а сидеть можно было и на кровати. После этого я разобрал свои вещи из пластикового пакета Там были карманные шахматы, я положил их на середину стола. Было пять пар дешёвых носков, их я положил на верхнюю полку шкафа Мой паспорт и свидетельство о рождении которые имели уже изрядно потрёпанный вид, я положил в другое отделение шкафа. После этого я закрыл шкаф на ключ. Я открыл бутылку пива «Паулянер» и налил его в стакан «Пильз», при этом немного пролилось через край Я вытер лужу моим старым носком, сняв его с ноги.
После этого я повертелся туда и сюда я был воодушевлён и горд, что у меня есть теперь своя собственная комната. Я лёг на кровать и принялся кататься по ней с края на край.
Моя хозяйка, пожилая женщина с пористым лицом, была очень дружелюбна и поделилась со мной своей посудой Она дала мне тарелку, вилку, нож и две ложки — большую и маленькую.
После этого я читал газету и вырезал из неё портрет красивой женщины Я попытался прилепить картинку на стену слюной, но она не держалась, тогда я спросил у хозяйки, нет ли у неё кнопок.
После этого я на полчаса покинул комнату и отправился в близлежащий торговый квартал купить следующие предметы: консервный нож, банку равиоли, маленький кассетный магнитофон со встроенным радиоприёмником книгу, которая называлась «Смерть в кредит» Селина, буханку хлеба, две бутылки вина, одну из них дорогую, фунт кофе, полотенце для ванны, электронный будильник, бокал для вина великолепной формы три шариковые ручки — две чёрные и одну красную, — блок разлинованной бумаги, зеркало, две одноразовые зажигалки, красную свечу, серую майку без рисунка, трое трусов и штопор.
Вернувшись домой, я снял мою кожаную куртку, повесил её на плечики в шкаф и довольно улыбнулся увидев, как она висит Потом я открыл баночку равиоли и съел их холодными. Вскоре после этого пришли другие друзья — поприветствовать меня в моём новом жилище. Для всех не хватило места, и я попросил некоторых прийти попозже. Они принесли мне кое-что: три бутылки вина — две красного, одну белого, — а к ним пакет апельсинов, расшатанную механическую пишущую машинку, у которой не работала буква Q, а лента была уже совсем бледная. Потом ещё пять пустых кассет, связку из четырёх тысяч стихотворений, которые я оставил когда-то по забывчивости у одного из них, а также розовую свинку на счастье — с белым пятачком и белыми ушами.
Так моя комната за день постепенно наполнилась и перестала быть большой, но всё ещё оставалась уютной, и я уснул в ней крепким и сладким сном, а на следующее утро зарегистрировался в органах. Вскоре мне подвернулся случай по дешёвке раздобыть телевизор и проигрыватель, а ещё я купил пальто на зиму и новые сапоги. И электрическую плитку, которую я разместил на подоконнике так, чтобы окно можно было всё-таки открыть. Вскоре у меня завелись и домашние животные. Домовый гриб и прелестная серебряная рыбка…
Тут Ирод перебил меня:
— Прекрасно, прекрасно! Прелестный сверчок! А дальше?
— Что дальше?
— Разве потом в доме не появилась женщина?
— Да, весной. Её звали Ариана, она была очень робкой, а у кровати были такие жёсткие, выступающие края, от которых у нас постоянно появлялись синяки, но…
— Страсть?
— Да, вот именно, страсть всегда ездит зайцем, без билета, не правда ли? Это было чудесно, мы прожили с ней вместе три года, а потом случилась эта история с богатой женщиной в Вене, но это другая история, и Ари оставила меня.
— А потом?
— Потом я очень горевал, пролил много слёз и начал сомневаться.
— Вот именно.
Ирод благосклонно погладил меня по голове своим карманным фонариком.
— Ну и что? Что всё это значит? — спросил я, став вдруг любопытным.
— Да ничего, так, — сказал Ирод и плюнул через перила балкона. — Мне уже надо идти, — сказал он. — А тебе надо отдохнуть. Мы охотники и рубим жизнь, но мы также обогреваем ад и время от времени собираемся вместе. Желаю тебе много счастья, мой друг!
И он исчез. Прямо у меня перед глазами. Растворился в воздухе. У меня на экране закрытых век всё ещё метались полосы от его карманного фонаря. С этим парнем мне никогда не разобраться.
Мои члены постепенно расслабились. Опасность, кажется, миновала. Я вернулся назад, в комнату нашего пансиона, и лёг рядом с Юдит, обцеловал её правую руку от кончиков пальцев до подмышек, пока она не проснулась и не погладила меня.
Она приподнялась, опершись на локоть.
— С кем ты там разговаривал?
— Что?
— Я слышала сквозь сон, ты с кем-то разговаривал.
— Сам с собой, — сказал я, чтобы не тревожить её.
Она снова откинулась на подушку и обвила меня руками.
— Давай сделаем это ещё раз. Теперь, наверное, уже будет не так больно.
— Хорошо.

ГЛАВА 24. КОНЕЦ ЛЕТА



Вокзал. Отъезд. Эпислон


Над сооружением из стекла, железа и голубей нависла угроза осени. Тёплые дни собираются в отпуск. Мы стоим у железнодорожного полотна. Поезд, которого мы ожидаем, не отвезёт нас ни в какое определённое место. Это будет поезд, который просто едет, только едет, прочь от страны дураков, где мир есть лишь пустое времяпрепровождение.
Завтра истекает срок годности моего паспорта…
С востока отвратительно несёт церковным пением, завистью, жадностью и Великими Отечествами. Там нет места для удовольствий и забав.
На перроне.
На сей раз я вдвоём.
Уже превращённый в скелет, я налепил на свои останки плоть и кровь.
Поезд подъезжает.
В лесу, у Храма, проложено три метра рельсов. Они проложены для нас. Там мы и остановимся. Сам бы я до этого никогда не додумался.
Уведите от меня деток.
Пассажиры раздвигают двери вагона.
У окон поезда сидят все мои друзья, живые и мёртвые. Они свешиваются наружу, смеются и машут руками. Это поезд призраков. Карнавал тоски.
Мы занимаем свои места. Начинается радостная часть войны. Можно освобождённо заиграть марш. Живые восхищённо выглядывают наружу, в объятия окончания лета. Апофеоз счастья.
Я был чернотой под ногтями.
Теперь я хочу собрать себя в пиратский флаг.
Заселить дом среди домов, объездить корабль среди кораблей.
Теперь хорошо. Даже музыки не надо.
Юдит улыбается.
Мы растянемся на мягкой обивке, и я ей всё расскажу. С самого начала. Как всё было. И вот она меня слушает, вот она воспринимает меня и ждёт, раскрошив во рту то, что было ложью.
Свисток. Вокзальный придурок с красной отмашкой.
Всё рассказать.
Друзья штурмуют наше купе, поздравляют нас и издают радостные вопли.
Ковчег момента. С боковой качкой.
— Юдит, — лепечу я, — только будь рядом со мной осторожна… Я сейчас слон.
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В германской мифологии богини судьбы.
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